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			Mary had a little lamb,

			His fleece was white as snow,

			And everywhere that Mary went, 

			The lamb was sure to go.

			“Why does the lamb love Mary so?” 

			The eager children cry.

			“Why, Mary loves the lamb, you know.”

			The teacher did reply.

			S. J. Hale 

		

	
		
			Сад

			На станции Удельная Казанской железной дороги всегда светило солнце. Лёля и Мишка находили это удивительное явление естественным. Они были маленькие, ходили в сатиновых трусах, белых маечках и белых панамках. Голые грязные ноги мыли только вечером, на закате, когда земля становилась холодной, и бабушки надевали на них носки и одинаковые коричневые сандалии. Мытьё ног было сигналом к ужину. 

			Дачи Миши Аксельрода и Лёли Верещак примыкали друг к другу. Общим забором служила натянутая в несколько рядов проволока, под которой пролезть было пара пустяков. Софья Михайловна Аксельрод тонким голосом кричала: «Ми-и-и-ша!», и Мишка быстро нырял под проволоку, сразу оказываясь у себя на участке. Дача Верещаков, принадлежавшая Лёлиной бабушке, была угловая, на пересечении улиц Горького и Куйбышева, а следующая за ней, по улице Горького, была дача одинокой вдовы Марьи Борисовны. Все три участка сходились в одной точке, у колодца. Со стороны Марьи Борисовны была устроена аккуратная невысокая калитка со щеколдой. Проволочный забор же, разделявший Аксельродов и Верещаков, возле колодца обрывался, оставляя довольно широкий проход. Дети этим проходом пользовались редко. Со стороны Лёли к колодцу вела длинная извилистая тропинка, и напрямик, через участок, выходило намного быстрее. 

			Утром, спустив ноги с кровати, Лёля выскакивала из дома и неслась через все двадцать четыре бабушкины сотки к Аксельродам, чтобы проверить, проснулся ли Мишка. Если дверь была заперта, значит, Софья Михайловна ещё не выходила, не отпирала летнюю кухню-сарайчик и не включала керогаз. Нужно было ждать, и Лёля ждала, почёсывая тощие ноги одну о другую и приплясывая на траве, а бабушка Иродиада Яковлевна кричала:

			– Лёля, Лёля! Сейчас же марш домой! Умываться! Зубы чистить, немедленно! 

			Речь Иродиады Яковлевны, когда она разговаривала с внучкой, состояла почти из одних восклицательных предложений, потому что Иродиаде Яковлевне казалось, что обычным голосом не докричаться. 

			Услышав бабушкин зов, Лёля тяжело вздыхала, поджимала губы и, сердито сопя, шла, совершенно не понимая, зачем нужно тратить прекрасное солнечное утро с каплями росы на кустах, со свежей, сплетённой за ночь паутиной, запахом травы и влажной земли – на такую ерунду, как умывание. Бабушка Иродиада Яковлевна поступала бессовестно: после умывания заставляла причёсываться, не принимая никаких отговорок. Она расплетала ночные косы и, нещадно дёргая пряди, расчёсывала светлые Лёлины волосы, заплетая их тут же в две утренние косы, ничем не отличавшиеся от ночных. Лёля досадовала и даже однажды стала скрипеть зубами (она про это читала в книжке, и было интересно попробовать), но бабушка скрипа не одобрила: 

			– Лёля, что это? Что за звуки? Прекрати сейчас же! Испортишь эмаль на зубах! Ты же не хочешь всю жизнь провести в кресле дантиста?!

			– В каком кресле? – широко раскрыв глаза, с тревогой спросила Лёля. 

			– Дантиста! – ответила бабушка и дёрнула расчёской прядь волос. Лёля охнула. – Не дёргайся и не охай! У меня никогда не было девочек. Только мальчик. Где же я могла научиться причёсывать? А дантист – это зубной врач. 

			У зубного врача Лёля ещё ни разу не была, и поэтому бабушкина угроза Лёлю не испугала. У неё самой папа врач, правда, не зубной, так что же тут страшного? 

			После плетения кос наступал черёд завтрака. С Иродиадой Яковлевной спорить было бесполезно. Лёля ела обречённо и быстро, плохо понимая, что ест. Бабушка сидела напротив, пила кофе и читала книгу. Временами она отрывала взгляд от страницы и внимательно смотрела в Лёлину тарелку. Она никогда не забывала сказать «Жуй как следует!» и возвращалась к чтению. После завтрака Лёля сразу же убегала, сказав на ходу: «Спасибо, бабушка, я к Мишке». Иродиада Яковлевна, облегчённо вздохнув, говорила «На здоровье, деточка» пустой Лёлиной тарелке и наливала себе вторую чашку кофе. Она позволяла себе маленькую передышку перед тем, как взяться за дела.

			Иродиада Яковлевна вся состояла из правил, которыми мучила и себя и домашних. Правила были разные, на все случаи жизни, начиная от самых мелких, вроде того, что не дай бог Лёле было залезть мокрой ложкой в сахарницу (ужас, что будет!) – до строгого распорядка дня, да и всей жизни в целом. Наипервейшее правило касалось опрятности и гигиены. Сама она с детства была приучена не валяться в постели, даже по праздникам и выходным. С раннего утра её жидкие седые волосы были собраны в аккуратный пучок, было надето поношенное, но чистое и выглаженное домашнее платье. Только в таком виде Иродиада Яковлевна приступала к завтраку. Того же требовала бабушка и от всех членов семьи. Никто не видел её в халате, потому что этот предмет одежды она считала таким же интимным, как бельё. То есть халат у неё был, но надевала она его только перед отходом ко сну и рано утром. Иродиада Яковлевна сначала приводила себя в порядок, а уже потом стелила постель, и точно так же должна была поступать Лёля. Другое правило касалось продуктов и приготовления пищи. Покупные пельмени, котлеты и прочее в том же роде она не признавала, считая, что этим можно отравиться. Котлеты готовила сама, из трёх сортов мяса, и никак иначе. То же и пельмени. А тесто домашнее. Поэтому лапшу для супа в магазине не покупала, делала свою. И кто же покупает квашеную капусту, солёные огурцы и прочее в этом роде? Лежит в магазине в негигиеничных условиях и приготовлено неправильно. И так без конца. Она заставляла сына регулярно натирать паркет в городской квартире, усаживала невестку вместе с собой шинковать капусту, она стирала, крахмалила и гладила белье. Она хранила все документы начиная от свидетельств о рождении и кончая квитанциями за оплату жилья с довоенных времён. Объяснения её были самые простые и в том смысле, что неизвестно, чего ждать от завтрашнего дня. Рассказывала, что, если бы не припасы и огород, они с сыном в войну умерли от голода и что, если придут, у неё имеются все документы. Правда, добавляла она, это ещё никому не помогало, но хранить всё равно надо. Отступления от правил огорчали Иродиаду Яковлевну. Настроение портилось, и тут уж всем было несдобровать. Строгие установления, приобретённые в родном доме, Иродиада Яковлевна пронесла через войны гражданскую и Отечественную, через разруху и восстановление хозяйства и следовала им с тем же фанатизмом, как в свои гимназические годы и как потом, когда была сестрой милосердия в Первую мировую. Становой хребет порядка держал её тяжёлую жизнь. Словом, она была несгибаема.

			Лёле было хорошо известно, что, по заведённому порядку, от завтрака и до самого обеда она бабушке ничего не должна, а значит, совершенно свободна. Впрочем, существовали и запреты. Нельзя было выходить за забор без разрешения. Лёля как умный человек разрешения всегда спрашивала и, как правило, получала. 

			Примчавшись к Аксельродам в субботу, Лёля застала Мишку в унынии перед тарелкой каши. Овсянка, как безбрежный океан, простиралась от края тарелки до края, и всё это нужно было съесть. Лёля внутренне содрогнулась перед необъятностью задачи, и сердце её переполнилось жалостью. Толстый кудрявый Мишка, похожий на крупного купидона, горестно кивнул Лёле, вздохнул. 

			– Чего это у тебя? – почему-то шёпотом спросила Лёля. 

			– Каша, – плаксиво сказал Мишка. 

			– Ну? 

			– Вот, буду есть. 

			– Зачем? Ты разве овсянку любишь?

			Mишка так сжал губы и замотал головой, что стало ясно: он овсянку не то что не любит, а просто ненавидит.

			– Это тебе Софья Михайловна дала? – выпытывала Лёля. 

			Мишка два раза кивнул и в подтверждение съел ложку. Проглотив, он, видимо, почувствовал, что нуждается в перерыве, положил ложку и сказал стоявшей рядом Лёле: 

			– Cадись.

			Лёля села за стол, сложила руки и, внимательно глядя на Мишку круглыми зеленоватыми глазами, сказала: 

			– Зачем ты ешь кашу, если она тебе не нравится? Раньше ты так не делал. 

			– А сегодня бабушка велела. Она говорит, что я толстый, мне худеть надо. А овсянка полезная, и от неё не толстеют. 

			– А зачем же так много? 

			– А это она не рассчитала, и в кастрюльке много вышло. Бабушке выливать жалко. Лёлька, может, ты съешь половину? 

			– Не, я не могу, я овсянку ненавижу. 

			– Лёль, ну пожалуйста! 

			– Сам ешь.

			Мишка вздохнул и съел ещё. 

			– А бабушка сегодня пирожки с зелёным луком будет делать, – косясь на Мишку, мечтательно сказала Лёля. – Но это к обеду.

			– Пирожки-и-и? – тихо взвыл Мишка. 

			– Угу. 

			Мишка, ощутив всю меру Лёлиной женской подлости, отвернулся, уставился в тарелку и начал сосредоточенно есть. Лёле стало стыдно. Она нагнула голову, заглянула в Мишкины карие глаза и сказала: 

			– Ты не грусти. Я вот знаю, что делать надо.

			И она радостно улыбнулась, потому что её осенило. 

			– Ну? – Мишка недоверчиво глянул на Лёлю. 

			– Я сейчас быстро сбегаю к себе, возьму ведёрко. Мы кашу переложим в ведёрко, а сверху насыпем песок, – сказала Лёля и гордо осмотрела террасу Аксельродов.

			Большие окна были распахнуты в сад, и лёгкие занавески, сделанные Софьей Михайловной из крашенной в жёлтый цвет марли, надувались летним ветерком, как паруса. Получалось, будто бы они с Мишкой плыли на корабле. Лёля так живо себе это представила, что даже расхотела бежать за ведёрком, решив предложить Мишке играть в морское путешествие. Переведя взгляд обратно на  Мишку, она поняла, что с кораблём придётся повременить.

			Мишка обрадовался, глаза его загорелись надеждой и мстительной радостью. Лёля действительно быстро сгоняла домой и обратно. Озираясь, благополучно перелили кашу, и Лёля снова умчалась – скрывать следы преступления. 

			Счастливый, но голодный Мишка принялся за буханку чёрного хлеба, оставленную Софьей Михайловной на столе, и, ломая её и посыпая солью, сам не заметил, как умял больше половины. Вернувшаяся из летней кухни Софья Михайловна остолбенела.

			– Мишенька, где же хлеб? – тоненьким дрожащим голосом спросила она.

			Мишка, начавший икать от сухомятки, сказал: 

			– Бабуль, я съел не нарочно. 

			– А кашу? – с тревогой спросила бабушка. 

			– И кашу тоже, как ты велела. 

			– Миша! – с немилосердным ударением на «и» сказала бабушка. – Побойся бога! Ты большой мальчик! У тебя, не дай бог, будет заворот кишок. Нельзя столько есть. 

			– А я, бабуля, кашу съел, потому что ты велела, – проникновенно глядя в глаза бабушке, врал Мишка. – А потом мне от неё противно стало, и я хлебом заедал. А можно мне молока попить?

			– Можно, можно, маленький! – жалостливо скривив губы, проговорила Софья Михайловна и увела Мишку за собой на кухню. 

			Там, в ледяном и тёмном погребе, хранилось молоко. Сверху его плотно покрывала толстая пенка самого нежного кремового цвета. Бабушка пенку не дала, а, осторожно держа в руках скользкую запотевшую крынку, налила полную кружку молока. Мишка с наслаждением пил, прикрыв глаза. Напившись, он, однако, икать не перестал. Софья Михайловна, чувствовавшая свою вину за кашу, вытерла Мишке молочные усы, прижала к себе его кудрявую голову и с чувством поцеловала в макушку.

			– Ба, я пойду с Лёлей играть? – глухо спросил Мишка, уткнувшись в бабушкин живот.

			– Иди, Мишенька. 

			– А за забор – рисовать – можно? 

			– Можно, только будьте осторожны: вдруг машина? И пусть Лёля обязательно спросит разрешения у Иродиады Яковлевны.

			– Ага, я пошёл, – сказал Миша и побежал из сумрака и сырой прохлады летней кухни на волю, в сад, к Лёле. 

			За калиткой проходила сухая песчаная дорога с заросшими подорожником и крапивой обочинами. Мишка был страстным рисовальщиком, но в своём, особенном роде. Лист из альбома и акварель были ему ни к чему: он нуждался в просторе. Взяв тонкий крепкий прутик, верно набросал льва, носорога, зебру. Лёля стояла рядом, на ходу выдумывая разные африканские приключения. Любимой игрой была игра во льва и воина. Лев под Мишкиной рукой принялся носиться тут и там по саванне, убивая разную африканскую дичь, а потом положил её к ногам воина. Львиный рык был слышен не только слева, у Верещаков, но и справа, на даче Аксельродов. Лёля была воином. Она то важно расхаживала по обочине, отдавая приказания льву, то скакала верхом на коне. Проходившие мимо люди, особенно женщины, восхищались и сюсюкали, видя Мишкины рисунки. 

			Наигравшись, разошлись, потому что у Мишки были и другие интересы. Во-первых, у него был гербарий. Вместе с матерью он собирал растения, аккуратно засушивал их между листами альбома и делал подписи по-русски и на латыни. Мать находила ему все названия, и Мишка аккуратно выводил их на странице. Таинственные и смешные латинские слова преображали самые простые сорняки. Бабушка регулярно полола огород, выдёргивала сорную траву с длинными цепкими корнями, и это ненужное и вредоносное тоже имело смысл и название, про сорняки можно было прочитать в книжке, разглядеть их, расправляя вялые листья на странице альбома. Лёля увлечения гербарием не понимала: занятие нудное и девчоночье, для мужчины неподходящее. 

			У самой Лёли никаких особых увлечений не было. Однако бабушка, любившая всякое рукоделье, пыталась научить Лёлю вышивать. Лёле был подарен кокетливый набор из шести носовых платочков, ниток мулине, напёрстка и иголок. Получив такую бесполезную вещь на Новый год, Лёля расстроилась, но потом смекнула, что носовые платки пойдут на одеяльца для пупсиков. Однако бабушка настояла на своём, усадила её подле себя и показала, как нужно вышивать крестом. Лёля тут же исколола в кровь пальцы. Нитки путались, стежки выходили кривыми, и она огорчалась, чувствуя, что безнадёжно портит кукольное приданое.

			Иродиада Яковлевна, сама умевшая прекрасно вышивать по канве и снабдившая чудными диванными подушками всех родственников и подруг (прекрасный подарок на день рождения!), изумлялась бездарности единственной внучки. Было решено начать с простого: научить девочку пришивать пуговицы и штопать. Дело нужное. Сама Иродиада Яковлевна пережила тяжёлые времена, не раз оставалась без средств, но выходила из положения, мастерски владея штопкой, а также перелицовкой одежды. Однако из бабушкиной затеи толку не вышло, и рукоделье Лёля забросила. 

			А вторым увлечением Мишки был толстый хомяк. Мишка смотрел на него нежно, гладил шкурку и что-то шептал себе под нос. Иногда он доставал хомяка из клетки и так, держа зверушку в руках, мог сидеть довольно долго, шевеля пальцами и устремив туманящийся взгляд в никуда. Лёлиных чувств глупый хомяк не задевал. Она смотрела на него как на Мишкину странность, вместе с Мишкой принимая и хомяка. Она никогда не морщилась от противной хомячьей вони и даже вела с Мишкой разговоры про его повадки. Для чего нужен хомяк, думала Лёля, если он не кошка и не собака? Что в нём проку? А Мишка хомяка любил и, видимо, чувствовал что-то недоступное Лёле. 

			Мишкина жизнь была хорошо организована. Как-то так у него получалось, что для всего отводилось время: и для рисования, и для гербария, и для хомяка. Дел было полно, и Мишка никогда не скучал. 

			После увлекательной игры на дороге Мишка взялся за гербарий. Лёля было пошла за ним, но он стал молчалив и сосредоточен, и Лёля, соскучившись, ушла к себе и достала кукол. 

			Кроме кукол, у Лёли была ещё прекрасная игрушечная мебель и посуда. Кукольная квартира имела добротный деревянный гарнитур, крытый лаком. Имелись кровать с матрасом, круглый стол на одной ноге, двустворчатый гардероб и комод с малюсенькими ящичками. Лёля вытащила это богатство из коробки и расставила на траве под большой сосной. Розовато-оранжевая кора источала густой смолянистый запах. У подножия дерева была уютная ложбинка, и здесь отлично помещалось всё кукольное добро, словно в маленькой квартирке.

			Играть в дочки-матери пришла тихая девочка Ируня – Лёлина подружка и бабушкина дачница: Васильевы снимали у Иродиады Яковлевны комнату с террасой. Ируня была тихая, но вредная. Она сразу захотела завладеть кукольной кроватью, но Лёля не уступила, и Ируня принялась щипаться, больно выкручивая Лёлину кожу. Ируня при этом сама морщилась, плотно сжимая губы, и тихонько шипела. Лёля в долгу не осталась и стукнула Ируню как следует в живот. На вопли прибежали Иродиада Яковлевна и Лариса Григорьевна, Ирунина мама. Лариса Григорьевна, негодуя, увела Ируню, обещая больше никогда не разрешать ей играть с Лёлей, но Ируня, поплакав, запросилась обратно. Лёля простила. Принялись играть. Но тут пришёл Мишка с колодой карт: Ирунины вопли отвлекли его от гербария. 

			– Давайте в пьяницу играть, – сказал Мишка и показал зажатую в руке колоду. 

			– Уходи отсюда! – нахмурившись и зло глядя из-под блестящей светлой чёлки, сказала Ируня. – Мы в дочки-матери играем! 

			Мишка перевёл взгляд на Лёлю, словно спрашивая у неё: как, мол, – будем в карты резаться? И Лёля, мстительно глянув на Ируню, сказала:

			– Давайте лучше в карты. В дочки-матери расхотелось. Ируня, ты будешь? 

			– Я-а-а! Я домой пойду, раз вы такие. 

			– Да? Ну и иди, пожалуйста, – улыбнулась Лёля. – Пойдем, Мишка. Мне только кукол убрать, а то бабушка ругается. Помоги, ладно?

			Они из-под самого Ируниного носа стали забирать кукол и мебель, а Ируня сидела растерянная, не зная, что делать: то ли идти играть в пьяницу, уступив Лёле, то ли отправиться домой с гордым и обиженным видом и уж там как следует нажаловаться маме. Лариса Григорьевна всегда безоговорочно была на стороне Ируни, жалела её и ругала чужих детей. Ируня выбрала второе.

			– Я с вами больше не вожусь! – чуть не плача сказала она. – А ты, Мишка, жиртрест и колбаса! Вот!

			Ируня показала розовый язык, подхватила свою куклу и, пихнув на прощание рассаженных Лёлиных кукол, убежала к себе. 

			– Жалко, что Ируня ушла, – грустно сказала Лёля. – Это всё ты, Мишка, виноват.

			– Я? – потрясённо спросил Мишка. – Я ничего не делал, только в карты звал играть.

			Мишка растерялся и обиделся. 

			– Ну и ладно! Давай вдвоём играть. Она очень вредная девочка, без неё лучше.

			Мишка расцвёл, радостно посмотрел на Лёлю, и они пошли к большому столу, стоявшему в увитой диким виноградом беседке. Здесь царила нежная тень, было нежарко, узор из солнечных пятен лежал на клеёнке. В прошлом году одна ножка стола сгнила и подломилась. Лёля смотрела, как чинили стол. Толстое круглое бревно, служившее опорой, вынули, и нижняя часть оказалась трухлявая, сгнившая, а в ямке сидел огромный белый червяк, который, очевидно, и сгрыз дерево. Лёля изумилась, увидев такого огромного червяка. Раньше она видела только дождевых – розовых и коричневых, похожих на шнурки. Этот же был совсем другой: большой, толстый, мучнисто-белый. Сладкое отвращение подкатило откуда-то из живота. Смотреть на червя было противно, но и отвести взгляд Лёля не могла. Это чувство сладкой гадливости, дрожь отвращения она испытывала впервые. И потом в жизни, когда приходилось ей вновь его испытывать к вещам или людям, белый червь всегда всплывал перед её внутренним взором. 

			В карты играли долго, до самого обеда. Мишка был игроком солидным, сдержанным и доброжелательным. Как Ируня, не вредничал. Игра получалась тихая и увлекательная. Один раз выиграл Мишка, и два – Лёля. Лёля было уже собралась в четвёртый раз перетасовать мятую колоду, как издалека раздался голос Софьи Михайловны:

			– Ми-и-ша! Обе-е-дать!

			Мишка встрепенулся, крикнул громко: 

			– Иду-у-у! – и со словами:  – Поешь – приходи! – нырнул в гущу сирени.

			– Миш, подожди! – попыталась было остановить его Лёля. Ей хотелось сыграть ещё разок, пока Иродиада Яковлевна не позвала, но Мишка уже умчался. Лёля вздохнула, поболтала босыми ногами, поводила большим пальцем по земле, пытаясь нарисовать собаку (она тренировалась втайне от Мишки), но ничего путного не вышло. Лёля вздохнула и пошла на кухню. Там тихо села на табуретку, сложив руки на коленях.

			Иродиада Яковлевна удивлённо посмотрела на Лелю и, улыбнувшись, сказала:

			– Ты что? 

			– Ничего, бабуля, – пожав плечами, ответила Лёля. – Я обедать пришла. Мишку уже позвали.

			– Молодец! Тогда давай помогай мне. Вот, на стол накрывай. Доставай всё из буфета. 

			Лёля не любила полутёмную сыроватую кухню, заставленную ненужными вещами, привезёнными из города. На табуретках под окном стояли три ведра воды, накрытые крышками. Бабушка ходила недавно к колодцу. Лёля соскочила с табуретки, взяла специальный, «водяной», ковшик, зачерпнула из ведра и стала жадно пить. Колодезная вода ломила зубы. Напившись, открыла старый буфет с зеркальными стёклами и резными фруктами на дверцах, но весь покосившийся и разбухший от сырости, и достала оттуда разномастные тарелки и приборы. Бабушка требовала, чтобы Лёля всегда ела ножом и вилкой, пользовалась салфетками, а тарелку с супом приподнимала за край от себя. Бабушка налила полные тарелки щей и села к столу. Лёля щи терпеть не могла, но ела, потому что Иродиада Яковлевна вела хозяйство экономно, к капризам была равнодушна и более всего в ребёнке ценила дисциплину и порядок. 

			Иродиада Яковлевна сидела необыкновенно прямо, как она сидела всегда, царственно подняв голову и строго глядя на Лёлю через очки. Лёля, даже не пытаясь спорить, принялась за щи, покосилась на холодный примус и спросила с надеждой и укоризной:

			– А пирожки?

			Иродиада Яковлевна улыбнулась лукаво и насмешливо и сказала: 

			– Какие пирожки? 

			Лёля, не донеся ложки до рта, возмутилась:

			– Пирожки! Ты обещала! Сама утром говорила.

			– Ах, пирожки! Да-да, припоминаю. Я думала, ты забыла.

			– Забыла? С луком!

			– С луком, верно. Да ты не волнуйся, Лёлечка. Я испеку, но это к вечеру, когда наши приедут. Что же сейчас печь? Холодные будут. Ешь, не вози ложкой по тарелке!

			– А когда папа с мамой приедут?

			– Когда? Ну, как всегда, вечером, после работы.

			– Ох, ещё долго ждать.

			– Ничего, время бежит быстро. Доела? Давай тарелку. 

			– А что на второе?

			– Пюре и котлеты.

			– Пюре? – обрадовалась Лёля. Котлеты она не любила, но картофельное пюре готова была есть каждый день. – И огурчик солёный мне дай.

			– Непременно, деточка.

			Иродиада Яковлевна нежно взглянула на внучку, поднялась и пошла за вторым.

			Тихо шло обеденное время. Ели в молчании, думая о своём. Лёля представляла, как она будет караулить у калитки папу и маму. Она подумала, что стоит взять с собой волан и ракетку и потренироваться немного или даже поиграть с Мишкой, если того отпустят за забор.

			В любом случае времени было предостаточно, и Лёля решила, что сначала она, пожалуй, заглянет к Марье Борисовне, поздоровается и, если та позовёт, пойдёт к ней на террасу.

			Иродиада же Яковлевна размышляла о пирожках и о сыне Лёке. Она ждала его с не меньшим трепетом, только тайно и ревниво. Страстная любовь к сыну не уменьшилась с годами: чувство было то же, что и до войны, когда Иродиада Яковлевна была молода, а Лёка мал. Лёка вырос, и пришлось отдать его Гале, родилась Лёля, Иродиада Яковлевна состарилась, и утренний Лёкин поцелуй доставался теперь другой женщине. Иродиада Яковлевна не только не любила, но презирала невестку. Будь на месте Гали другая, она не любила бы и другую, но Галя, принимая Лёкину любовь, слишком мало давала взамен. Она не берегла Лёкин сон, не любила и не хотела готовить. Одевалась  слишком хорошо и говорила, что в очереди только дураки стоят, а умные или всё берут с чёрного хода, или едят одну картошку. Даже Лёля не примиряла Иродиаду Яковлевну с существованием невестки. Впрочем, Лёлю она любила как Лёкину дочку, как что-то появившееся от Лёки и принадлежащее ему. Берегла девочку как Лёкино добро, но не любила так глубоко и сильно, как сына.

			Вздохнув в ответ собственным мыслям, Иродиада Яковлевна посмотрела на Лёлю, увидела, что та покончила с котлетой и пюре и догрызает солёный огурец, встала и налила девочке компот, сваренный накануне из крыжовника, забракованного для варенья. Хозяйство Иродиады Яковлевны было безотходным. Лёля равнодушно выпила компот и спросила, впрочем, не рассчитывая на успех: 

			– А мороженое можно? Дай пятнадцать копеек, я за мороженым сбегаю.

			– Мороженое? Нет, это ни к чему. Горло заболит. Вот родители приедут, пусть делают что хотят.

			Иродиаде Яковлевне было жалко денег на такую ерунду. Сумма мизерная, однако на это можно купить карамели к чаю на всю семью. А мороженое Лёля уплетёт и не заметит. 

			Лёля театрально вздохнула и сказала: 

			– Спасибо, бабуля. Можно я к Мишке?

			– Ступай.

			– А к Марье Борисовне – можно?

			Иродиада Яковлевна посмотрела на Лёлю и спросила:

			– А это зачем? Что вы туда ходите? Марья Борисовна взрослый человек, и нечего вам там делать.

			– Ну пожалуйста! Она нас сама зовёт, и мы совсем не мешаем.

			Иродиада Яковлевна пожала плечами. 

			– Только не надоедать! Как только позову, сразу домой. Вот лучше бы с Ируней играли, это вам компания по возрасту.

			– С Ируней я уже играла сегодня, и она сама ушла, – надув губы, сказала Лёля. – Ируня вредная: вон как ущипнула.

			Иродиада Яковлевна взглянула на ущипнутую руку, покачала головой и сказала:

			– Безобразие! Я ещё раз поговорю с Ларисой. Что это, в самом деле! Как можно так баловать и распускать ребёнка! Границ не знает.

			Она не объяснила Лёле, кто не знает границ, и Лёля подумала, что это Ирунина мама, Лариса Григорьевна. Бабушкино неодобрение было приятно Лёле. 

			Красивая Лариса Григорьевна вся была какая-то жёсткая, очень похожая на своё имя. Казалось, она сама была, как буква «р», громыхавшая в её имени: тонкая, высокая и прямая, с очень большой грудью, роскошной плотью выпиравшей из сарафана. Лариса Григорьевна холодно и неподвижно смотрела на детей, и, только когда оборачивалась к Ируне, взгляд её становился мягким, податливым, как сливочное мороженое. Она всегда была возле Ируни, незримо, и по первому зову дочки вырастала, словно из-под земли. Лёля отчасти верила, что она прячется в кустах, а Мишка, со своей основательностью, уверял, что у неё есть бинокль и она смотрит из-за забора. Однажды Лёля решила проверить эту гипотезу и спросила ни о чём не подозревавшую Ируню, нет ли у её папы, Фёдора Петровича, бинокля. Однако Ируня ответила, что нет, бинокля нету, и вообще её папе бинокль ни к чему. Вопрос о бинокле вызвал почему-то в Ируне досаду, словно Лёля её дразнила, однако придраться было не к чему. И всё же Ируня привычно надулась и запищала:

			– Мама-а-а!

			Лариса Григорьевна прибежала, но никак не могла понять, о каком бинокле идёт речь и почему из-за этого бинокля Ируня плачет. 

			Лёля слезла с жёсткой табуретки и не спеша вышла из полумрака кухни на послеполуденное солнце. Перед ней простирался бабушкин сад. Сейчас, в середине лета, вдоль большой дорожки, шедшей от калитки к дому, цвели флоксы. Возле самого дома бабушка разбила клумбу и засадила её розами. Чуть дальше, на границе с огородом, росли высокие гладиолусы, которые Лёля не любила, и щетинистый мак с большими цветами, горевшими на солнце, как пионерский галстук. Цветы быстро теряли лепестки, рассыпались и оставляли после себя большие зелёные коробочки, которым предстояло высохнуть и раскрыться. Тогда из-под ребристой крышечки, из маленьких дырочек, сыпался на ладонь мак, и Лёля старательно его слизывала. Мак был чуть сладковатый и серый, совсем не такой, как в булках, но всё равно вкусный. 

			После обеда бегать не хотелось, и Лёля степенно пошла к Мишке по петлявшей между сосен дорожке, к колодцу. На полпути, между двумя старыми ёлками, висели детские качели. Лёля уселась на них и, оттолкнувшись от сухой, покрытой опавшими еловыми иголками земли, принялась не торопясь раскачиваться. Она задрала голову, прикрыла глаза и наблюдала, как голубые пятна неба сменялись зелёными пятнами листвы. Всё качалось и плыло перед Лёлиным взором, а где-то совсем близко, в траве, стрекотал кузнечик, и слышно было звяканье посуды на террасе у Аксельродов. Мишка, видно, до сих пор обедал.

			Мишка сидел за столом с бабушкой Софьей Михайловной и дедушкой Григорием Евсеевичем и ел голубцы. Голубцы были так себе, скучная еда. Мишка предпочёл бы сосиски, но бабушка наварила целую кастрюлю на всех: вечером ждали Мишиных родителей. 

			Мишка ел усердно, потому что, если вдуматься, даже голубцы могут доставить удовольствие. Он отламывал кусочки фарша, обмакивал в соус и отправлял в рот. Жевал не торопясь, а бабушка тем временем говорила, не умолкая ни на минуту. 

			Софья Михайловна, маленькая, сухая, с острым носом и стрижеными седыми волосами, много и суетливо двигалась. Даже сидя, она не останавливалась ни на минуту: подливала, нарезала, двигала приборы и тарелки. Ей казалось, что без её помощи ни муж, ни внук не донесут ложку до рта, и она всё старалась устроить так, чтобы им было удобнее обедать. Её суетливая забота странно противоречила тому, что она говорила. Речь же Софьи Михайловны сводилась к тому, что она мученица, всё делает сама, никто ей не помогает, а если и берутся за дело, то всё делают не так. Голос у Софьи Михайловны был пронзительный, так что в целом выходило утомительно. 

			– Эту тыкву, Гриша, Зиночка привезла. Ты знаешь, какая это тыква? 

			Григорий Евсеевич помотал головой, но ответить не мог, потому что рот его был набит голубцами.

			– Это, Гриша, тыква необыкновенная! Она сладкая, да! Это сорт такой. А лето стоит сухое, – Софья Михайловна повела рукой, в которой как раз оказался кусок хлеба, отрезанный для Григория Евсеевича, как бы призывая всех убедиться в том, что лето, да, действительно выдалось сухое.

			– Лето сухое, солнечное. Так? Гриша, так? 

			Григорий Евсеевич поспешно прочистил горло и с натугой сказал:

			– Так. 

			– А ты, Гриша, что ты сделал? – трагически вопросила Софья Михайловна и с укоризной, как-то сверху вниз, посмотрела на мужа.

			– А что я сделал, Сонечка? – переполошился Григорий Евсеевич и не только перестал есть, но даже слегка отодвинул от себя тарелку.

			– Ты загубил тыкву, – упавшим голосом сказала Софья Михайловна.

			– Как это – загубил? Что ты говоришь, Соня?

			– Ты её поливал?

			– Поливал.

			– Вот. Наверняка, поливал неправильно. Я сегодня полола, дошла до тыквы, думаю: от чего это она, лапочка, так растёт плохо? Лето-то сухое, солнечное. Приподняла её, а она вся гнилая! Гнилая, Гриша! Ты понимаешь, что это значит?

			Григорий Евсеевич молчал, лишний раз доказывая, что он ничего не понимает. 

			– Ты понимаешь, что у всех есть тыквы – таким сухим и солнечным летом! – и только у нас, дураков, она сгнила. Ты посмотри, разве у Иродиады Яковлевны есть гнилые тыквы?

			Григорий Евсеевич отрицательно помотал головой.

			– Правильно, нет и быть не может. А между прочим, наш Боренька очень любит тыквенную кашу. Вот их Лёка тыквенную кашу есть будет, а наш Боренька – нет.

			Голос Софьи Михайловны дрогнул. Казалось, она вот-вот заплачет над незавидной судьбой сына Бори, но в эту минуту Мишка, доевший голубцы под бабушкин монолог, попросил компот. И он получил, как и Лёля, компот из крыжовника, так как на обеих дачах собрали урожай и варили одинаковое варенье. Софья Михайловна раздумала плакать, сбегала за компотом и щедрой рукой налила полные стаканы Мишке и Григорию Евсеевичу.

			– Вкусный компотик, Мишенька?

			Мишка выпил компот одним духом, зажмурился от удовольствия, а потом чайной ложкой достал из стакана ягоды и набил ими рот. Ответить бабушке он не мог, только часто кивал.

			– Вот посмотри на ребёнка, – не унималась Софья Михайловна. – И он бы тыкву ел, если бы была. А теперь-то уж что? Нету! На рынке прикажешь покупать? Это при своём-то огороде? Верещаки, вон, ничего на рынке кроме картошки не покупают, а мы, значит, миллионеры, Гриша? Я тебя спрашиваю, миллионеры мы?

			– Нет, Соня, нет, – обречённо отвечал Григорий Евсеевич, – мы не миллионеры.

			– Ба, я есть кончил, я пойду? – басом спросил Мишка, ничуть не обращавший внимания на бабушкины речи.

			– Куда, Мишенька?

			– К Лёле, – удивлённо ответил Мишка, потому что ясно же было, что после обеда надо бежать к Лёле. 

			Мишка спрыгнул со ступенек террасы и побежал к проволочному забору. У забора росла колючая бабушкина малина, и ягод было полно. Мишка притормозил, сорвал несколько ягод и, прежде чем положить их в рот, внимательно рассмотрел каждую: нет ли червяка? Малина, раздавленная языком, дала обильный и сладкий сок. Оглянувшись на террасу, с которой слышался бабушкин голос, он уплетал ягоды. Бабушка не разрешала есть много малины: берегла на варенье. С перепачканным ртом Мишка двинулся вглубь – туда, где был их с Лёлей лаз. По дороге ему попалась на глаза злосчастная бабушкина тыква, росшая в сторонке у забора, и он решил пойти посмотреть, как она сгнила. Тыква лежала на земле, маленькая и невзрачная. Мишка приподнял её и сморщился. Она была противная на ощупь: тёмная, мягкая, с мелкими дырочками, проделанными сновавшими туда и сюда муравьями. Мишка вздохнул: ему было жаль тыкву. Он представил, какая она могла вырасти большая и оранжевая, с твёрдыми глянцевыми боками. А вот теперь и не вырастет, и муравьи её съедят, а внутри, может, есть и червяк – и это всё оттого, что дедушка загубил её таким сухим летом. Впрочем, долго горевать не хотелось. Опустив тыкву на сырую землю, Мишка пролез в дыру на участок Верещаков. Он было задумался: где искать Лёлю – в доме или на кухне? Но тут услышал громкий Лёлин голос, воинственно и фальшиво певший:

			– Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих, близится эра…

			Мишка рванул к качелям и увидел Лёлю, которая сильно раскачивалась, держась за верёвки.

			– Лёлька, ты чего? А я уже пообедал.

			– Подумаешь, – сказала Лёля, – я уже давным-давно поела и качаюсь, а тебе пока не дам... Клич пионера: «Всегда будь готов!» – вдруг басом заорала она.

			– Ну и пожалуйста. А я, между прочим, не просил, – обиделся Мишка. – Я просто так пришёл. Зачем ты орёшь?

			– Я не ору. Это так петь надо. Не понимаешь? Песня боевая, пионерская. Её поют с душой. Я, знаешь, Мишка, мечтаю стать пионеркой! Повяжут галстук, и я буду как тимуровец.

			– Да, это здорово, – неуверенно сказал Мишка. – А я больше хочу собаку, но папа не соглашается. 

			Мишка вздохнул и посмотрел куда-то в просвет между старыми вишнями, словно там можно было увидеть собаку.

			– Да, собака – это здорово. Но я больше всего хочу быть пионеркой и курить, как мама, но это когда вырасту.

			– Кури-и-ить? – удивился Мишка. – Ты что? Это нельзя: вредно и не украшает женщину, – назидательно заключил он, повторяя слышанное дома.

			– А вот и нет! – воскликнула Лёля, затормозила ногой, слезла с качелей и подобрала с земли сухую ветку. Она отломила палочку сантиметров в десять, послюнила пальцы, протёрла её слюной и своими сатиновыми трусами, сунула в рот и прищурила левый глаз. Постояв так и показав Мишке, как она будет курить, Лёля прошлась с «сигаретой» мелкими неторопливыми шажками. 

			Мишка не стал смотреть на Лёлино представление, а быстро вскочил на качели и начал раскачиваться. Довольный достигнутым результатом, он примирительно заявил:

			– Ну ты, конечно, можешь курить, если хочешь. Я с тобой всё равно дружить буду.

			– Ай-яй-яй! Подумаешь! – презрительно скривилась Лёля. – Твоя мама не курит, вот ты и говоришь, а если бы курила, ты бы тоже хотел.

			– Не-а. Сигареты – вонючие.

			– А вот и нет. Моя мама курит, и от неё всегда приятно пахнет. И у неё есть духи. Флакон хрустальный, весь переливается. Папа привёз из Риги. Слезай с качелей.

			– Лёль, ты же сама ушла, – взмолился Мишка. – Я покатаюсь пока, потом слезу.

			– Нет, ты толстый. Верёвки оборвёшь. Вон, слышишь, как петли скрипят? А вдруг ты упадёшь и разобьёшься, даже ногу сломаешь? А я потом, что, виновата буду, да?

			Лёля смотрела на Мишку зло и строго.

			– Чего я тебе сделал? Покататься, что ли, нельзя? Ты что, как Ируня, да? Раз качели твои, так мне уж и нельзя немножко?

			Лёля уже устыдилась собственной вредности, но как помириться с Мишкой, не уронив себя, не знала и поэтому, надменно поведя головой, сказала:

			– Ну и качайся. А я к Марье Борисовне пойду, мне бабушка уже давно разрешила.

			Она посмотрела на Мишку насмешливо и выжидательно: что-то он теперь скажет?

			– Да? Я, Лёль, тоже пойду.

			Он перестал раскачиваться, и качели замедлили ход.

			– Пойдёшь? – Лёля изобразила удивление, высоко подняв брови, как это делала мама. – Ты же качаться хотел? Вот, пожалуйста.

			Она милостиво кивнула, разрешая Мишке то, что ему уже было не нужно, и, боком протиснувшись между качелями и кустами, пошла по дорожке в сторону колодца. Голова её была слегка повёрнута к нему, и Мишка, ничего не смысливший в тонкостях девчачьего обращения, слез проворно с качелей и побежал за ней, говоря на ходу: 

			– Это я раньше качаться хотел, а когда ты сказала про Марью Борисовну, – расхотел. Пойдём, только мне, наверное, тоже бабушку спросить надо. Лёль, ты подождёшь меня? – Он заглянул ей в лицо, и она, нарочито вздохнув, кивнула.

			– Я тебя у колодца подожду.

			– Угу, я быстро.

			Мишка рысью припустил вперёд, а Лёля пошла не спеша, размышляя о том, что на дорожке из-за деревьев не видно дач, и получается, как в волшебном лесу. Принц так же шёл к замку Спящей Красавицы, а кругом были ветки. Если лезть напролом, обязательно поцарапаешься, а ещё может ветка воткнуться в бок или в глаз. Лёля решила испробовать, что выпало на долю принца, сошла с дорожки и стала продираться сквозь ветки старых вишен, сквозь бузину, сорняки и крапиву, укрывшуюся от рук Иродиады Яковлевны в недоступных местах. Ветки тыкали и стегали Лёлю, но она лезла. Опасно трещали, цепляясь за что-то, трусы, в волосы набивалась труха. И совсем трудно стало, когда путь преградили смородина и крыжовник. В чёрной смородине Лёля чувствительно поцарапала руку и к колодцу вышла изрядно помятой. Она вспотела и тяжело дышала, но глаза горели победным огнём.

			Возле колодца земля была всегда холодная и сырая, и Лёля с удовольствием стояла и ковыряла её большим пальцем ноги, внимательно разглядывая царапину у себя на предплечье. Со своего участка прибежал запыхавшийся Мишка и сразу выпалил:

			– Бабушка разрешила! Пошли.

			Обнаружив Лёлю в столь потрёпанном состоянии, он позабыл, что ещё хотел сказать.

			– Ты чего, упала?

			– Нет, это я через кусты. Хотела посмотреть, пролезу ли.

			– А-а! Трудно?

			– Ага, чуть глаза не выколола! – радостно сообщила Лёля. – Пить теперь очень хочется. Мишка, накачай водички.

			Мишка смотрел на Лёлю, восхищаясь ею и её приключением, и сразу же бросился качать. Лёля намочила лицо и пила, нагнувшись, хватая ртом холодную воду.

			– У-у-у! Холодно! Ты будешь? Давай я покачаю.

			Они поменялись местами. Мишка пил, и вода текла по его лицу и груди. 

			– Всё, больше не могу, – сказал Мишка, отваливаясь от колодца.

			Вокруг стояла послеполуденная тишина, пахло мокрой землёй, травой и ещё чем-то сухим и тёплым. Мишка задрал голову, посмотрел в небо, голубое, с редкими пушистыми облаками, и удовлетворённо шмыгнул носом. 

			– Ну что, пошли? – сказал он, опуская голову, и Лёля послушно открыла калитку.

			Дача Марьи Борисовны странным образом отличалась от соседских. Здесь царил сумрак: до того густо росли старые ели, бузина и кусты рябины. А всё свободное пространство было тщательно перекопано домработницей Нюрой, жившей у Марьи Борисовны уже много лет. Нюра вечно торчала в огороде. Она что-то полола, подоткнув подол, яростно орудовала лопатой, но ощущение было, словно она копает траншеи, а не сажает овощи: ничего-то весело не зеленело над сухими и унылыми комьями земли. Лёля всегда удивлялась: отчего это участок Марьи Борисовны такой неуютный? Словно этот забор отделял зоны разного климата. У Иродиады Яковлевны всё цвело, зеленело, завязывалось, плодоносило. Лёлина бабушка вечно что-то поливала, опрыскивала, обирала жуков и тлю, пропалывала изящной «дамской» тяпочкой. Нюра орудовала здоровенной лопатой, и притом ничего у неё, кажется, не росло. А между тем и у Марьи Борисовны варили крыжовник и смородину. Только Иродиада Яковлевна предпочитала чёрную, а Марья Борисовна – красную. У неё было несколько прекрасных кустов, дававших крупные, хорошие ягоды. Была и малина, и клубника в начале лета, и яблони хороших сортов. Глаз, однако, ничего этого не замечал, а видел только тёмные ели, рябину, бузину, комья коричневой тусклой земли под ногами. 

			Дети шли по сырой плотно утрамбованной дорожке, и Мишка сказал:

			– Смотри, какая тут земля холодная.

			– Это потому, что Нюра всё время поливает.

			– А у нас тыква сгнила. Бабушка очень переживает. Она папе хотела кашу варить, а тыква сгнила.

			– А-а, – безразлично отозвалась Лёля. Ей неинтересно было про тыкву. – Вот ты бы мог на ёлку залезть?

			– Нет. Как же на неё залезешь? Ветки-то далеко.

			– А как матросы залезают на мачты? Ты «Дети капитана Гранта» видел?

			– Угу.

			– Как обезьяны, – Лёля вздохнула. – Я тоже так хочу. Раз, раз, раз – и наверху.

			Она приложила руку козырьком к глазам и сурово огляделась.

			– Если здесь наверх залезть, пруд можно увидеть.

			– Точно. Пруд отсюда будет видно, но не дальше.

			– А спорим, с высокой ёлки станция будет видна? – воинственно заявила Лёля, но Мишка ничего не успел ответить: они вышли к дому и цветнику.

			Большая дача, плотно окружённая ельником, имела перед собой миниатюрную, словно игрушечную, клумбу, засаженную пылающими на солнце настурциями. Цветы, нагретые солнцем, издавали слабый запах. Лёля потянула носом и поднялась на крыльцо. 

			Застеклённая веранда Марьи Борисовны только одной стороной примыкала к дому, и поэтому на ней было много света. Хозяйка сидела за столом в плетёном кресле и шпилькой вынимала косточки из спелой вишни, предназначенной на варенье. У Марьи Борисовны было гладкое полное лицо с румяными щёчками, губы, накрашенные сердечком, выщипанные брови и аккуратный перманент. Седые кудряшки придавали ей сходство со странно перезревшей девочкой. Руки Марьи Борисовны были красно-лиловыми от вишнёвого сока, который стекал по ним на расстеленную газету. Дети встали в дверях, и Лёля негромко сказала:

			– Здрасьте.

			Марья Борисовна подняла лицо, и стало видно, что лицо тоже испачкано соком: красно-лиловые следы были на щеках и на лбу.

			– А-а-а, – приветливо протянула Марья Борисовна, – соседи! Проходите. Будешь, Лёля, помогать вишню чистить? 

			Лёля кивнула, подвинула себе табуретку и села за стол. Мишка остался стоять в дверях, переминаясь с ноги на ногу. Собственно, вишня Лелю не интересовала: не за этим она шла к Марье Борисовне. Сюда дети наведывались, потому что здесь всегда можно было рассчитывать на угощение. Кроме того, добрая Марья Борисовна редко отпускала Лёлю без подарка. У неё имелась большая коробка, выложенная снаружи ракушками. В ней хранились обрывки кружев, ленты, разномастные блестящие пуговицы и всякая старая, пришедшая в негодность бижутерия. В конце визита Марья Борисовна имела обыкновение торжественно доставать заветную коробку и дарить Лёле то яркую пуговицу, то бусину искусственного жемчуга, то маленькую раскрашенную ракушку из порванных бус, привезённых когда-то с курорта. Лёля недоумевала: отчего сокровища никогда не иссякают? И с тревогой ждала того дня, когда Марья Борисовна откроет коробку, а там – ничего, и придётся идти домой с пустыми руками. Но пока всё было в порядке: коробка была полна, и сверху лежала очень красивая розовая лента, которую Лёля мечтала заполучить, но которую Марья Борисовна почему-то всегда отодвигала в сторону, запуская руку вглубь.

			– Я тоже могу чистить, – пробасил Мишка.

			И Марья Борисовна, кивнув, сказала:

			– Конечно, садись. Я вам сейчас шпильки дам. Умеете? 

			– Я умею, я бабушке помогала. Она уже вишнёвое сварила. Пенка была очень красивая, розовая такая. 

			– И мне нравятся пенки, – кивнула Марья Борисовна. – Ты, Лёлечка, Мишеньке покажи, как косточки вынимать.

			Марья Борисовна грузно поднялась и скрылась в комнате. Мишка тем временем тоже подсел к столу. Она вернулась с двумя шпильками, и все трое принялись за ягоды. Марья Борисовна спросила Мишку про гербарий. Выслушав ответ, в который раз рассказала, что в детстве у них с сестрой был почти такой же.

			Готовые ягоды складывали в жёлтый, со страшным драконом, таз, которым Лёля всегда восхищалась. Кроме замечательного таза, у Марьи Борисовны были и другие чудесные вещи. На холодильнике ЗИЛ вертикально стоял поднос, тоже с драконами, но в окружении облаков, похожих на карамельки. Лёле его было прекрасно видно; она поддевала косточки и поминутно на него поглядывала. Под окном стоял жёлтый термос с узором из розовых хризантем. Металлическая крышка сияла на солнце. Был оранжевый шёлковый зонтик. И, наконец, сама Марья Борисовна сидела в роскошном зелёном халате с извивающимися драконами. 

			– Ну-с, так, дорогие мои, – сказала Марья Борисовна, оглядывая детей и таз с вишней, – поработали мы на славу! 

			– Угу, – сказал Мишка и заёрзал на табуретке.

			Он не столько начистил вишни, сколько перемазался и теперь старательно слизывал сок с ладоней и пальцев.

			– А я больше сделала! – гордо сказала Лёля. – Правда, Марья Борисовна? 

			– Вы оба молодцы, – ответила Марья Борисовна и добавила: – А у меня как раз сегодня пудинг и к нему ягодный кисель! Сейчас уберём со стола, и я вас угощу. 

			– Марья Борисовна, а пудинг из чего? – поинтересовался Мишка, облизавший последний палец.

			– Из манки. Ты бы, Мишенька, руки помыл. Не облизывай пальцы, это нехорошо. Разве мама тебе не говорила?

			– А у неё, Марья Борисовна, на такие пустяки времени нет, – беззаботно ответил он.

			– Да? – поднимая выщипанные брови, удивилась Марья Борисовна. – Что-то не верится. Так всякую заразу можно подцепить.

			– Ага, – встряла Лёля, – глисты бывают. Ты, Мишка, дождёшься. Марья Борисовна, а кисель какой?

			Марья Борисовна улыбнулась и склонила голову набок:

			– Ты, Лёля, тоже руки помой. А какой ты хочешь?

			– Я больше всего клюквенный люблю.

			– Ну клюквенного у меня нет. Из смородины варила. 

			Дети помыли руки, и, когда вернулись к столу, на террасе пахло ванилью, а пудинг уже красовался на блюде. Марья Борисовна отрезала каждому по куску. Они принялись есть так, словно не обедали какой-нибудь час назад. 

			Звякали ложки, назойливо жужжала прилетевшая на вишню муха. На крыльце послышался тяжёлый топот, и пронзительный голос Нюры прокричал:

			– Марь Брисна! А, Марь Брисна! Вы, что ли, тут?

			Марья Борисовна сказала:

			– Да, Нюра, я здесь, что тебе?

			Нюра возникла в дверях.

			– Так вы, это, Марь Брисна, насчёт боярышника-то решили? Подрезать, аль нет?

			– Ну, Нюра…

			– А я вам так скажу: надо, – Нюра стояла в дверном проёме. – Что ж это? Кто ни идёт, на участок так и зыркает. Чего смотреть-то? Обрежем кусты, они гуще снизу пойдут, ничего через забор видно не будет, хоть нагишом ходи.

			– Да я, Нюра, нагишом не хожу. Так что, – Марья Борисовна развела руками, – стесняться мне нечего.

			Нюра фыркнула, видно, представив Марью Борисовну голой, и гнула своё:

			– Вот вы смеётесь, а это не годится, когда весь участок на виду. Я вам говорила: забор надо сплошной ставить. Вы вот знаете, народ-то какой? 

			– Ну, какой? Глупости! 

			– Ой, – всплеснула руками Нюра, – не могу вас слушать! Вы ни в магазин, ни на рынок не ходите, вот и не знаете. Увидят дачу порядочную и тут же залезут – или чтобы просто напакостить, или украсть, что ни есть. Не столько и украдут, сколько побьют и перепортят. Прошлой зимой, слышали, у Воробьёвых?

			– Слышала, слышала, – с досадой сказала Марья Борисовна, у которой от Нюриных речей стало такое лицо, словно зубы разломило. – Подрезай, если тебе не лень, иди.

			– Ну наконец-то. И пойду, и подрежу.

			– Нюра, а Иродиада Яковлевна подрезает? Нужно у неё спросить. 

			Нюра задумалась на секунду, но, видно, решила стоять на своём:

			– Ничего, и так хорошо будет.

			И ушла с террасы. 

			Тем временем Мишка и Лёля доели и, скучая, слушали диалог Марьи Борисовны и Нюры. Мишка вспомнил, что нужно покормить хомяка, и, когда Нюра ушла, сказал прочувствованно:

			– Спасибо, было очень вкусно, – он облизал губы, покосился на оставшийся пудинг, но просить не стал. – Я пойду? Мне хомяка кормить надо.

			– Я с тобой, – вскочила Лёля. – Марья Борисовна, вы хомяков любите? Мишкин смешной и такой толстый, с животиком. Шёрстка очень нежная.

			– Да я хомяков не держала. Не уверена, что люблю, а скорей равнодушна. Вот думаю кошку завести. Мне многие советуют, да боюсь, шерсти много.

			– Кошку? – оживился Мишка. – Ой, заведите, пожалуйста! Я буду вам помогать, если нужно, буду приходить её гладить. У меня дома не соглашаются. Животные – они такие… – Мишка вздохнул, не найдя слов, чтобы объяснить свои чувства, а Марья Борисовна сказала:

			– Ладно, Миша, уговорил. Подумаю насчёт кошки. А ты какую советуешь? 

			– Я? 

			– Ну да. Ты же любишь животных, должен и в кошках разбираться. Посоветуй, какую брать, если я надумаю.

			– А я не знаю, – растерялся Мишка. – Вы котёночка возьмите. 

			– Так он же, Мишенька, проказничать будет. Всё мне здесь перевернёт.

			– Это ничего, – заверил Мишка. 

			– Да мне это, дети, уже не по возрасту, – вздохнула Марья Борисовна. – А ты, Лёля, что думаешь? 

			Лёля пожала плечами. 

			– Кошки скучные, – сказала она. – И царапаются. Лучше собаку.

			– Собаку?! – поразилась Марья Борисовна. – Нет уж. Кошка, я думаю, спокойнее. Ну бегите хомяка кормить.

			Уйдя от Марьи Борисовны, Лёля не пошла кормить хомяка, а отправилась к себе, разыскивать бабушку. Она вспомнила про папу с мамой и что уже скоро, наверное, можно будет их караулить у калитки. День давно перевалил за половину, и солнечный свет стал желтее, словно даже весомее. Кузнечики как ошалелые стрекотали в нагретой траве, и Лёля вздохнула, полной грудью вобрав сухой и тёплый воздух.

			– Надя, Надя! – кричал кто-то за забором. – Где же ведро? Неси скорее, пошевеливайся.

			Кричали где-то на даче через дорогу. «Кто эта Надя?» – удивилась Лёля. Никакой Нади она не знала. Подул лёгкий ветерок, она повела носом и, ощутив запах жареных пирожков, помчалась на кухню. 

			Иродиада Яковлевна между тем уже пожарила первую сковородку. В кухне было чадно и жарко. Сухое морщинистое лицо Иродиады Яковлевны раскраснелось, на правом стекле очков был след муки.

			– Бабушка! – крикнула влетевшая на кухню Лёля. – Уже скоро можно идти встречать? Ой, как вкусно пахнет!

			– Лёлечка, я не знаю. Я часы сняла. Посмотри, дружок, там, на столе. 

			Лёля поискала на столе и между банкой с мукой и скалкой нашла бабушкины часы. 

			– Так, – сказала Лёля, нахмурившись и сосредоточенно глядя на циферблат. – Сейчас… четыре часа и пятьдесят минут.

			– Нет, Лёля, быть того не может, – ответила Иродиада Яковлевна, кладя пирожки на шипящую сковородку. – Подожди, сейчас посмотрю. Я тебе столько раз объясняла, а ты всё никак с часами не освоишься. Твой папа, когда был маленький, моментально выучил.

			Лёля вздохнула и сказала:

			– Можно пирожок? 

			– Возьми, только один. Твой папа был такой талантливый ребёнок! На лету всё ловил. Ну что пирожок?

			– Вкусный, – с набитым ртом пробурчала Лёля. – Ну и пусть, – отвечая своим мыслям, продолжила она, – я тоже умная, только мне часы ни к чему.

			– Как это ни к чему? – оторопела Иродиада Яковлевна. – А как же в школу ходить, в институт, на работу? Всё по часам. Ты же везде опаздывать будешь.

			– А я у любого спрошу, и мне скажут. Кто же ребёнку не ответит?

			Иродиада Яковлевна покачала головой, подошла к столу и посмотрела на часы.

			– Ну вот, всё ты напутала: без десяти четыре. Ты целый час прибавила. Ну да ладно, потом с тобой ещё поучим.

			– Так можно караулить? – с надеждой спросила Лёля.

			– Можно, иди. Только стой на обочине – там машины.

			– Я осторожно. Я ещё Мишку позову.

			Лёля выскочила из кухни и побежала к Аксельродам, вопя на ходу:

			– Ми-и-иш-ка! Пошли на дорогу! Папу с мамой караулить!

			Мишка держал хомяка в ладонях и, прикрыв глаза, нежно водил своим носом по его мягкой шёрстке. Хомяк крепко пах и уже успел накакать в Мишкины ладони. Пальцы чувствовали под мехом тонкие косточки и биение сердца. «Вот если сжать, совсем не сильно, – подумал Мишка, – хомяк умрёт. Что же тогда останется в пальцах и куда денется хомяк?» Лёлины крики вывели его из задумчивости, он осторожно и нежно посадил хомяка обратно в клетку и побежал к Лёле.

			Они вышли за калитку и остановились у забора. Лёля, собиравшаяся взять с собой ракетки, позабыла про них и стояла переминаясь, озирая улицу. Дорога, по которой должны были прийти со станции папа и мама, выходила прямо на калитку, и каждый появлявшийся из-за поворота был хорошо виден. Между тем тихая дачная улица была пуста. Если прислушаться, слышен был шум поездов с неблизкой станции. Проехал на велосипеде дядька в кепке и с авоськой, болтавшейся на руле. От пруда прошли две бабушки с малышами. Дети были все в песке, и мальчик тянул на верёвочке зелёный грузовик. За забором напротив, где недавно звали какую-то Надю, теперь монотонно и беззлобно лаяла собака. Собака эта им обоим была хорошо известна своей вздорностью и недружелюбием: она облаивала каждого проходящего и теперь, видно, учуяла детей. Наконец из-за поворота кто-то показался… Но нет, это были не свои. Чужие дачники прошли мимо, равнодушно и отстранённо.

			Мишкины родители тоже должны были приехать, и он, как и Лёля, маялся в томительном ожидании. Они походили по дороге из стороны в сторону, попробовали поиграть во Льва и Воина, как утром, но игра не клеилось. Лёля все представляла себе, как родители спустились с платформы и идут от станции. Она даже мысленно шла с ними от поворота к повороту, поворачивала у керосиновой лавки, шла к трансформаторной будке, потом к пруду с лягушками.

			Кто-то показался из-за поворота, мелькнуло цветастое платье – и счастье, как цунами, накрыло Лёлю с головой: она узнала маму и папу. Лёля напряглась, вытянулась, застыла, словно гончая, лихорадочно соображая, как ей поступить: хотела броситься вперёд и головой ударить маму в живот, чтобы та почувствовала, как Лёля её любит. Но мама строго-настрого запретила кидаться на неё с разбега. Тогда Лёля решила, что она побежит и будет визжать и поразит и покорит папу, который, уж наверное, оценит её преданность.

			– Галка, смотри, вон наши дожидаются, – весело сказал Лёка, всегда любивший приезжать на дачу.

			– Господи, чумазая какая! Отсюда видно. Просто первобытный человек, журнал «Вокруг света»! – сказала Галя.

			– А по-моему, на Еву похожа.

			В этот момент Лёля набрала в лёгкие побольше воздуха, зажмурилась, чтобы придать себе сил, и с визгом рванула вперёд. Соседская собака потрясённо умолкла, издала в унисон Лёле жалкое подвывание на неверной ноте, сбилась и тут же залаяла истерически. Мишка от неожиданности и удивления открыл рот. Лёля, как маленькое, но разрушительное торнадо, пронеслась по дачной улице и, прыгнув, повисла у Лёки на шее, чуть не сбив его с ног. Белая Лёкина рубашка с закатанными рукавами моментально испачкалась на груди.

			– М-м-м-о-о-о! – сдавленно застонал счастливый и ошарашенный Лёка. – Задушишь, Лёлька! Сиротой останешься.

			– Не останусь! – выдохнула Лёля, тесно прижимаясь к отцу, беспомощно стоявшему с двумя большими авоськами в руках и Лёлей на шее.

			– Лёлька, Лёлька! Ну хватит, – смеясь и хмурясь, говорила Галя. – Отпусти папу, пойдём. Дай руку, и я тебя поцелую.

			Лёля разжала руки, соскользнула на землю и сделала движение, чтобы обнять мать, но Галя дёрнулась, не далась:

			– Лёлька, с ума сошла! Испачкаешь платье! Мне в нём ещё завтра вечером в город ехать. 

			Лёля застыла, блаженно улыбаясь, а Галя нагнулась к ней и звонко чмокнула в самую макушку. Дальше уже мирно пошли к калитке, а Мишка стоял, смотрел на них и, неизвестно от чего, тосковал и завидовал. У него у самого были любящие родители, которые должны были вот-вот приехать. И его обнимут и поцелуют, мама крепко-накрепко прижмёт его к себе. Всё это Мишка знал, а растерянность и горечь, которые он не мог объяснить, давили грудь. Хотелось, чтобы его целовали сейчас, – так, как только что поцеловала Лёлю тетя Галя. Мишка вздохнул и улыбнулся подошедшим Верещакам.

			– А, Мишка! Здорово, дружище! Ты извини, не могу тебе руку подать: авоськи, – дружелюбно и как с взрослым поздоровался Лёка.

			– Здравствуй, Мишенька, – сказала и Галя, не сводившая глаз с дочери. – Ты не расстраивайся, твои тоже скоро приедут. Сейчас электрички идут одна за одной.

			– Ну пока, – выглядывая из-под Лёкиной руки, сказала Лёля.

			Они вошли в калитку и скрылись за деревьями. Мишка остался один. Он ещё повздыхал, походил из стороны в сторону, но вдруг горячо обиделся на опаздывающих родителей и собрался идти домой. И тут они показались из-за поворота: маленькая толстенькая мама с жёсткими и курчавыми волосами, как у Мишки, и худой, похожий на молодого дедушку Григория Евсеевича, отец.

			– Мишенька! – крикнула Дора, дёрнувшись вперёд. – Деточка! – Она махнула рукой и прибавила шагу. – Боря, пойдём скорее. Видишь, как дожидается, медвежонок?

			– Ну наконец-то дошли, – проворчал Борис Григорьевич. – Эта электричка из меня всю душу вынула. Сейчас переоденусь, а ты бери, Дора, Мишку и пошли на пруд. Освежиться надо.

			Мишка не побежал и не завопил, как Лёля, а чинно дождался родителей и тихо уткнулся Доре головой в живот. Дора стояла, мягкая и тёплая, как большой хомяк, только пахла по-другому. Мишка зарылся лицом туда, где сходились грудь и живот, и засунул нос в самую середину. Нос поместился, как в пещере, и Мишка блаженно вдыхал запах Доры. Мама и сама затихла. Рабочая неделя в душном городе, суета прошедших дней отступили, и ей вдруг вспомнилась недавно ощенившаяся соседская собака и как она ходила смотреть на помёт и по дороге на дачу всё думала рассказать о щенках Мишке.

			– Мишка, – говорила Дора, прижимая к себе его голову и целуя так же, как только что целовала Галя Лёлю, – Найда Веры Васильевны позавчера ощенилась. Я ей немножко помогала. И Вера Васильевна тебе передаёт привет.

			– Да? – встрепенулся Мишка. – А я тут сижу, щенков не вижу! – он огорчённо вздохнул, уголки губ его опустились. – А их много? Какие они?

			– Ну какие? Толстые, смешные, такого песочного цвета, а мордочки чёрные. Три девочки и один мальчик. А ты с папой-то здороваться собираешься? 

			Борис насмешливо похлопал сына по плечу, сказал:

			– Как дела?

			– Ой, пап, привет, извини, пожалуйста.

			– А что извиняться-то? Я сам знаю, что я ощенившейся собаке не конкурент. Ничего не попишешь!

			– Нет, пап, я тебя люблю и очень ждал. Только щеночки ведь очень хорошие, правда.

			– Пойдём-ка домой, – сказал Борис, обнимая сына.

			Они направились к калитке, и Мишка всё требовал подробностей о щенках. Дора рассказала ему, как они ползают по матери, отталкивают друг друга от сосков, а Найда облизывает их незрячие мордочки, обнюхивает и двигает лапами и носом.

			– А нельзя мне в Москву съездить, на щенков посмотреть? – заглядывая отцу в глаза, просил Мишка.

			Софья Михайловна выскочила из кухни, на ходу вытирая руки передником.

			– Боренька, Дора, дети! Ну наконец-то, дождались! Верещаки, вон, уже с полчаса как приехали. Я беспокоиться, Боренька, начала.

			Все расцеловались, как будто не виделись не неделю, а месяц: время на даче и в городе текло по-разному. Сухонькая и маленькая Софья Михайловна суетилась вокруг сына и невестки, кричала: 

			– Гриша, Гриша, ты слышишь? Наши приехали!

			– Сонечка, я слышу, бегу, – отвечал Григорий Евсеевич, выглядывая в окно террасы.

			– Уж я ждала, ждала! – тараторила Софья Михайловна. – Обед сготовила, а вас всё нет. Переодевайтесь и руки мойте. Ты, Боренька, что-то бледный. Совсем замучился.

			– Нет, мама, мы сначала пойдём купаться: сил нет, какая в городе духота, да и поезда эти, будь они неладны!

			– А обед? – растерялась Софья Михайловна.

			– Потом, мама, потом, – ответил Борис, входя в дом.

			Мишка скакал вокруг родителей и теперь особенно интересовался привезёнными сумками. Совал туда нос и руки, пытаясь на ощупь определить, что в них находится. Как всегда молчаливый Григорий Евсеевич, семеня ногами, потащил привезённые продукты на кухню, а Софья Михайловна, на ходу продолжая пронзительно говорить про обед и купанье, ушла вслед за сыном и невесткой в дом. Мишка постоял немножко один снаружи, задрал голову к проплывающим по небу розовым облакам, счастливо улыбнулся и побежал переодеваться.

			Лёка и Галя тоже собирались на пруд. Поздоровавшись с Иродиадой Яковлевной, пошли наверх, в свою мансарду. В залитой солнечным светом мансарде было тепло, слабо пахло пылью и старым деревом. Галя улыбнулась, запрокинув голову, с наслаждением потянулась и скинула босоножки, встав босыми ногами на прохладный пол. На очень белых её ступнях видны были розовые следы от тесных босоножек, и Галя пошевелила пальцами, чтобы полнее ощутить облегчение.

			Лёля ещё раньше пробралась наверх, спряталась под старой продавленной тахтой и теперь с интересом разглядывала ярко-красный лак на Галиных ногтях. Галины ноги – ухоженные, аккуратные, с розовыми младенческими пятками и глянцевыми от лака ногтями, были прямо перед её носом. Лёля старалась не шевелиться, лежать тихо-тихо, чтобы мама не догадалась, что она прячется под тахтой. Недавний успех вскружил Лёле голову, и она решила тут спрятаться, а когда придёт папа – выскочить. У Лёли даже сердце билось сильнее, когда она представляла себе мамин испуг, хотя пугать она хотела папу. Места под тахтой было мало, лежать на досках жёстко. Она терпела, но, когда родители поднялись по лестнице, вдруг сообразила, что выскочить никак не получится: тахта была слишком низкой. Стоит пошевелиться и – всё, конец: её обнаружат, и тут уж никто не испугается.

			Галины ступни переминались перед самым Лёлиным носом. И вдруг Галя начала тихонько напевать, приподнялась на цыпочки, выставила одну ногу по-балетному вперёд, подвигала и сделала неловкий пируэт. Потом к Галиным ногам присоединились Лёкины – большие и волосатые, твёрдо и крепко стоявшие на полу.

			– Танцуем? – насмешливо и как-то заговорщицки сказал Лёка вполголоса.

			– Да-а-а, – протянула Галя.

			Раздался её тихий смешок, она ещё потопталась на цыпочках, а потом застыла. Стало очень тихо. Лёля, пытаясь пошевелиться, больно ударилась о деревянную перекладину. Чуть слышно вздохнула над ней потревоженная пружина, и снова стало тихо.

			«Что они там стоят?» – думала Лёля, которой уже очень сильно хотелось выбраться из-под тахты.

			– Лёка, Галя! – крикнула снизу Иродиада Яковлевна. – Боря спрашивает: вы на пруд идёте?

			– А? Да-да, сейчас спущусь, мама, – крикнул в ответ Лёка, и снова воцарилась тишина.

			– Лёка, пусти, – капризно сказала Галя, опускаясь с носков на всю ступню. – Ну хватит, слышишь? От тебя потом пахнет.

			Мамины ноги отодвинулись в сторону, и отец сказал:

			– Прости.

			– Так, Лёка, – будничным голосом сказала Галя, – я иду в душ, а ты, пожалуйста, отправляйся на свой дурацкий пруд со своим дурацким Борисом. Лёльку возьми. Дору увидишь, скажи, что я привезла ей босоножки, как обещала. 

			– Какие босоножки?

			– Неважно, она знает. Господи, какая же она безвкусная. Впрочем, ты в этом ничего не смыслишь.

			– А зачем мне? Я бы на ней никогда не женился. 

			– Вот ещё! – фыркнула Галя.

			Её белые ножки решительно повернулись и скрылись из Лёлиных глаз. Лёка вздохнул, почесал щиколотку большим пальцем другой ноги, в точности, как это имела обыкновение делать Лёля, и его ноги понуро поплелись за Галиными в комнату. Слышно было, как Галя перекладывает что-то с места на место, открывает и закрывает шкаф, о чём-то спрашивает папу, а папа ей отвечает. Наконец шаги их зазвучали по лестнице, и Лёля выползла из-под тахты, больно стукнувшись головой напоследок. Не успела она перевести дух, как услышала, что мама зовёт: 

			– Лёля, Лёля! Где ты? Иродиада Яковлевна, вы Лёлю не видели? Куда она запропастилась? Я её хочу с Лёкой на пруд отправить – пусть искупается.

			– Мама, я здесь! – крикнула уже спустившаяся вниз Лёля. – Я только за трусами сбегаю.

			– Беги скорее. Иродиада Яковлевна, а пирожки ваши пахнут изумительно. Мне так никогда не испечь. Лёка! Принеси мне воду.

			Лёля снова взбежала по крутой лестнице, быстро переоделась в пляжное и стрелой полетела вниз, думая о мороженом и о том, как они с папой будут плавать. Настроение у неё было отличное. 

			Маму она нашла в огороде. Галя стояла в старом выгоревшем сарафане, который когда-то был ярко-жёлтым, а теперь ситец потускнел. Однако сарафан ловко сидел на Гале, открывал красивую шею и плечи. Галя курила, пуская дым вверх, и Лёля восхитилась её красотой, подошла, обняла за талию, прижалась сзади к Галиной спине.

			– А, нашлась, обезьянка? – Галя отвела свободную руку назад, нащупав худенькое детское тело. – Соскучилась я по тебе. Боже, как же здесь хорошо после города! – Галя блаженно вздохнула, стряхнула пепел и крикнула: – Лёка, ну где же ты? Я тебя жду. Отнеси мне воду.

			Галя потому и курила в огороде на солнце, что здесь ещё с утра Иродиадой Яковлевной были поставлены вёдра с водой для вечернего купанья. Вода на солнце сильно нагрелась и была покрыта невесомыми берёзовыми семенами, нападавшими за день с близко стоявшего дерева. Лёка с пирожком в руке и набитым ртом пришёл из кухни.

			– Эти, что ли, вёдра? Тебе сколько, Галка?

			– Ну обжора! Отдай пирожок ребёнку и тащи два ведра, а два другие – вам с Лёлькой. После пруда помоетесь хорошенько.

			– А мне бабушка только один пирожок дала, – из-за Галиной спины наябедничала Лёля. – А ты сколько съел?

			– А я, девочки, три стащил. И мне не стыдно. На, держи, – сказал он Лёле, протягивая половину пирожка и берясь за вёдра. – Сейчас отнесу маме воду, и пойдём быстренько купаться.

			Маленькая процессия: Лёка с вёдрами впереди, за ним Лёля вприпрыжку и замыкающая Галя, не шедшая, а плывшая, как Царевна-Лебедь, – пересекла участок и подошла к сколоченной из горбыля будочке в самом дальнем конце, у забора. Будочка служила летней душевой. Лёка занёс внутрь вёдра, чмокнул Галю в щёку и, взяв Лёлю за руку, пошёл с ней по дорожке к калитке. 

			Счастливая Лёля с обожанием снизу вверх смотрела на отца. Лёка сразу стал насвистывать сквозь зубы какой-то весёлый мотивчик, а Лёля, полюбовавшись им, сказала:

			– Пап, купи мороженое. 

			– Так мы ж на пруд идём! Где же там мороженое?

			– А мы давай сначала в магазин, а потом уже на пруд.

			– Не получится, малыш. Пока будем ходить, солнце сядет, похолодает. В общем, так: завтра, клянусь и обещаю, дам тебе денег, и ты сама с утра сбегаешь. Идёт?

			– Пап, – заныла Лёля, – вы же с мамой с утра спать будете. Пока проснётесь, пока ты денег дашь…

			– В общем, ты не доживёшь, ясно, – Лёка задумался, нарочито поскрёб подбородок и покосился на дочь. – Намекаешь, тебе сегодня нужно деньги дать?

			– Можно? – обрадовалась Лёля, преданно глядя отцу в глаза.

			– Сделаем, – сказал Лёка, похлопав Лёлю по спине.

			Они давно уже вышли за калитку и не торопясь шли по улице к пруду.

			Людей на маленьком песчаном пляже было немного: столпотворение ожидалось в воскресенье с утра, а сейчас пляж был почти пуст. Мишка с родителями уже плескался, и, пока Лёка расстилал своё старое байковое одеяло рядом с вещами Аксельродов, Лёля с воплем ринулась в воду, подняв множество брызг. 

			– Мишка, я тебя сейчас!.. – она сама не знала, что бы такое сделать с Мишкой, но решительно бросилась к нему, не договорила и нырнула.

			Мишка пустился улепётывать, но был настигнут и утоплен. Лёка разделся и, оставшись в чёрных сатиновых трусах, сначала энергично попрыгал на одном месте, а потом разбежался и нырнул.

			– Борька, поплыли! – крикнул он. – Дорочка, здравствуй! Посмотришь за Лёлькой? Мне только пять минут нужно: я туда и обратно.

			Улыбающаяся толстенькая Дора кивнула, махнула рукой:

			– Конечно, давайте, мальчики. А Галка что не пришла?

			– Да лень ей. Завтра вместе пойдём.

			– Пап, ну не уплывай! – спохватилась Лёля. – Я хочу с тобой.

			– Сейчас мы с дядей Борей немножко… я вернусь…

			Лёка и Борис энергично выплыли на середину широкого пруда, потом остановились в раздумье и поплыли дальше, на ту сторону.

			Без отца Лёля сразу поскучнела.

			– Тётя Дора, а вы можете пруд переплыть в самом широком месте, как мой папа?

			– Я? Нет уж, – фыркнула Дора. – Я боюсь. 

			– А мы с Мишкой можем. Да, Мишка?

			– Угу. Ты думаешь, мам, мы не переплывём? А мы запросто. На спор можем.

			– Вот ещё! – испугалась Дора. – И думать не смейте! Здесь каждый год люди тонут.

			– Да мы знаем, знаем, тётя Дора, не бойтесь, – успокоила ее Лёля. – А мертвецов вылавливают, или они там так и лежат?

			– Конечно, вылавливают. Что ты, Лёля?

			Мишка сзади подплыл к матери, обхватил её за шею и прижался мокрой головой к её спине. Дора взяла его руки в свои и начала кружиться на одном месте.

			– Ой, – вдруг оступилась она, – я на ракушку, наверное, наступила. Больно. Кто нырнёт и достанет?

			– Я, я! – заорали дети и оба одновременно нырнули. Они молотили по воде ногами, и брызги летели Доре в глаза и рот.

			Мишка вынырнул первым, держа в руках серую, покрытую зелёным налётом створку ракушки, с внутренней стороны переливавшуюся перламутром.

			– Красивая! – завистливо вздохнув, сказала Лёля.

			– А вот и мы! – весело крикнул вынырнувший около них Борис и оглянулся на Лёку.

			– Ну, Лёлька, ты тут как? Всё нормально? Они тебя, Дора, не мучили?

			– Нет. Мы тут резвились, как стадо слонов.

			– Пап, давай я с тебя прыгать буду, – сказала Лёля.

			И, не дожидаясь Лёкиного ответа, она ловко взобралась к нему на плечи и прыгнула в воду. Лёка только охнул. Тут пошла потеха. Прыгали и с рук, и с плеч, Лёлька попробовала забраться отцу на голову, но Лёка её намерение пресёк и, когда она надулась, начал кувыркать её в воде до полного взаимного изнеможения. Повеселились на славу. Когда вылезли из воды, Лёлю порядком шатало. Лёка вытер её полотенцем, сам переоделся, прыгая на одной ноге на мелководье. Дождавшись Доры с Мишкой и Борисом, пошли домой. Солнце садилось, стало сразу прохладно, как и обещал Лёка. От земли потянуло сыростью и запахом мокрой травы.

			– Ребята, Мишку уложите, приходите к нам чай пить, – говорил компанейский Лёка, – потреплемся. Мама пирожков с луком напекла.

			– Зайдём, – кивнул Борис.

			– Спасибо, Лёка. До вечера, – сказала Дора.

			Она смущённо улыбнулась, хотела что-то добавить, но промолчала и пошла вслед за Борисом.

			– Мама! – крикнул Лёка, закрывая калитку. – Мы вернулись. Где Галка?

			Иродиада Яковлевна вышла из кухни, вытирая руки полотенцем, и строго посмотрела сквозь очки на сына и внучку.

			–Не знаю. А вы очень задержались. Ребёнку давно пора ужинать и спать. Идите-ка мыться поскорее. Да напомни Гале, чтобы она ей носки дала: свежо.

			– Мам, ты чего невесёлая? Вот я тебя сейчас поцелую.

			Лёка обнял Иродиаду Яковлевну и поцеловал в щёку.

			– Да ты совсем мокрый! – сердясь и отталкивая его, говорила Иродиада Яковлевна. – Иди, иди. Не сердитая я, просто дел полно.

			– Мы, бабушка, быстро.

			– Мы, мамуля, мигом, – сказал Лёка и закричал: – Галка, где ты? Принимай ребёнка.

			Галя вышла из дома в хорошеньких светлых бриджах и пушистой кофточке, свежая, улыбающаяся, отдохнувшая.

			– Лёка, тебе самому придётся с Лёлькой справляться – я чистая и уже переоделась.

			– Мам, мам, – приплясывая говорила Лёля, – я большая, я сама мыться умею.

			– А голову?

			– И голову тоже. Мне только полить надо как следует.

			– Галка, ну не могу я девчонкам головы мыть, – взмолился Лёка. – Ну пойдём.

			– Нет, пап, я всё сама, – сказала Лёля. – Я тебя научу, как нужно, и волосы не запутаются. Да, мам?

			– Чудесно! Идите быстренько, а я вам вещи принесу и полотенца.

			Лёля тщательно и быстро мылась, страшно гордясь собой. Она представляла себе, как поражён папа её самостоятельностью, всё время поглядывала на Лёку, проверяя, как он – восхищён ли? Лёка восхищался, на все лады хвалил Лёлю и был страшно счастлив, что не нужно ему распутывать длинные волосы.

			Помывшись и одевшись во всё сухое и теплое, Лёля пришла на террасу к матери, села около неё на старый диван, тихо обняла и так застыла. За окном начинались сумерки, стояла тишина. Неопределённое время между днём и ночью, неверный, обманчивый свет, размывающий контуры предметов, прохладный воздух, сгустивший все дневные летние запахи, – всё это неприятно тревожило Лёлю, любившую простоту и ясность. Сыростью и лёгким грибным духом потянуло из глубины сада. На сердце у Лёли стало тоскливо, и она, как щенок, зарылась носом в мамину кофту.

			– Ты что, малышка? – тихо спросила Галя.

			– Люблю тебя, – ответила Лёля и потёрлась носом.

			От Гали пахло мылом, духами и чистой кожей. А ещё, немного, сигаретами. Вдохнув поглубже этот запах надёжности и покоя, Лёля сказала:

			– Мы с Мишкой сегодня в карты играли, и я выиграла.

			– Да? – рассеянно ответила Галя, думая, видимо, о чём-то своём и механически перебирая ещё влажные Лёлины волосы. – А что ещё?

			– Ируня очень вредная. А ещё мы у Марьи Борисовны пудинг с киселём ели.

			– Ну да? Вкусно?

			– Угу. А потом вас пошли встречать. А ты скучала?

			– Конечно, ещё как! Всю неделю про тебя думала.

			– А что ты думала?

			– Ну какая ты хорошая и как я тебя люблю.

			– И я также.

			– Ну вот видишь, как хорошо. А что же мы с тобой сидим? Ты расчёску принесла? Нужно причесаться. Бабушка сейчас ужинать позовёт, а у тебя волосы распущены. Она так за стол никогда не пустит.

			Лёля обречённо вздохнула: так ей не хотелось отрываться от мамы, – но встала и пошла за расчёской. Галя старательно расчесала Лёлины волосы и заплела их в две тугие аккуратные косы.

			– Ну вот и всё. Бери расчёску и давай-ка помоги бабушке накрывать на стол.

			– А где мы будем ужинать?

			Галя, рассеянно улыбаясь, пожала плечами и сказала:

			– Беги.

			Лёле хотелось позвать Галю с собой, но она почему-то не решилась, промолчала и пошла к бабушке. Уходя, она увидела, как Галя уютно подобрала под себя ноги и открыла вынутую из-под подушки книгу. На Лёлю она больше не смотрела. Пока Лёля шла на кухню, в ней росла смутная досада: вот мама приехала, однако она не с ней, там сидит, на террасе, а время бежит, и завтра они снова уедут, и Лёля целую неделю не увидит Галю. 

			Бабушка, не спокойная и улыбающаяся, какой она была утром, а вся какая-то жёсткая, с поджатыми губами и колючим взглядом, вытаскивала посуду из буфета.

			– Ба, куда посуду нести? Меня мама прислала помогать.

			Иродиада Яковлевна бросила на Лёлю какой-то холодный взгляд, значения которого Лёля не поняла, и лаконично сказала:

			– На улице накрывай. Тепло сегодня.

			– Ба, ты чего? Я ничего не сделала. Меня мама причесала и прислала сюда.

			Иродиада Яковлевна улыбнулась одними губами и ответила:

			– Всё хорошо, Лёля, я не сержусь. А папа где?

			– Не знаю, одевается, наверное.

			– Ну неси посуду. Только осторожно, смотри не споткнись.

			Лёля ловко накрыла на стол, представляя, будто она официант в ресторане. Раскладывая приборы, она ходила, заложив одну руку за спину, и, хотя это было неудобно, старалась всё делать одной рукой. Вид у неё был надменный. В увитой виноградом беседке бабушка зажгла свет, и сумерки обернулись глухим и таинственным мраком.

			Лёка вышел из дома чистый, с влажными после купания волосами. Блаженная улыбка растягивала его губы. Он подошёл к Лёле, обнял её, притянул к себе, сказал:

			– Ну красота. Что ещё человеку в жизни нужно? А нужно человеку… – Он отпустил Лёлю, повернулся в сторону кухни и крикнул: – Мам, у нас водки нет?

			– Водки? – отозвалась Иродиада Яковлевна. – Кажется, в буфете осталось с прошлого раза. Посмотрю.

			– Лёлька, давай дуй на кухню, тащи мне рюмку. А бутылку пока не надо, пусть бабушка в холодильник поставит.

			Лёля, радуясь Лёкиной радостью, спеша услужить, вприпрыжку поскакала на кухню. Из дома лёгкой походкой вышла Галя и со словами: «Я Иродиаде Яковлевне помогу», – пошла туда же.

			Лёка ничего не ответил, только, сидя за столом беседки, кружевной, сверкавшей, как ёлочная игрушка, кивнул улыбаясь. Он глядел куда-то вперёд и вверх – на тёмные ветви большой берёзы. По дорожке прошла Лариса, держа в руках малюсенькую кастрюльку.

			– Добрый вечер, Лара, – сказал Лёка.

			– Добрый вечер, – сдержанно ответила Лариса.

			– Фёдор приехал?

			– Да, вот ужинать будем, – сказала она и скрылась на своей половине.

			У Васильевых зажёгся свет и стали слышны приглушённые голоса. Из кухни пришли Иродиада Яковлевна, Галя и Лёля.

			Сели ужинать. Лёка выпил водки и закусил щами. Было видно, что ему вкусно.

			– Я, мамуля, взял твои рентгеновские снимки, посмотрел. Всё в порядке, – он хмыкнул, покрутил головой. – Ты, оказывается, корсет носила. Не знал.

			– Откуда тебе известно? – смущённо спросила Иродиада Яковлевна.

			– На снимках видно, – пожал плечами Лёка.

			– Корсет? – поразилась Галя. – Как интересно! Расскажите, Иродиада Яковлевна.

			– Нечего рассказывать. Это вещь интимная, и ты мог бы помолчать.

			Иродиада Яковлевна выпрямила спину и по-девичьи опустила глаза. Ей, видимо, было неловко.

			– Я второе принесу, – легко сказала Галя и пошла на кухню.

			– Прости, мама, я не думал, что это тебя заденет.

			– Пустяки. 

			– А чего это – корсет? – поинтересовалась Лёля, которой бабушка дала на ужин простоквашу с чёрным хлебом и творог. Такая еда, да после приезда родителей, обидела Лёлю: хотелось чего-то очень вкусного.

			– Корсет? – бабушка деревянно повернула голову и холодно глянула на сына. – Это бельё такое. Ешь, не отвлекайся.

			Бабушкин ответ удовлетворил Лелю, и она с надеждой спросила вернувшуюся мать:

			– Мам, а ты торт не привезла? Или пирожные?

			– Нет, – ответила Галя. – А ты хотела? Ну мы в другой раз купим.

			– Торт? – Иродиада Яковлевна надменно подняла брови, и они взлетели выше очков. Губы Иродиада Яковлевна сжала, отчего вокруг рта сильно прибавилось морщин, и неприятным голосом сказала:

			– Разве день рождения или праздник? К чему, Лёля, торт? Это дорого.

			– Дорого, недорого – какая разница? Привезу Лёльке торт, – сказал Лёка.

			– Невозможно с сумками в метро и электричке, – пожаловалась Галя. – Мы всю дорогу стояли. Народу – вы себе, Иродиада Яковлевна, не представляете.

			– Однако темно, и ребёнку пора спать, – сказала, вставая, бабушка.

			– Точно, Лёлька, время, – спохватилась Галя. – Зубы чистить – и в кровать. Быстренько. 

			Лёля сидела опустив голову, но её огорчения никто не замечал.

			– Мам, я лягу, а ты посидишь со мной немножко? – с надеждой спросила Лёля.

			– Заинька, когда же мне? Нужно бабушке помочь, посуду помыть.

			– Спасибо, Галя, – сдержанно кивнула Иродиада Яковлевна. – А ты, Лёка, щепок наколи для самовара. И не вздумай больше шишками топить: самовар загубишь.

			У Лёли задрожали губы. Она подошла к отцу, обвила руками его шею, уткнулась в затылок. От Лёки пахло Лёкой, и прекраснее был только запах Гали. Лёля вздохнула.

			– Давай, Лёлька, поторапливайся, – сказала Галя и пошла на кухню.

			– Ну что, мышь? Ты не горюй, я с тобой посижу. Годится? – Лёля кивнула. – Я, конечно, не мама, – шепнул Лёка, – но, может, тоже на что-то сгожусь. Давай быстренько, а я сейчас приду.

			Лёля шмыгнула носом, потёрлась о Лёку и побежала умываться.

			Каждый раз, когда родители приезжали из города, Лёля ждала чего-то необыкновенного, и каждый раз всё оказывалось обыкновенно. Словно они были сами по себе, а она сама по себе. Завтра все вместе пойдут на пруд – и это хорошо. Можно будет поиграть с папой в бадминтон, а так – больше ничего особенного. После обеда начнут собираться обратно, и мама будет торопить. Потом уедут – и конец, до следующей субботы.

			Лёля почистила зубы, умылась и пошла наверх, в мансарду, где стояла её кровать с набитым сеном матрасом. Из-за сена постель чудесно пахла и иногда кололась, травинки пробивали ткань и щекотали кожу. Нюра каждый год приходила косить траву у Иродиады Яковлевны, а потом бабушка набивала Лёле свежим сеном матрас. Только забравшись в постель, Лёля почувствовала, как сильно она устала. В голове сразу мысли потекли вяло, утратили стройность. Раздались тихие шаги. Вошел Лёка, сел в ногах.

			– Не спишь? – шёпотом спросил он. – Я тебе там на стол пятнадцать копеек положил на мороженое, как договаривались.

			– А-а-а, – сонно ответила Лёля, – спасибо. А я тебя жду.

			Лёка погладил маленькую худую руку, лежавшую поверх одеяла, сказал:

			– Ну как ты тут без нас?

			– Нормально.

			– Скучаешь?

			– Не-а. Мы с Мишкой всё время вместе. И Ируня, когда не вредничает, тоже ничего.

			– Это хорошо.

			– А я всё равно в Москву хочу: надоело тут. Я бы пожила немножко с вами, а потом обратно вернулась.

			– Что там делать? Жара! Моя бы воля, я бы к вам на всё лето приехал. То-то зажили бы.

			– Было бы здорово, – сказала Лёля и даже приподнялась на локте, но отец положил ей руку на плечо, и она легла.

			– Как-нибудь, может, и получится. Почитать тебе? Маршака хочешь? На столе лежит. «Шалтай-болтай» и всё такое.

			– Нет. Не хочу. Лучше про белого барашка.

			– Это что? 

			– Ну помнишь: «У нашей Мэри есть баран. Собаки он верней»?

			– А, да. Это хочешь?

			– Нет. Просто вспомнила. Вот если бы у меня был такой барашек. В школу бы за мной бегал, как собака. Шёрстка у него была бы нежная. И он бы меня любил и слушался. Все бы дети завидовали. А кто лучше: барашек или собака?

			– Я не знаю, – растерялся Лёка. – Я баранов, кажется, только в зоопарке видел. Не знаю их повадок. Я бы собаку выбрал.

			– Да? Думаешь, лучше?

			– Уверен. Собаки умнее. Не зря же говорят: «Глуп как баран». Про собаку так не скажут.

			Лёля вздохнула:

			– Но, вы же и собаку не купите.

			– Я бы купил. Мама с бабушкой не согласны. Ты же знаешь.

			– Угу. А барашек такой мягкий… Я бы повязала ему розовую ленточку, надела колокольчик, и мы бы с тобой водили его гулять. Все бы удивлялись…

			– Фантазёрка ты. Давай-ка спать.

			– Нет, не уходи. Расскажи чего-нибудь.

			– Что рассказать? Я ничего не знаю. Сказку?

			– Ну вот ещё! Я уже большая. Зачем мне сказки? Расскажи, как ты с мамой познакомился.

			– Ну… – протянул Лёка из темноты. – Познакомился обыкновенно, как все люди знакомятся.

			Лёка замялся. Сказки он умел рассказывать очень хорошо, потому что приспособился переделывать на свой лад то, что почти забылось с детства. А тут растерялся. С улицы раздалась музыка: сначала вступление, потом тяжело и нежно запел бас.

			– Это у Марьи Борисовны, – разрешила Лёля Лёкино недоумение. – Она часто эту песню слушает.

			– Да. «Элегия» Маснэ. Шаляпин. Конечно, – сказал Лёка. 

			И тут его осенило. Как поспособствовал Шаляпин, сказать трудно, но ему живо вспомнилось, как недавно, в конце сезона, они с Галкой ходили в Большой на «Лебединое»: Лёкина пациентка в благодарность подарила ему два билета в партер. Галя страшно обрадовалась, долго собиралась и в театре была красивее всех. Сам же Лёка был после суточного дежурства. Как ни силился держаться, а в темноте да под хорошую музыку задрёмывал, и выходило забавно: то белый лебедь, то чёрный, а когда поменялись – упустил. Галя деликатно толкала его в бок. Впрочем, сходили очень удачно. Воспоминание о балете, вызванное из памяти Шаляпиным, оказалось очень кстати, и тут уж Лёка не сплоховал. Он завернул Лёльке историю про девушку, прекрасную, как Лебедь, про злодея в плаще и про него самого, принца Лёку, вырвавшего красавицу Галю из когтей злодея. Всё это угощение Лёка заправил на манер американского вестерна, и получилось – пальчики оближешь. Лёля была в восторге. Она затаив дыхание слушала рассказ отца, прерывая его уточнениями: «Это мама кричала? Это мама была? Ты его побил?». Благополучно добравшись до финального адажио, а может, па-де-де, Лёка сам остался доволен своим рассказом: здорово получилось.

			Лёка замолчал, и Лёля подергала его за рукав:

			– Ну давай, дальше рассказывай. А какое на маме было платье?

			– Какое? – задумался Лёка. – Красивое, конечно, как в театре. Всё блестящее, сверкающее и вот тут, – Лёка поводил в темноте рукой, – вот такое…

			– Какое такое? Длинное, с оборками?

			– Ну да, да! Именно. Я так и хотел сказать. Определённо с оборками. Подчёркивающее.

			– А, ну дальше!

			– В общем… Я попросил у неё позволения проводить до дома.

			– Но ты тогда уже влюбился?

			– Я? Без памяти! Сразу и наповал!

			Лёля тихо вздохнула от восторга и уткнулась лицом в подушку.

			– А потом?

			– Что – потом? Потом ты родилась, и всё стало ещё лучше.

			– А-а-а, – зевнула счастливая Лёля. – Это хорошо. Я тебя люблю.

			– И я тебя люблю, старушка, спи спокойно.

			Лёка встал, поцеловал дочь в нежную щёчку и вышел вон.

			Дрёма сразу завладела Лёлей. В ушах зашумело, тело утратило вес и тихо поплыло в сладкий сон. Шум в ушах сменился нежной музыкой, обрывки видений проплывали перед закрытыми Лёлиными глазами и начинали складываться в стройный сон. Ей снилось мамино лицо с огромными сияющими глазами. Мама склонялась над Лёлей, шептала что-то неразборчивое, но Лёля всё понимала. Потом мама отодвинулась от Лёли и закружилась в пене кружев. Кружение, как водоворот, затянуло Лёлю, и она тоже поплыла куда-то, пытаясь дотянуться до мамы.

			Лёля спала, раскинувшись на кровати, и губы её чуть шевелились. Стояла тёплая ночь, стрекотали кузнечики, пахло сеном и бабушкиными ночными цветами. Чёрные ночные ели остриями упирались в высокое небо, усыпанное мелкими северными звёздами. Гавкала неугомонная соседская собака, а из сада доносились голоса и смех.

			Лёле снилось, что в погоне за мамой она взлетела. Радость лёгкими пузырьками заполнила тело, запахло газировкой «Дюшес». Лёля рванула вперёд, поднажала и ухватилась за кружевную пену маминого платья. Но то, что она ухватила, оказалось вязким тестом, тут же растянувшимся и прилипшим к рукам. Мама полетела дальше, а тесто растягивалось и растягивалось, пока не порвалось, и Лёля в отчаянии уставилась на свои руки. Она попыталась оторвать тесто, но оно тут же опять приклеивалось, и голос Иродиады Яковлевны сказал: «Ты муки не доложила, а ведь я тебя предупреждала! Вот теперь так и ходи!». Лёля испугалась, стала отдирать от рук липкую гадость, но тесто не отлеплялось. Она в панике заметалась – и проснулась с колотящимся сердцем и ощущением чего-то липкого на руках.

			Обида и горькое разочарование переполняли Лёлю. Она вылезла из постели и пошла на террасу, освещённую неверным светом из беседки. Лёля подошла к маминой кровати, откинула покрывало и залезла под одеяло. Лежать в маминой постели было приятно и не страшно. Она решила здесь дожидаться родителей.

			Внизу пили чай. Звякала посуда, и бабушкин голос говорил:

			– Дора, возьмите вишнёвое. В этом году, по-моему, вышло удачно.

			В беседке собрались все: папа, мама, бабушка и Мишкины родители. Лёля рассеянно слушала разговор взрослых, всё ещё отчасти переживая приснившийся ей гадкий сон. Впрочем, ничего интересного за чайным столом не происходило. Сначала долго обсуждали бабушкино варенье и какая она замечательная хозяйка, а это и так всем известно, потом папа с Мишкиным отцом заговорили про международное положение. Мама что-то негромко сказала тёте Доре (Лёля не расслышала) и звонко рассмеялась, а Мишкина мама стала так давиться смехом, что даже хрюкнула. Звук этот, такой не взрослый, прямо поразил Лёлю. Бабушка озабоченно предложила воды, но Дора, продолжая давиться смехом, отказалась. Лёля дорого бы дала, чтобы узнать, что такого смешного сказала мама.

			Хлопнула дверь. Кто-то спустился с крыльца. По твёрдости солдатского шага она узнала Ларису Григорьевну.

			– Добрый вечер, – негромко, но внятно сказала она.

			– Лара, к нам идите, чай пить. И Фёдора ведите, – позвал папа.

			– Правда, Лара, присоединяйтесь, – приветливо сказала мама.

			– Спасибо, не знаю… Поздно уже, наверное. Я на кухню, за водой кипячёной для Ируни, а потом спать.

			– Спать? Да вы что, Ларочка? Завтра же воскресенье. Я сейчас за бутылочкой домой сбегаю, – вставил Мишкин отец. 

			– Ну так что, Лара? – спросил папа.

			– Не знаю, я скажу Феде. 

			– Давайте, давайте.

			– Однако свежо, – донёсся до Лёли голос бабушки. – Спать пора.

			– Что вы, Иродиада Яковлевна! Посидите еще, – сказала Дора.

			– Время детское, – добавил Мишкин папа, шумно выбираясь из-за стола.

			Лёля приподнялась на кровати и осторожно выглянула в окно. Она увидела сверкающую золотым светом беседку в кружеве чёрных листьев, стол с блестевшим на нём бабушкиным самоваром, собравшуюся за столом компанию. Мама наливала кому-то чай, и были хорошо видны её белые красивые руки. Получилось как в театре: словно Лёля смотрела с балкона на сцену.

			Мишкин папа вернулся быстро, держа в руках бутылку вина. Из дома вышли Ирунины родители, все потеснились. Бабушка, грозившаяся уйти спать, с места не тронулась, а стала угощать пришедших. Вечер уютно потёк дальше своим чередом. 

			Лариса Григорьевна высоким голосом сказала:

			– Всё, всё! Мне самую малость.

			– Символически, Лара, символически! – приговаривал разливавший вино Борис Григорьевич.

			– Я не пью и не одобряю, – строго сказала Лариса Григорьевна. – Ты, Федя, не увлекайся.

			– Как вам тут живётся, Лара? – проникновенно спросил Мишкин папа. – Не скучно всю неделю одной с детьми?

			– Мне не бывает скучно. На мне хозяйство и ребёнок. У нас бабушек нет.

			– Брось, Борька, на даче отлично, – заметила Дора Михайловна. – Я бы, если могла, всё лето с Мишкой тут сидела. На пруд бы с ним ходила каждый день, потом за черникой в лес. Я пирожки с черникой обожаю!

			– Да, тебе только пирожки лопать, – хмыкнул Борис Григорьевич.

			Повисла пауза. Бабушка сказала:

			– У меня подруга работает в ботаническом саду. Этой зимой она мне достала фикус, который, можете себе представить, растёт в Подмосковье! Я посадила его весной, и вот, прижился. У него листья с белым кантиком. Я всю весну за него дрожала.

			– А вот у нас дачи нет, – сокрушённо сказала Лариса Григорьевна. – Мы с Федей хотим купить, но это такой дефицит! Почище автомобиля.

			– Да, непросто, – согласился папа.

			– А между прочим, вы не слышали, здесь в посёлке никто не продаёт? – спросил Ирунин отец.

			– Я не слышала, Федя, – сказала бабушка.

			– Очень редко, – подтвердил папа. – Я даже не помню, когда последний раз продавали.

			– А я помню: Марья Борисовна с мужем после войны купила.

			– Точно, Иродиада Яковлевна, – оживлённо сказал Борис Григорьевич. – Это когда Александровичей посадили. Дачу конфисковали, а потом продали Рожанским.

			– Кому? – переспросил Фёдор Петрович.

			– Марье Борисовне, – объяснила Дора. – Её фамилия Рожанская.

			– Ну вот, пожалуйста! Бывает же, – заметила Лариса Григорьевна.

			– Ну это не дай бог! – сказала бабушка.

			Лёля слышала, как она энергично поплевала.

			– Нет-нет, вы меня поняли неверно, – поспешно сказала Лариса Григорьевна. – Если услышите что-нибудь – мы тут в посёлке никого не знаем, – так дайте знать. Вот Марья Борисовна, например, одна живёт, и родственников никаких, она сама мне говорила. Вдруг она продавать надумает?

			– С чего бы ей продавать? – сказала мама. – В наше время только покупают, а Марья Борисовна, сразу видно, человек со средствами.

			– Я думаю, не стоит обсуждать нашу соседку, – сказала бабушка тем тоном, каким имела обыкновение отчитывать Лёлю. – Я не дружу с Марьей Борисовной, но всё же… лучше оставить эту тему. Вы, Лара, в правлении кооператива спросите. Это самое правильное.

			– А мне Марья Борисовна нравится, потому что она к Мишке моему хорошо относится, – сказала Дора.

			– Вот именно. Зачем они туда с Лёлей бегают чуть не каждый день? – строго заметила бабушка.

			– Я Ируню не пускаю.

			– И правильно, Лара, делаете. Какие отношения могут быть у ребёнка со взрослым?

			– Ну, отношения могут быть разные, – сказал папа. – Некоторые просто детей любят: ей одиноко, вот она их и привечает.

			– Бедная, совсем одна, опереться не на кого, – заключила мама.

			Когда за столом заговорили про Марью Борисовну, Лёля навострила уши. Она сообразила, что ей-то всё слышно, а её никто не видит. Выходило, что она подслушивает. Но не нарочно же? Сами виноваты: орут на весь посёлок. Может, и у Марьи Борисовны слышно. Да, повезло сегодня. Вот так и узнают все тайны и секреты: по ночам. А то днём что же? Чуть только заговорят о чём-нибудь интересном, сразу прогоняют. «Это не для детских ушей!» – мысленно передразнила бабушку Лёля. Теперь она надеялась услышать что-нибудь поинтереснее, чем про Марью Борисовну и её дачу. Марья Борисовна, конечно, очень хорошая и сегодня угощала пудингом, но лучше бы они там, внизу, какую-нибудь тайну открыли. Иногда Лёля мечтала, как было бы здорово, окажись она не родным ребёнком, а приёмным, и если бы мама сейчас рассказала, что у Лёли совсем другие родители. Недавно даже кино такое по телевизору показывали. И Лёля могла бы в таком фильме играть, даже про себя саму. Мишка и Ируня увидели бы, и в классе тоже… Да-а-а…Фотографии продавали бы Лёлины в киосках «Союзпечати». Цветные, вполоборота, и… Лёля сладко вздохнула, и через минуту уже спала.

			Давно и крепко спал Мишка в своей детской никелированной кроватке с сеткой. Кровать ему была уже маловата, но её так и не поменяли – только повернули сеткой к стене, и мама сказала, что ещё чуть-чуть, и ему купят новую, взрослую. А пока Мишка спал на старой, раскинувшись и сбросив одеяло. Ему было жарко, и сладкий детский пот покрывал лоб и шею. Мягкие кудряшки чёрных волос намокли и прилипли к коже, тоненькая струйка пота стекала от виска к уголку рта. Никаких снов Мишка не видел. Этот вечер он провёл отлично. После купания ужинал с родителями на террасе, а потом они с мамой зажгли свет под абажуром над большим обеденным столом и долго возились с гербарием, тихо радовались, смеялись, перелистывали энциклопедию.

			Пришло время спать, и мама уложила Мишку, взяла в руки «Тома Сойера» и прочитала сразу две главы. Мишка «Тома Сойера» обожал, читал несколько раз, и ему никогда не надоедало. Сегодня мама читала про суд над Мэфом Поттером, и Мишка дрожал от возбуждения, ожидая кульминации – появления главного и неожиданного свидетеля, Тома.

			Мишка часто воображал себя смелым и бесстрашным, как Том. В своих мечтах он один убегал на пруд и в Малаховку. Он горевал, что в жизни так нельзя. Как бы это вдруг он не пришёл обедать? Бабушка бы стала искать, кричать, набросилась бы на дедушку. Мишка ясно видел Софью Михайловну, решительными шагами направляющуюся в милицию, и от этой картины холодел, оставляя всякие мечты о побеге. Да и то сказать, с кем было бежать? Лёля, конечно, верный друг и не такая девочка, как Бекки Тэтчер, но до Гека Финна ей далеко, что и говорить. А если рассказать Лёле о побеге, она только на смех поднимет.

			Мишка слушал, как читала мама, и представлял себя на месте Тома. И он дал себе обещание совершить что-нибудь необыкновенное. Он так размечтался, что, когда Дора закрыла книгу, спрятал лицо у неё на груди: боялся, что она прочтёт его мысли. А Дора ничего не заметила, только с любовью и восхищением смотрела на его пухлые губы, круглые щеки, мягкий овал лица. Её мальчик, необъяснимое чудо, лежал перед нею в старой линялой пижамке. Когда-то его не было, а теперь он есть, и пухлая ручка с нестриженными ногтями лежит на её руке, и краешек пижамы распоролся по шву…

			– Всё, Мишка, спать! – решительно сказала Дора и чмокнула его в макушку. – Завтра с утра нужно будет ногти постричь. Это ужас что такое. И ещё, смотри, какие грязные! Хоть картошку сажай.

			– Мам, поцелуй ещё раз, – попросил Мишка, зажмурился и приник к Доре. 

			 Он сегодня уже много её нюхал, но сейчас в последний раз с наслаждением потянул носом, вобрав в себя всю её, без остатка. Мама пахла чисто вымытым телом и немножко духами. Запах был еле уловимый, оставшийся от вчерашнего дня и поэтому особенно приятный.

			– От тебя духами пахнет, – сказал Мишка и потёрся носом о Дорину руку. – Только чуть-чуть. Хорошо…

			– Спи, Мишенька, закрывай глазки.

			Дора положила руку Мишке на лоб и глаза, выключила свет.

			– Посидишь?

			– Посижу.

			– Пока я не усну?

			– Угу. 

			– Тогда ладно.

			Он глубоко вздохнул и затих.

			Тикали часы на тумбочке, поскрипывал стул под полной Дорой, изредка тихо звякали пружины кровати. Сон накрыл Мишку ватной тишиной.

			Воскресенье началось с кукареканья петухов на чьём-то не очень близком участке, а потом громкий голос Нюры сказал, совсем рядом:

			– Я отсюда дотуда, Марь Брисна, вскопала, а дальше я не знаю. Вы чего хотите-то? Я вам говорю, нужно картошку сажать.

			– Не сейчас, Нюра, позже, – сдержанно и негромко ответила Марья Борисовна. – К чему картошка? Что я с ней буду делать?

			– Как что? – повысила голос Нюра. – На всю зиму запасать надо.

			– А хранить?

			– Тут и хранить. А чего?

			– Не знаю. Оставь, не хочу. Потом поговорим. Как тут хранить? Что за глупая морока.

			– Ну вы как хотите, а я пошла, – недовольно сказала Нюра. – Я косу править буду.

			– Что?

			– Пойду к Верещакам косить.

			– Иди, ступай.

			Лёля знала таинственную способность звуков переноситься с террасы Марьи Борисовны к ней в мансарду, ничуть не теряя ни в громкости, ни в чёткости. Она услышала, как Нюра протопала по террасе и спустилась с крыльца. Звякнула ложечка о блюдце, а затем Марья Борисовна поставила на него чашку. Лёля догадалась: Марья Борисовна пьёт кофе. Громко зашуршала газета. Лёля приподняла голову, выглянула в окно, находившееся прямо у её изголовья. Ей прекрасно было известно, что она ничего не увидит. Дачу Марьи Борисовны заслоняли высоко поднимавшиеся бабушкины яблони. Яблоки висели обманчиво близко и уже начинали румяниться. Сон прошёл, а Лёля снова легла на подушку и подумала о том, что она всё время подслушивает, хоть и совсем не нарочно. Ей вспомнился вчерашний разговор про Марью Борисовну, и она расстроилась. Раньше ей казалось, что вот так пить кофе по утрам, аппетитно и солидно, как это делала Марья Борисовна, очень здорово. А сейчас представилось совсем другое: сидит Марья Борисовна одна и никто, кроме скучной Нюры, к ней не придёт. От этой мысли Лёле сразу захотелось к родителям. Она откинула одеяло, вскочила с кровати и на цыпочках, по холодным утренним холодом доскам, пошла, побежала на террасу. 

			Они спали, невинные и красивые, склонив головы друг к другу, и Лёля вдруг подумала: живые ли они? Она испугалась, представив себя сиротой. У неё зачесалось в носу, и глаза налились слезами. Вытянув шею и стараясь не шуметь, подвинулась ближе к постели, заглянула сверху, чтобы проверить: живы ли? Оказалось, живы. И Галя и Лёка тихо дышали, и у Лёли отлегло от сердца. И тут же ей стало досадно: приключение не состоялось, она не сирота, а значит, и сегодня всё будет, как всегда. Лёля тихо попятилась, вернулась к себе в комнату, принялась рассеянно одеваться. Одевшись, прихватила оставленные отцом пятнадцать копеек, спустилась вниз и побежала по дорожке к будочке туалета. Туалет Лёля любила за то, что там царил таинственный полумрак и жили большие серые пауки. Они заплели свежей паутиной окно и углы, и, сидя в туалете, Лёля наблюдала, как они сторожат.

			Дальше утро покатилось как по маслу. Умывание холодной колодезной водой, чистка зубов, заплетание ненавистных кос, завтрак. Галя с Лёкой всё спали. Сидя за кухонным столом, Лёля сказала бабушке:

			– Уже поздно? 

			– Нет, – ответила Иродиада Яковлевна. – Не вздумай их будить: папа очень устал, ему выспаться надо.

			– Я знаю, – покорно ответила Лёля. – А на пруд?

			– Спешить некуда, – сказала бабушка, намазывая хлеб маслом. – Пусть спят; и я отдохну. Я с утра уже в магазин сходила, принесла свежий хлеб, молоко, творог вот сегодня был развесной, очень хороший. Дать тебе? Я в него сметану и сахар положу.

			– Нет! – возмутилась Лёля. – Я вчера на ужин творог ела. Не хочу.

			– Ну как хочешь. А напрасно: творог полезен.

			–Я его не люблю. Он противный.

			– Лёля! – Иродиада Яковлевна укоризненно покачала головой. – Нельзя так говорить о еде: это неприлично. Кому-то творог нравится.

			Лёля вздохнула: что толку спорить? Всё равно взрослые всегда правы, а дети – нет. Обязательно найдут, за что отругать. Вот, пожалуйста, сейчас за творог влетело. А что она, Лёля, такого сказала? Что он противный? Так это же правда.

			– А мне папа денег дал на мороженое, – сказала она и покосилась на бабушку. 

			– Прекрасно. Кончишь завтракать – можешь сходить. Возьми бутерброд.

			Лёля допила чай и рванула за мороженым. Вернулась, деловито облизывая крем-брюле, однако делать по-прежнему было решительно нечего. Папа с мамой спали, у Аксельродов тоже было тихо – в воскресенье бабушка не разрешала рано бегать к Мишке. Только Ируня встала: слышно было, как Васильевы завтракают у себя на террасе. Лёля прошлась перед домом, надеясь, что Ируня выйдет. От скуки расчертила прутиком классики и принялась прыгать, но вяло, без азарта. Слышно было, как Лариса Григорьевна что-то втолковывала мужу Феде, тот отвечал неразборчиво, а Ируня нудила и канючила – не хотела есть яйцо.

			Драгоценное воскресное время уплывало. Лёля остановилась, вздохнула и решила идти к забору – стеречь Мишку. Она продралась через колючий крыжовник и остановилась у проволоки, глядя на Мишкину террасу. От дома к кухне прошёл маленький и мрачный Григорий Евсеевич, потом вернулся в дом с большим, видимо, горячим чайником. Следом за ним от кухни к дому засеменила Софья Михайловна. В руках её была миска, накрытая полотенцем. «Интересно, – подумала Лёля, – что у неё там?» Из кухни Аксельродов никаких запахов не доносилось. «Нет, не оладьи, – вяло рассуждала она. – Что же это может быть под полотенцем?»

			Наконец, резво прыгая по ступеням, появился Мишка. В руках у него был мяч, и он принялся стучать им об землю. Вид у Мишки был довольный. «Меня не замечает, – мрачно подумала Лёля. – Ну что ж, а я и не выйду, и звать его не стану». Она задвинулась обратно в кусты, повернулась и понуро поплелась в дом.

			Неслышно ступая, поднялась к себе и из ящика стола достала акварель и бумагу. Она расположилась за столом в беседке, где накануне вечером так долго пили чай. В мрачном раздумье уставилась на чистый лист бумаги. Его можно заполнить чем угодно. Обычно Лёля не знала сомнений, смело принималась рисовать, но сегодня настроение было плохое, и пустой лист был просто тем, чем был: пустым и плоским листом. Лёля вздохнула и решила нарисовать что-нибудь утешительное, от чего не будет грустно. К примеру, принцессу в золотой короне и прекрасном платье. Сделав набросок карандашом, принялась раскрашивать. Акварель предательски растеклась, и платье вышло кривое, с некрасивыми потёками. Небесно-голубой оттенок, которого Лёля хотела добиться, у неё не получился, кое-где принцесса была покрыта бурыми, неизвестно откуда взявшимися пятнами, корона вышла не золотого, а какого-то яичного цвета, и, ещё больше расстроившись, Лёля в который раз позавидовала Мишке и его ловкому умению рисовать. Закончив раскрашивать принцессу, Лёля собралась нарисовать позади неё замок, но тут сверху раздался громкий и насмешливый голос:

			– Лёлька, ты что же это ночью бродила? Зачем в мамину постель забралась? Вот был нам сюрприз. Я тебя еле обратно дотащил.

			Лёля встрепенулась, подняла голову и увидела выспавшегося Лёку с всклокоченными со сна волосами.

			– Пап, вы встали? Ура! – заорала Лёля, вскочила и принялась подпрыгивать на одном месте. – Сейчас на пруд пойдём?

			– Не, Лёлька, сначала завтракать. Ты ела?

			– Угу.

			– А я голодный.

			– Ну вы же долго будете, – огорчилась Лёля.

			– Ничего, солнышко, спешить некуда, – откуда-то из глубины террасы сказала Галя.

			Через минуту Лёка, в одних трусах, и Галя, в затейливом нейлоновом халатике, вышли из дома. Розовая и румяная Галя, с блестящими глазами и распущенными волосами, чмокнула Лёлю и пошла умываться.

			– Мамуля! – крикнул Лёка, направляясь к кухне. – Приготовь мне яичницу.

			– Сколько тебе яиц? – спросила из кухни бабушка.

			– Много, – ответил Лёка. – Лёлька, пошли со мной. Будешь меня холодной водой поливать. Только в трусы не лей – вот сюда, на шею.

			Лёка нагнулся, и Лёля стала усердно его поливать. От холодной воды Лёка охал, но терпел, а Лёля радостно визжала. Выглянула из кухни смеющаяся и удивлённая Галя, а на дорожке появились Лариса Григорьевна с Ируней. Лариса Григорьевна с некоторой опаской оглядела умывающегося Лёку, взяла за руку жавшуюся у неё за спиной Ируню и со словами: «Доброе утро, мы на пляж» – бочком пробралась к калитке.

			– Ируня, хочешь, я тебя обрызгаю? – вслед им радостно предложила Лёля.

			– Не-е-т! – тут же заревела Ируня.

			– Что вы, в самом деле! – ужасным голосом проговорила Лариса Григорьевна, выдёргивая Ируню за калитку.

			– Лёлька, ты зачем девочку пугаешь? – отфыркавшись, спросил Лёка. – Полотенце давай.

			Бабушка позвала завтракать. За столом в беседке становилось жарко. Высоко поднявшееся солнце теснило тень. Расправившись с едой, Лёка сказал:

			– Яичница была замечательная. Спасибо. Ты, мамуля, в другой раз сало купи и с салом сделай. Ну что, красавицы, на пляж?

			 На пляж пошли, нагруженные полотенцами, сумками и старым байковым одеялом, которое всегда расстилали на берегу. У Лёли в руках был огромный надувной мяч-глобус ярко-жёлтого цвета с синими материками. Лёля держала его двумя руками и подбородком, уткнувшись носом в Северный полюс.

			– Лёлька, сдуй мяч, тебе идти неудобно. Папа тебе на пляже заново надует, – говорила Галя.

			Но Лёля не хотела. Она очень гордилась своим мячом, и ей приятно было, когда другие дети восхищённо тыкали в него пальцами.

			По их обычно тихой улице шли нескончаемым потоком, как на демонстрации, люди. Все двигались в одном направлении, к пруду, и Лёля забеспокоилась, найдут ли они на пляже место.

			– Вот опоздаем, – заныла она.

			– Ерунда, всегда место найдётся. Пристроимся к Аксельродам или Ларису потесним, – беззаботно сказала Галя.

			– Ну пап, идём быстрее, – беспокоилась Лёля.

			Родители прибавили шагу, но тут из-за поворота, против общего движения, появилась Марья Борисовна, одетая, как для города, и со своим оранжевым зонтиком в руках. На Марье Борисовне было цветастое крепдешиновое платье, и роскошные букеты шевелились, как живые, на её могучем бюсте и большом животе. Раскрытый зонтик озарял Марью Борисовну оранжевым сиянием. Увидев соседей, она остановилась, расставила руки, чуть не задев зонтиком физиономию проходившей дачницы, и прогремела:

			– Доброе утро! Александр Абрамович, Галочка, а я на станцию. Поеду в город, пока народу мало.

			В одной руке Марья Борисовна держала на отлёте зонтик, затруднявший движение по улице, а на другой у неё болтался чёрный лаковый ридикюль. Она надвигалась, словно хотела заключить всю семью Верещаков в свои объятья. Галя инстинктивно попятилась, но, спохватившись, остановилась, улыбнулась и сказала:

			– Доброе утро, Марья Борисовна! Рада вас видеть.

			– Здрасьте, – сказал Лёка, неловко раскланиваясь и пытаясь не уронить пляжный скарб.

			Лёля подумала, что Марья Борисовна похожа на украшенный букетами локомотив из фильмов про победу. Только вот зонтик тут был ни при чём.

			– Иду на станцию, – ещё раз объяснила Марья Борисовна. – А вы на пруд? Места не найдёте. – Она остановилась, перегородив дорожку. – Говорят, люди даже из Москвы приезжают. Настоящее столпотворение.

			– Пристроимся, – беззаботно сказала Галя. – В тесноте да не в обиде.

			– А я, Галочка, с войны толпу не люблю, – возразила Марья Борисовна. – Вы приходите как-нибудь чай пить, я вам расскажу про тогдашнее житьё-бытьё. Чего только со мной не было! Я ведь всю войну – в Ленинграде, самые тяжёлые дни.

			– Как-нибудь зайдём, – кивнул Лёка.

			– Вот Лёленька с Мишенькой у меня частые гости. Верно, детка?

			– Угу! – с готовностью ответила Лёля. – Вчера вишню чистили. Я, мам, половину таза начистила. Мишка меньше. Столько не смог.

			– Умница, – рассеянно похвалила Галя.

			– Да-да-да, – кивала Марья Борисовна, – помощники, молодцы. Чудесные дети. Я очень детей люблю, а ваших особенно. Такие смышлёные и хорошо воспитанные!

			– Спасибо, – улыбнулась Галя. – Только, боюсь, надоедают они вам.

			– Вовсе нет. Ну пора мне, – заторопилась Марья Борисовна. – Электричка ждать не будет. Заглядывайте ко мне.

			– Спасибо, обязательно. Всего хорошего! – сказал Лёка.

			Дачный пляж оправдал самые дурные опасения: яблоку негде было упасть. Словно это не Подмосковье, а Черноморское побережье в самом скверном своём виде. Лёля со словами «Вот видите, я так и знала!» ринулась в лабиринт тел, подстилок, детских игрушек и сумок всех мастей и размеров. Она ловко пробиралась среди балаганной пестроты и давки, однако найти знакомых было трудно. Галя и Лёка отстали, осторожно пробираясь где-то сзади, а Лёля мчалась зигзагами, крутила головой в разные стороны и время от времени громко звала: «Ми-и-и-шка!». Отдыхающие пугались, сердились на загорелую девочку с жёлтым мячом. Добежав до воды, Лёля с налёту наткнулась на Мишку, строившего с Ируней большую крепость.

			– Привет! – задыхаясь, сказала Лёля. – Где твои?

			– Там, – сказал Мишка и ткнул в сторону, где на подстилке в пёстром и очень полнившем её купальнике сидела Дора. Она с удовольствием ела булочку с маком. Подошли Галя с Лёкой, и Дора оттащила вбок свою простыню, освобождая место Верещакам.

			– Пап, Мишка, давайте в воду!

			Лёля разбежалась и нырнула, подняв брызги фонтаном.

			Под водой звуки доносились смутно, пёстрый бедлам пляжа исчез. Лёля держалась, сколько могла, а потом выскочила, как пробка, и шум, и цвет, и свет снова обрушились на неё. Несколько раз она повторяла погружение и каждый раз восхищалась: поверхность воды разделяла два мира.

			– Мишка, иди сюда. Чего покажу! – закричала она, но Мишка был уже тут.

			– Чего? – горя нетерпением, спросил он.

			– Вот нырни, а потом вынырни, и тогда поймёшь. 

			Мишка нырнул, вынырнул, и сказал:

			– Ну?

			– Там тихо и темно, а тут светло и шумно, – пояснила Лёля.

			– А, так я это знаю! Я тоже люблю то туда, то обратно. Как в фильме про Марью-Искусницу.

			– Точно! – Лёля округлила глаза. – И зачем она из подводного царства ушла?

			– Ты что! Её там никто не любил. Давай в мяч играть.

			– Может, Ируню позовём? – предложила Лёля.

			– Ну давай, только она ведь ныть будет.

			– А ну её, – согласилась Лёля. 

			Они принялись кидать Лёлин мяч, и весь мир был у них как на ладони.
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			Лёля открыла глаза: её разбудил запах кофе. Она снова их закрыла, с отвращением поморщилась и подумала, что мать уже встала и торчит на кухне.

			Неделю назад Лёля, теперь уже окончательно, вернулась в Москву и поселилась у матери: жить больше было негде. Она нехотя, ненавидя себя и весь белый свет, вылезла из кровати и, как была, в ночной рубашке, отправилась в туалет и ванную. Вода, слава тебе, господи, была горячая, вчера включили. Из ванной комнаты вышла умытая и свежая. Прежде чем войти в кухню, остановилась в коридоре, собралась, оградила себя со всех сторон заслонами и, непроизвольно вздохнув, – вошла. 

			Полная и всё ещё красивая Галя сидела за столом, курила, пила кофе.

			– Доброе утро, – ровно и приветливо сказала Лёля. А про себя подумала: «Ёлки зелёные! Что ж она с утра губы намазала? Ещё девяти нет!».

			Галя, действительно, была не по-утреннему ярко накрашена: кроваво-красная помада так и била в глаза и жирный кровавый полумесяц остался на чашке там, где она касалась её губами. «Самое ужасное в мытье посуды, – с отвращением подумала Лёля, – оттирать помаду от чашек».

			– Доброе утро, Лёлечка, – ласково ответила Галя. – Наливай себе кофе – я только что сварила. Ты же знаешь, я без кофе не человек: давление ужасно низкое. Я вчера на Кировской купила прекрасную арабику. Чувствуешь запах?

			– Мама, я тебе много раз говорила: я не люблю кофе. Я чай заварю.

			– Впервые слышу. Ну как хочешь. А по-моему, хорошо с утра для поддержания тонуса. 

			– Зачем?

			– Что – зачем?

			– Зачем тонус поддерживать? – резко спросила Лёля и зажгла газ под чайником.

			– Как это зачем? – изумилась Галя. – Чтобы всегда быть в форме – молодой, привлекательной. Соблазнительной, наконец, – она выпустила дым, прищурилась, потушила сигарету. – В кого ты такая неженственная? Меня-то бог не обидел: я мужчинам всегда нравилась и сейчас не жалуюсь.

			– А меня это не интересует, – бесцветным голосом ответила Лёля. – Есть вещи поважнее.

			– Глупости. В мире нет ничего важнее любви и денег, вот и нужно стремиться, чтобы любовь нашла деньги. Для тебя это неважно, милочка моя, – весело, с вызовом, добавила Галя, – поэтому у тебя нет ни того, ни другого. И живёшь ты, как побитая собака, у матери. Вот так вот, Лёля.

			Лёля напряглась, чувствуя, что либо убьёт мать, либо расплачется, а Галя сказала:

			– Не дуйся, Лёлька! Если я правду тебе не скажу, никто не скажет.

			Лёля молча ополоснула кипятком чайник, насыпала заварку и тихо поставила чашку на блюдце.

			– Вот посмотри на меня, – откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу, сказала мать. – Дважды вдова, имею прекрасную трёхкомнатную квартиру и дачу. То есть совершенно независима и могу делать всё, что мне вздумается.

			– А что ты собираешься делать? – повернувшись к ней, серьёзно, с интересом спросила Лёля.

			– Как – что, девочка моя? – удивилась Галя. – Теперь, наконец, я могу диктовать условия мужчинам, и выбирать буду тоже я.

			– Ты что, замуж собралась?

			– Ну… теоретически – да. Впрочем, торопиться некуда.

			– Смотри, не продешеви, – презрительно улыбнувшись, сказала Лёля.

			– Девочка! Ты думаешь, что можешь меня поддеть? Нет и нет. А вот ты – запутавшаяся глупышка, и я не собираюсь на тебя обижаться.

			– Прости, мама, – глядя исподлобья, без улыбки, сказала Лёля. – Я не хотела говорить гадости. Просто мы на всё смотрим по-разному. Не знаю, как это так получилось.

			– Упрямая ты, – Галя пожала плечами, – не слушаешь моих советов. А стоило бы. 

			– Ладно, мам, хватит. Разговор пошёл по кругу.

			Лёля сделала себе бутерброд с сыром, села за стол и принялась безучастно жевать.

			– Хватит так хватит, – спокойно ответила Галя, налила себе ещё уже остывшего кофе, зажгла сигарету и сказала:

			– Ты помнишь, что я просила тебя сегодня сделать?

			– Помню, – буркнула Лёля. – Но не понимаю, почему на это дурацкое собрание должна ехать я, а не ты. Дача-то твоя.

			– Ну и что? – Записана на меня, но это формальность. Она такая же моя, как и твоя, и ты могла бы там хоть изредка бывать.

			– Что мне там делать?

			– Ну не знаю. Во всяком случае, я сегодня не могу, а тебе всё равно делать нечего, так поезжай, сделай одолжение.

			– Я же сказала, поеду, – поморщилась от досады Лёля.

			– Тогда поторопись. И, кстати, погода отличная. Я тебе завидую.

			– Ага!

			– Да-да, поверь мне. Собирайся.

			Галя вышла, а Лёля с тоской оглядела уютную кухню – с большим окном, хорошей кухонной мебелью и пёстрыми импортными занавесками. Видно было, что денег не пожалели. Впрочем, так же хорошо было во всей блестевшей чистотой квартире. Она вернулась к себе в комнату и принялась собираться. Натянула джинсы и футболку и вышла из квартиры.

			Галина Ивановна жила в прекрасном большом доме недалеко от бывшей Калужской заставы. Фасад дома выходил на шумный Ленинский проспект, а двором дом был обращён к Нескучному саду. Достаточно пересечь двор и окажешься в старой и запущенной части парка. Лёля вышла из подъезда, глянула в таинственную глубину парка и повернула за угол, на Ленинский. Дорога предстояла долгая и утомительная: троллейбус, метро, электричка. Лёля тряслась в троллейбусе, равнодушно глядя в окно. За окном мелькал солнечный город, стояло бабье лето. Троллейбус уносил Лёлю к метро «Октябрьская» и дальше – в детство.

			 Лёля не была на даче – страшно подумать! – лет пятнадцать, а до этого все летние впечатления были связаны с Удельной. Бабушка с помпой выезжала на дачу в апреле и возвращалась в октябре с бесчисленным множеством банок варенья, солёных огурцов и с мешком поздних яблок, которые сначала раскладывали на газете в коридоре, а потом раздавали родственникам и знакомым. Варилось позднее варенье, а остатки яблок перемещали с газет на полу в прохладу между оконными рамами, и бабушка всё время требовала, чтобы ели яблоки, потому что они портятся.

			А потом дачная жизнь неожиданно кончилась: Иродиада Яковлевна заболела и умерла. Некому стало торчать с Лёлей на даче. Лёле было жаль бабушку, но она радовалась, что больше не нужно всё лето жить за городом: она была большая девочка, и её тянуло в Москву. Затем, как-то быстро вслед за матерью, умер и Лёка. Лёля осталась с Галей одна. На дачу вовсе перестали ездить. Галя сдавала её на все лето и жаловалась, что так хлопотно и накладно иметь дачу. Однако продавать не продавала и иногда говорила Лёле, что было бы хорошо вложить в дачу деньги, привести всё в порядок, отстроиться, как все порядочные люди.

			Лёля же, оставшись без Лёки, чувствовала, что всё вообще зыбко и неустойчиво, словно необутой ногой ищет она в темноте скользкую ступеньку и не может нащупать. Дача тут уж была совсем ни к чему. Иногда звонил толстый Мишка Аксельрод, только Лёля не могла придумать, о чём с ним говорить. Не вязался его голос с зимой, с уютом московской квартиры, и она говорила с ним вяло, цедила слова.

			А потом в Галиной, а значит, и в Лёлиной жизни появился лысый и респектабельный Иван Николаевич. Он был из Галиного министерства, хорошо зарабатывал и имел машину с водителем. Иван Николаевич Лёлей не интересовался, но деньги давал, и жизнь стала скучнее и богаче.

			Лёля спустилась в метро и подумала: как хорошо, что она уже не в Питере. Не нужно так бесконечно долго спускаться под землю, и станции нарядные – не чета питерским. Лёля отчего-то особенно не любила ленинградское метро. Её раздражала даже синяя буква «М» у входа, а больше всего – металлический устрашающий бас, объявлявший станции. Кому принадлежал этот голос? Обладатель его представлялся ей не живым человеком, а злым резиновым манекеном. Вообще жизнь в Питере вышла глупая и никчёмная. Начать с того, что, вместо прекрасного и такого любимого центра, Лёля оказалась далеко за Лаврой, в унылом рабочем районе довоенной застройки. Проспект Обуховской обороны был ужасен. Безрадостная река с одной стороны, унылые кубики застройки – с другой, несущийся дребезжащий трамвай, серо, пыльно, сыро. Где-то поблизости был мыловаренный завод, и часто ветер приносил оттуда нестерпимую вонь. Впервые Лёля ощутила её, когда бродила среди могил в Александро-Невской лавре, и запах этот стал для неё запахом кладбища. Смерть, тлен, тоска – это был Питер. Лёля жила с мужем и свекровью в большой двухкомнатной квартире с хорошими светлыми комнатами. Но окна с одной стороны смотрели в пустой двор, почти лишённый растительности, а с другой – на тяжёлую реку, катившую волны, как ленту конвейера.

			Лёля вышла на Краснопресненской и, ругая себя за то, что снова мысленно вернулась в Питер, пошла на радиальную. В набитом битком вагоне сесть не удалось, но, пробравшись в угол, она отчасти оградила себя от толчков. Напротив с плеером в ушах сидел симпатичный парень, и Лёля вспомнила попутчика, с которым ехала из Питера в сидячке. Он был тоже красивый, весёлый, а главное, с хорошей улыбкой. Сразу же заметив Лёлю, он всю дорогу до Москвы угощал её бутербродами и сигаретами, а на подъезде к городу стал просить телефончик, но Лёля не дала. Тогда он, комично прижимая руки к сердцу и клянясь в своей добропорядочности, навязал ей свой телефон. И сейчас, в вагоне метро, Лёля вдруг с испугом подумала, что наверняка выкинула бумажку. Она тут же полезла в сумку и стала там шарить. Попадалась всякая дребедень. Наконец на дне, под носовым платком, нашлась бумажонка. Лёля с облегчением и даже с удивившим её каким-то трепетом развернула клочок бумаги – с номером телефона и размашисто написанным именем «Костя». Лёля бережно переложила бумажку в косметичку, говоря себе, что звонить глупо и она, конечно, не станет.

			После «Пролетарской» стали больше выходить, чем входить, и Лёля наконец села. Пустеющий всё больше вагон с грохотом нёсся во мраке туннеля, тормозил на ослепительно сиявших станциях – и вырвался наружу на Ждановской. Лёля вышла, купила билет и стала ждать электричку. Здесь на перроне болталась немногочисленная и разномастная публика.

			Лёля вспомнила, как они с бабушкой ездили на дачу, всегда нагружённые кошёлками. Ехали от самого Казанского вокзала, через всю Москву, мимо нескончаемых товарных вагонов, путей, каких-то складов и сараев. Бабушка, хоть и была нагружена сумками, но шла легко, высоко подняв голову, спину держала прямо. Одевалась бабушка не модно, но значительно, носила соломенную шляпку с тёмной лентой: всякий видел, что идёт дама. Маленькая Лёля чувствовала, что Иродиада Яковлевна умеет ходить как надо, и гордилась бабушкой, которая, конечно, не была молода, но и старухой назвать её язык не поворачивался.

			Сейчас Лёля подумала, что бабушка умерла слишком рано, Лёля не успела её узнать, расспросить, научиться так ходить и одеваться – не модно, а по-своему. Галя, подумала она, в этом смысле совершенно безнадёжна: одевается она дорого, модно, но как-то неподходяще. Кажется, всего у неё слишком много. И волосы покрывает лаком – стоят на голове, как хижина дяди Тома. Лёле стало смешно от того, что она так подумала о причёске матери. Сравнение было дурацкое, а Галя, и это следовало признать, была в высшей степени ухоженной дамой: обязательная парикмахерская, лицо, маникюр, педикюр, очень дорогая портниха, блат в ГУМе – это всё была Галя. Вскоре после замужества приехав из Питера, Лёля и вовсе была потрясена видом матери. Избавившись от Лёли, мать с Иваном Николаевичем зажили как-то особенно благополучно и дружно. Иван Николаевич подарил Гале каракулевую шубу, и она в ней походила на императрицу Анну Иоанновну работы скульптора Растрелли, а вместо арапчонка у неё имелся славный чёрный пудель, также подаренный заботливым мужем. Эта шуба была Лёле особенно отвратительна: в ней-то, казалось, и заключались все Лёлины невзгоды, зыбкость эта проклятая, от которой замужество не спасло, так как и с мужем Юрой всё было неустойчиво, временно, неопределённо и тоскливо. Лёле вдруг представилось, что если искромсать гадкую шубу, чтобы мех и кожа визжали под ножом, то всё волшебным образом переменится и Лёля обретёт покой. Портить шубу она, конечно, не стала, а вскоре уехала обратно, в Питер, к постылому Юре, с мыслью уже никогда к матери не возвращаться.

			Подошла электричка. Лёля вошла в вагон, устроилась у окна и достала из сумки Пастернака, которого, уходя, сняла с книжной полки. Книга эта была еще Лёкина, купленная в далёкие шестидесятые. Лёля помнила, как Лёка принёс её домой, долго бегал по квартире, звучно и бездарно выкрикивая стихи, а потом лежал на диване и читал про себя. Кажется, он тогда был счастлив. Потёртый томик с пожелтевшими страницами, видимо, после того уже не открывали: Галя стихов не читала. Пролистав книгу, Лёля подумала о Веронике Сергеевне.

			Вероника Сергеевна, Лёлина московская знакомая, работала в библиотеке у метро «Академическая». Когда-то она закончила филологический факультет и считала, что жизнь с ней обошлась несправедливо, что по знаниям и способностям она достойна была гораздо большего. От обиды выработался у неё особенный тон: она имела обыкновение говорить расхожими фразами, придавая им иронический смысл. Манера эта так к ней пристала, что Вероника Сергеевна не замечала штампы, так ими и сыпала. Она чувствовала необходимость каждому новому знакомому объяснить, как это так вышло, что владеющая несколькими языками выпускница университета заведует районной библиотекой. Тогда она говорила: «Я положила жизнь на домашний алтарь», – а при этом имела в виду, что развелась, когда дочке было три года, что бывший муж ей не помогал и что не было сил писать диссертацию и растить ребёнка. Подвернулась библиотека – она пошла, думая, что это ненадолго, а вышло – навсегда. И европейские языки оказались ни к чему. Зато она стала завсегдатаем букинистических магазинов и на её столе, всегда на видном месте, лежал роман на французском или английском, который она действительно читала. Но истинной и тайной страстью Вероники Сергеевны, её кумиром, был Александр Сергеевич Пушкин. Чувство к поэту было так интимно, что Вероника Сергеевна таила его в глубине души и говорила о Пушкине только с самыми близкими подругами, словно стесняясь своей страсти, кажется, выходившей за границы литературных предпочтений. Она покупала всё, связанное с его именем, даже открытки. Портрет Пушкина висел у неё в спальне; белая фарфоровая статуэтка задумчивого поэта стояла на платяном шкафу; книги о нём занимали несколько полок её домашней библиотеки. Уже много лет по дороге на работу и с работы, трясясь в автобусе, Вероника Сергеевна играла в невинную игру, про которую, впрочем, она никому не рассказывала. Она воображала, что поэт, как в фантастическом романе, вдруг оказался перенесён из века девятнадцатого в наше время, пути его волшебным образом сошлись с Вероникой и она стала его Вергилием в современном мире. Она говорила с ним о политических событиях, о безобразиях советской жизни, о глупости и самоуправстве начальства, и поэт ей отвечал, часто очень парадоксально и едко. Поначалу она звала его, как полагается, Александром Сергеевичем, но потом они до того сблизилась, что Вероника позволила себе вольность и назвала его Сашей. Сказав так впервые, она испугалась, но потом плюнула на свои сомнения, рассудив, что вреда от её фантазии нет. Пушкин же на фамильярность не обиделся, и так оно и пошло. Жизнь с поэтом сильно скрашивала существование Вероники Сергеевны. Это придавало ей сил, но и мешало устроиться в жизни: рядом с Пушкиным живому мужчине не осталось места. Впрочем, Вероника Сергеевна умела отделить явь от сна, и всем было очевидно, что жизненные разочарования её не сгубили, хотя и потрепали основательно. Она не сдалась, в работе проявляла молодой энтузиазм, водила дружбу с малоизвестными писателями и устраивала литературные вечера. Её собрания имели хорошую репутацию. Узнав, что Лёля бросила Питер и возвращается в Москву – без работы и видов на будущее, Вероника Сергеевна предложила ей почитать стихи на одном из вечеров. Лёля согласилась, хоть и зареклась иметь дело с актёрской профессией.

			Карьера её в театре не задалась, и она наконец поняла, что не любит театр и играть не хочет. Мысль о собственной бездарности хотя и посещала её изредка, но оставалась на обочине, недодуманная.

			Открыв книгу, Лёля принялась читать – и увлеклась. Пропахший окурками вагон легко растворился. Дочитав стихотворение, подняла глаза и уставилась в окно. Проезжали Томилино.

			– Ваш билет, девушка! – сказал грубый женский голос, и, подняв глаза, Лёля увидела здоровенную грудастую тётку-контролёра.

			– А разве по воскресеньям билеты проверяют? – тупо спросила Лёля, протягивая билет.

			– Как видишь, – буркнула тётка. Она пробила билет бывшим у неё в руке пыточным инструментом и пошла дальше.

			Лёля автоматически сунула его в сумку.

			– Правильно, храни его, – сказала сидевшая напротив увядшая женщина. Она интимно склонилась к Лёле. – У меня два раза за одну поездку билет проверили. Представляешь?

			Объявили Малаховку, и пассажирка, любившая предусмотрительно хранить билет до конца поездки, взяла сумки и пошла к выходу. Лёля захлопнула книжку, но раздумала выходить здесь – решила ехать до Удельной, как, бывало, ездила с бабушкой. Шумная Малаховка проплыла за окном. Переехали речку, и тут – Лёля знала это ещё с детства – нужно было встать и идти к выходу, иначе не успеть. Она вышла в грохочущий и лязгающий тамбур. Электричка затормозила, остановилась, двери открылись, и она ступила на перрон. Поезд за её спиной тут же тронулся и с шумом понёсся в Быково. 

			Лёля полной грудью вдохнула дачный воздух. Она сразу узнала эти запахи. Пахло, как и много лет назад, прелой листвой, костром (дачники уже жгли опавшие листья), сырой после дождей землёй. Лёля бабье лето не любила. Она не любила его, как не любила сумерки. Мимолётная красота, тронутая разложением. Ничего надёжного – зыбкое, обманчивое равновесие!

			Неуверенно, с опаской поднявшись по шатким ступеням на мост, Лёля окинула взглядом станцию. Пути уходили далеко в направлении Москвы, рельсы сверкали на солнце, а по сторонам железной дороги стояли старые сосны и ели, остатки бывшего здесь когда-то леса, и крыши дач виднелись среди деревьев. Чистого воздуха было много.

			2

			Покинув станцию, Лёля направилась вглубь посёлка, к правлению дачного кооператива, располагавшемуся в одной из старых дач. Галя говорила, что хозяева, милые старички, старосветские помещики, скончались пару лет назад и их прелестный домик с паровым отоплением, паркетом, обоями на стенах достался правлению. Дача находилась в очень хорошей части посёлка. Подойдя к забору, прежде, при хозяевах, крепкому, а теперь давно не крашенному, с оторванными кое-где досками, Лёля вошла на участок. Перед домом рядами шли низкие скамьи: здесь в хорошую погоду проводили собрания кооператива. Часть скамей была уже занята. Люди кругом были совершенно незнакомые. Она покрутила головой, разглядывая дачников: старички и старушки, дачные старожилы; несколько крепких мужиков – за версту видно, что хорошие хозяева и всё сами могут делать – и строить, и сеять; несколько молодых мужчин и женщин с отстранённо-брезгливыми лицами. Все молодые были в джинсах, как и Лёля.

			Пришёл толстый молодой человек с шапкой всклокоченных чёрных волос. Он имел очень румяные щеки, каких не бывает у взрослых, и пухлый детский рот. Молодой человек близоруко огляделся через очки, раскланялся во все стороны, кашлянул и сел отдельно, вдалеке ото всех. Лёля с изумлением смотрела на него, потому что это был Мишка Аксельрод. Лёля обрадовалась. Целый день она вспоминала бабушку, и вот – свидетель её детства, живая часть её воспоминаний. Она робко подошла к нему.

			– Миша! Привет, не узнаёшь?

			Он поднял глаза, посмотрел вопрошающе, улыбнулся. Очевидно, он не узнал Лёлю. 

			– Это я, Лёля Верещак.

			– Лёля? – удивился Мишка. – А я тебя не узнал. Прости, пожалуйста.

			– Ерунда! – Лёля махнула рукой. – Зато я тебя сразу узнала. Ты, какой был, такой и остался, только вырос.

			Мишка смотрел на Лёлю во все глаза. Ему было неловко, что он не узнал Лёлю, но он тут же подумал, что узнать её было невозможно. Он помнил маленькую худенькую девочку с тугими светлыми косичками, загорелую, с грязными босыми ногами. У девочки были круглые щёчки, маленький носик и наглые зеленоватые глаза. Теперь на низкую скамейку, широко расставив длинные ноги, села высокая и слишком худая женщина, состоявшая, казалось, из одних углов. От круглых щёчек не осталось и следа. «Какая костлявая», – подумал Миша.

			– Ты, Лёля, тоже выросла, – он застенчиво улыбнулся и продолжил: – Как неожиданно вышло! Уж кого-кого, а тебя я не ожидал увидеть: думал, тётя Галя будет. Я слышал, ты теперь в Ленинграде живёшь.

			– Ми-ишка! – ласково глядя на Мишу, протянула Лёля. Она сидела, подперев щёку рукой, склонив голову набок, и так, сбоку, смотрела на него. – Как же я давно тебя не видела и на даче не была. Теперь буду часто приезжать. Я бросила Питер.

			Неожиданно для себя Лёля взяла лирический тон и этим совершенно ошарашила Аксельрода. Она и сама не понимала, как это у неё вышло, но, раз начав в таком ключе, остановиться уже не могла – её понесло против воли. Миша Аксельрод про случившийся у Лёли сбой ничего не знал, посмотрел на неё с опаской и выразился в том духе, что приятно удивлён. Тут Лёля, дивясь самой себе, подпустила драматизма, словно не заметив холодноватого тона Аксельрода: вроде она всегда Мишу помнила, да жизнь их развела. Теперь вот встретились.

			Миша растерялся. Он и вообще трудно сходился с людьми, а сойдясь, тяготился близостью, и вдруг – подружка из самого детства вынырнула нежданно-негаданно. Хотелось одернуть её, вернуть в рамки, но Миша, увы, не знал, как это сделать. Дожил почти до тридцати, да так и не научился.

			– А, – сказал Миша, – что же ты теперь, в Москве снова жить будешь?

			– Угу, – загадочно улыбаясь, ответила Лёля.

			– Да… ну это здорово, – Миша заёрзал на скамейке, но быстро нашёлся. – Как мама? Я её очень давно не видел.

			– Я, Мишка, представляешь? – тоже, – ответила Лёля. – С Питером покончено, с театром покончено, с мужем покончено, – она хихикнула. – Я ведь в Питере замуж вышла, у меня ребёнок.

			Миша совсем смутился, опустил глаза, принялся рассматривать вытоптанную, жухлую траву.

			– Да, я знаю: мне мама говорила. Они с тётей Галей поддерживают отношения. И что ты теперь собираешься делать? Как же так? Училась, училась, и теперь вдруг – раз и бросить всё. Тебе не жалко?

			– Ещё чего! – Лёля весело махнула рукой. – Жутко надоело. Да мне, между прочим, и не очень-то везло. Ролей хороших не было, ну и режиссёра на меня не нашлось. Пока не поздно, хочу начать что-то новое.

			– А что? – с интересом спросил Миша.

			– Ну… не знаю пока. Оглядеться нужно, работу найти, сына привезти из Питера. Он пока у свекрови остался, а там видно будет. А ты как? Чем занимаешься?

			– Я? А тебе разве мама не рассказывала?

			Лёля сообразила, что выходит как-то неловко: она не знала о Мише Аксельроде ничего. Она принялась лихорадочно соображать, как ей нужно ответить, чтобы выйти из положения, но тут из дома вышли какие-то личности, оказавшиеся членами правления, все замолчали, и толстый дядька с красной, как кирпич, физиономией начал собрание. Воспользовавшись его речью, Лёля взяла паузу: приложила палец к губам. Миша кивнул, и они молча слушали минут пять про повестку дня. Лёля наконец нашлась с ответом и зашептала Мише в ухо:

			– Конечно, я про тебя слышала. Мне Галя рассказывала. Но она ведь знаешь какой человек: всё путает и домысливает. Так что ты уж сам изложи.

			– А нечего излагать, – скривив рот, шепнул Миша. – Кончил биологический…

			– Ну да, да, я знаю, – вставила Лёля.

			– Теперь работаю в институте…

			– Я так и знала, что ты будешь биологом, – жарко зашептала она. – Помнишь твоего хомяка? Ну и вонючий же он был! А тебе родители потом собаку купили?

			– Нет, конечно. Какая собака! Они же вскоре развелись, и всё тут.

			– Ну что же, что развелись! Собаку-то можно было купить. Ты так мечтал.

			Миша улыбнулся, окинув Лёлю приязненным взглядом. Пожалуй, что-то от прежней девочки осталось.

			– У меня теперь собака есть, дворняга зловредная. Я её на улице нашёл и домой приволок. Мама её страшно полюбила и посадила нам на шею.

			– А что же, Мишка, теперь? Живёшь с мамой и собакой? Работаешь биологом?

			– Ну да. А больше и рассказывать, в общем-то, нечего, – он покосился на Лёлю и добавил: – Не то что у тебя.

			– А отец твой что?

			– Да ничего, у него уже много лет другая семья, и дети там подросли. Вот так вот.

			– Ясно, – задумчиво сказала Лёля.

			Она обвела взглядом ряды скамеек с сидящими дачниками, посмотрела на тётку, читавшую по бумажке отчёт, в котором всё время упоминались горбыль, цемент и какие-то пени за электричество. В чём суть, уловить не смогла и снова повернулась к Аксельроду. «Какие у него щёки красные, просто удивительно. И волосы такие чёрные и жёсткие. Нет, ни за что не стала бы с ним трахаться. Он, когда целуется, – у него, наверное, губы мокрые». Оценив таким образом старого друга детства, Лёля всё-таки умилилась, вспомнив, как Мишка рисовал на дороге и какие у него были нежные персиковые щёки.

			– А почему ты художником не стал? – шепнула она.

			– Художником? С какой стати?

			– Ты что? Ты же замечательно рисовал. Помнишь, тогда, на дороге? У нас с тобой ещё игра такая была… Как же? Подожди… – Лёля приложила палец к губам и нахмурилась. – Ну как же она называлась? – с досадой пробормотала она и щёлкнула пальцами.

			– Девушка, потише, – недовольно сказала сидевшая сзади тётка в мелкой химической завивке.

			Лёля не обратила на неё никакого внимания, а Миша совсем в ухо прошептал ей:

			– «Воин и собака».

			– Точно! – резко шепнула Лёля, стукнув себя по коленке. – «Воин и собака»! Как я, дура, могла забыть!

			– Молодые люди, вы мешаете! – уже громко сказали сзади.

			– Да, да, простите, – растерянно улыбаясь и кивая, сказал Миша.

			– Ну, Мишка! – Лёля толкнула Аксельрода в мягкий бок. – Так почему ты рисование забросил?

			– Да никогда я не рисовал. Так, глупости.

			– А я твои рисунки прутиком всегда помнила.

			– Не может быть! – поразился Миша.

			– Я, наверное, тебе в детстве завидовала. Даже точно, завидовала.

			Миша удивлённо посмотрел на неё.

			– Чему же? Ты во всём всегда была лучше.

			– Завидовала, – упрямо кивала головой Лёля, – потому что ты в сто раз талантливее. Я была обыкновенной девочкой.

			– Я – талантливый? – зашептал Миша ей в самое ухо. – Хотелось бы. Я, Лёля, тоже обыкновенный. Ну биологию люблю, так у нас в институте таких много, не я один.

			– Кандидатскую защитил? – спросила Лёля.

			– Пишу.

			– Ну вот, видишь? А мне теперь всё начинать с начала. Хороший итог к тридцати годам.

			– Не огорчайся, – серьёзно сказал Аксельрод. – Не хочешь быть актрисой – иди учиться куда-нибудь. Это у тебя период такой тяжёлый после развода.

			– Думаешь? – мрачно спросила Лёля.

			– Уверен, – он хотел взять Лёлину руку, но раздумал. – А знаешь что? – вдруг вдохновенно зашептал он ей в ухо. – Я сейчас сообразил: нам лаборант нужен. Давай я тебя устрою?

			Лёля радости не выказала, недоверчиво покосилась на Аксельрода.

			– Так ведь деньги, наверное, маленькие.

			– Небольшие, – смутился Миша.

			– Как же я жить буду?

			– Ну пока оглядишься. А там видно будет, решишь.

			Лёля ещё раз покосилась на него и тяжело вздохнула:

			– Ну я не знаю. Давай телефон, я тебе позвоню. Понимаешь, ещё ведь сына нужно из Питера забрать, а на какие шиши? Так что вряд ли я соглашусь.

			Собрание между тем затягивалось. Разгорелась перебранка между ветераном с палочкой и крашеной блондинкой с ярко размалёванным лицом. Разглядывая её, Лёля подумала о Гале и о её раскрашенном не по возрасту лице. «Продаёт себя, как на толкучке», – брезгливо подумала она и покосилась на Аксельрода, который, воспользовавшись паузой в их разговоре, принялся слушать скандаливших. Самое начало, суть конфликта они упустили, и теперь было не разобраться. Ветеран брызгал слюной и стучал палкой, а блондинка скалила жёлтые зубы и, тыча в старика пальцем, повторяла:

			– Это всё из-за таких, как вы!

			Вокруг галдели дачники, кто-то говорил: «Безобразие! Как не стыдно! Уймитесь, товарищи!», и Лёле стало смешно и скучно.

			– Мишка, знаешь? Я тебе позвоню, но я всё-таки попробую найти что-нибудь другое. У меня знакомые есть – может, что-то на радио или…

			– На радио? – Миша резко к ней повернулся. – Так ведь мама там работает лет сто. Ты разве не знаешь?

			– Ой, правда, забыла! Ну и тупица же я! Мишка, а можно с тётей Дорой поговорить?

			– Конечно! – с энтузиазмом, громко сказал Аксельрод.

			В шуме развалившегося собрания можно было уже говорить во весь голос.

			– Товарищи, товарищи! Сейчас всех перепишем и проголосуем, – говорила тётка из правления. – Товарищи! Успокоились все.

			Лёля прыснула и спросила:

			– Миш, а о чём они говорили? За что голосовать будем?

			– Не знаю. А тебе не всё равно?

			– Мне, Мишка, по фигу. Дача Галина. Я здесь по принуждению.

			– И мне тоже по фигу, – хмыкнул он. – Дача отцовская. Он здесь всё лето с женой и детьми живёт, и я тут ни при чём. Главное, в листочке отметиться: Аксельроды были. Мне ещё нужно пойти дом проверить, а потом всё, свободен: сыновний долг выполнен.

			Его круглое доброе лицо стало на мгновение холодным, обозначился капризный изгиб полных и влажных губ.

			– Мне на дачу тоже надо.

			– Проверить замки?

			– Естественно. Мама же сама не поедет в такую даль. Так что, Мишка, тебе от меня не отделаться. Пойдём на дачу вместе.

			– Так я, Лёля, рад, – искренне сказал Миша. – Знаешь, я тебя увидел, и как-то всё… Бабушка с дедушкой, огород их никудышный, ваши цветы и фрукты, Марья Борисовна…

			– Да, – ответила сдержанно Лёля, – было да сплыло.

			– Именно, – согласился Миша. – Только, знаешь, вот тебя, такую взрослую…

			– Мерси! – насмешливо прервала его Лёля. – Я, можно сказать, девушка на выданье, а ты… – Она покосилась на вдруг по-детски покрасневшего Мишу.

			– Лёля, извини, пожалуйста! – Миша прижал пухлые кулаки к груди. – Я не то имел в виду. Ты замечательно выглядишь, очень красивая!

			– Да ладно, Миш, брось. Это я так, в шутку. Что ты хотел сказать?

			– А! Так вот, я хотел сказать: тебя увидел, и поначалу – ничего. Привет-привет. А потом как-то накатило. Понимаешь?

			Лёля согласно кивнула.

			– У меня, Миш, тоже. Понимаю. Как приехала из Питера и поселилась у матери, так и накатило. Только всё как-то противное вспоминалось, а здесь – увидела тебя, и ещё раньше, в электричке, вспомнилось, как здесь в детстве было хорошо. Я, знаешь, даже с собой книжку отцовскую взяла: читала в электричке. После отца её никто и не открывал.

			Лёля опустила глаза. Перед ней был чей-то толстый зад, сплющенный, с врезавшимся посередине швом и этикеткой «Lee». «Какое нежное слово», – подумала Лёля, и тут появилась рука с листком желтоватой, неровно вырванной из тетради бумаги. Миша взял листок, вписал туда Лёлю и себя. Оба расписались.

			– Ну что, Мишка, сваливаем? – Лёля потянула Аксельрода за рукав.

			Собрание ещё что-то обсуждало, а Миша с Лёлей, как шкодливые дети, незаметно улизнули.

			Пустая улица была видна до самого конца, до поворота, за которым были их старые дачи. Удивительно, но ничего за прошедшие годы не изменилось. Лёля всё узнавала, и ей всё нравилось. Они шли той дорогой, которой когда-то по субботам возвращались из города их родители, и там, за поворотом, они с Мишкой их караулили, приплясывая от нетерпения. Повернули за угол. И тут никого, пусто. Подошли к Лёлиной даче. Много пожелтевших деревьев на участке, тёмные ели стоят, как и прежде, зеленеет будочка туалета, и крыша летней кухни виднеется за жёлтым разросшимся клёном. Ничего не изменилось, и в то же время всё стало другим. Миша кашлянул и сказал:

			– Тяжело после стольких лет: масштаб меняется.

			– Ты знаешь, – живо откликнулась Лёля, доставая из сумки связку ключей, – удивительно, но с масштабом всё в порядке. Однако меня прямо тошнит: всё то же, да не то. Не соображу, в чём дело.

			– Может, ты время почувствовала?

			– Это как? – спросила Лёля, мучаясь с замком. – Ты что-то загнул.

			– Ну, – замялся Аксельрод, даже не пытавшийся помочь ей открыть калитку, – сейчас объясню, если смогу. Представь себе, что ты едешь по эскалатору. – Замок щёлкнул, калитка открылась, они ступили на дорожку.

			– Ну, – сказала Лёля.

			– Эскалатор неожиданно останавливается. Понимаешь, тут штука вот в чём: эскалатор стоит, ты тоже, но по инерции продолжаешь двигаться. А он стоит. То есть эскалатор, я хочу сказать.

			– Очень неприятное чувство, понимаю, – согласно кивнула Лёля.

			– А главное, странное, – заметил Миша. 

			Лёля посмотрела на него внимательно, потом обвела взглядом весь участок и свой старый дом и сказала:

			– Согласна. Это ты в точку. Всё стоит, а меня несёт. Ёлки зелёные, куда меня несёт? – вдруг заорала она, страшно перепугав гнездившихся на деревьях ворон. Птицы громко загалдели.

			– Лёль, ты что? Соседей перепугаешь.

			– Каких соседей? – удивилась Лёля. – Все же разъехались.

			– Не все: Лариса Григорьевна здесь почти круглый год живёт, – переходя на шёпот, сказал Миша.

			– Лариса? – удивилась Лёля. – Ирунина?

			– Ну да, ты же знаешь…

			– Господи помилуй! Я про неё совсем забыла. Мама мне ничего не говорила. 

			Лёля поднялась на крыльцо, отперла дверь и вошла в дом. На террасе было солнечно, пыльно, душно. Не сводя глаз с Миши, она опустилась на старую кушетку.

			– Ты же не можешь не знать, что Ируня умерла? – сказал Миша.

			– Знаю, конечно, – Лёля достала из сумки сигареты, закурила. – Только это давно было. Жуткая история. И мама говорила, что она не умерла, а с собой покончила.

			– Говорят. Но Лариса Григорьевна всем рассказывает, что был сердечный приступ.

			– Разве в этом возрасте от сердца умирают? Враньё. Васильевы не хотят правду говорить.

			Миша развёл руками. 

			– Не знаю, я бы не стал утверждать. Бывает, и молодые от сердца скоропостижно умирают. 

			Лёля усмехнулась, прищурилась.

			– Это ты как биолог или как хороший человек говоришь?

			– Как биолог. Так что, может быть, и не врут. Соседей, естественно, хлебом не корми, дай только сплетню пожирнее.

			– Мама говорила, что Ируня покончила с собой от несчастной любви, – Лёля сильно затянулась, выпустила дым, и он поплыл неспешно к открытой двери. – В этом вся Галина Ивановна. Конечно, раз умерла – значит, руки на себя наложила, если руки на себя наложила – значит, от несчастной любви. – Лёля брезгливо скривилась. – Пойдём дом осматривать, шпингалеты проверять. Потом к тебе зайдём. 

			Миша покорно поднялся.

			– Знаешь, – осторожно сказал он, плетясь за Лёлей, – я тоже про Ирунину несчастную любовь слышал. Так что вполне возможно, а в точности неизвестно. Дело было зимой, близких друзей у Васильевых здесь нет. А потом, когда они на дачу приехали и всё стало известно, Лариса Григорьевна преподнесла вот эту самую версию про сердце. Но вокруг шептались, и, вроде бы, какая-то её подруга проболталась…

			– Чёрт-те что! – отозвалась Лёля, дёргая оконную раму. – Миш, поправь там, наверху, шпингалет. Вон, – она ткнула пальцем, – видишь, разболтался. 

			Миша встал на стул и повернул шпингалет на высоком окне с порядком облупившейся рамой.

			– Совсем Галя за домом не следит, – проворчала Лёля. – Запустение. Знаешь, как-то это ужасно всё, с Ируней. Я её совсем маленькой помню. Один раз, уже в классе восьмом, встретили её с мамой в «Детском мире». Такая она худая была, гольфы белые на тощих ногах. Лариса поздоровалась надменно, и мы разошлись. А потом, я уже в Питере жила, мама мне по телефону позвонила, рассказала, охала полчаса притворно.

			– Почему – притворно? – удивился Миша.

			– Да уж так, притворно. У неё по-другому не бывает.

			Аксельрод смущённо молчал.

			– Ну что, к тебе двигаем? – спросила Лёля.

			– А наверх не пойдёшь?

			– Надо, – Лёля вздохнула и открыла дверь на полутёмную пыльную лестницу.

			Там, там, наверху, в мансарде, была её детская кровать у самого окна, там же, на террасе, спали Лёка с Галей. Оттуда, как из капитанской рубки, было видно всё вокруг: и огромная берёза, и старые яблони, и высокие ели, и крыша Марьи Борисовны. Наверху тоже было пыльно. Лёля остановилась посередине террасы, упёрла руки в бока.

			– Как же, скажи на милость, может быть? Месяц как дачники уехали, а здесь пылища, окна, словно сто лет не мытые.

			На старом письменном столе, ещё дедовском, стояла чашка из-под недопитого чая и открытая пачка печенья.

			– Вот, пожалуйста, оставили посуду и печенье! Неужели нельзя было за собой убрать? – Лёля недовольно и придирчиво оглядывала помещение.

			– Что ты, Лёлька, брюзжишь? – ехидно сказал Аксельрод. – Тебе ж по фигу.

			– Ясное дело, по фигу. Но хоть какой-то порядок должен быть, так? При бабушке всё было идеально.

			– Ну, при бабушке. А теперь другое. – Он поднял на неё глаза. – Чего ты к матери цепляешься? – Миша сел на тахту, взял лежавший на ней старый номер «Иностранки», открытый на «Превращении» Кафки. – «Превращение», Кафка. Слышал, но не читал. А ты читала? 

			– Угу. Человек превратился в паука или таракана. Точно не помню. В общем, гадость ужасная. Я потом целый день есть не могла, только курила. 

			– В таракана? Это как? 

			– Ну так, постепенно. 

			– У насекомых наружный скелет, – с осуждением заметил он. 

			– Ну и что?

			– Ничего. Нужно выдумывать то, что может быть, а не то, что невозможно. 

			– Ну не знаю. Какая разница? – Лёля присела рядом, отложив в сторону старый номер журнала.

			– Ты, главное, не заостряйся, – сказал Миша. – Тётя Галя к тебе пристаёт? 

			– Нет.

			– Ну и радуйся. Подумай, что было бы, если бы приставала.

			– Точно! Ты мне прямо глаза открыл, даже на душе легче стало. Я ведь, знаешь, – Лёля повернула лицо к Аксельроду и как-то по-детски надула губы, – мысленно с Галей ругаюсь, выясняю отношения. А выяснять-то нечего. Она сама по себе – я сама по себе. У тебя тоже так?

			– У меня? Нет. У нас с мамой прекрасные отношения. Я её очень люблю. Она многое пережила, особенно в связи с разводом. Отец показал себя не с лучшей стороны. Да ладно, – он махнул рукой, – не хочу об этом. Сто лет уж с тех пор прошло.

			– Да я, собственно, и не спрашивала, – Лёля пожала плечами. – А почему Лариса здесь всю зиму живёт? Они что, отопление на даче сделали? Не может же она дровами топить.

			– Сделали, – кивнул Миша. – Когда они купили дачу Марьи Борисовны, Фёдор Петрович затеял колоссальный ремонт и строительство. Всё сделали: и туалет тёплый в доме, и отопление, и водопровод. Можно жить круглый год. 

			– Это сколько же денег вбухали! – поразилась Лёля.

			– Можешь не сомневаться, – согласно кивнул Миша. – Отец тоже строился, так что знаю.

			– Да, мне мама говорила. И дорого вышло?

			– Ужасно. 
Лёля закурила новую сигарету, сказала:

			– Пора, пойдём к тебе. Заодно посмотрим новую дачу.

			 Новый дом оказался небольшим, но светлым и просторным.

			– Ну, Мишка, глаз радуется, – одобрила Лёля. – Занавесочки, то да сё.

			– Это мачеха моя.

			– А ты здесь совсем не бываешь?

			– С официальными визитами.

			– Ясно. А ведь здесь, вроде, была старая терраса. Я по виду сужу. Так ведь?

			– Примерно, – вяло и неохотно промолвил Аксельрод. Он походил, потоптался по дому и теперь подошел к Лёле, смотревшей в окно. Она стояла, засунув руки в карманы джинсов.

			– Пошли, Лёлька? Поздно.

			Лёля вздохнула:

			– Двинули.

			3 

			Когда вышли из дома, солнце уже садилось.

			– Похолодает скоро, – сказала Лёля, поправляя на плече сумку. 

			Повернули к Лёлиной даче, но вдруг кто-то позвал с бывшего участка Марьи Борисовны:

			– Миша, Миша, это ты? Борис Григорьевич!

			Миша остановился, и Лёля увидела, как его прямо-таки передёрнуло.

			– Лариса Григорьевна, это я, Миша.

			Они подошли к забору. С той стороны на них смотрела старуха, одетая во что-то неопределённо-тёмное.

			– Здравствуй, Мишенька. А я так испугалась – кричал кто-то. Кругом никого, я тут одна. Пошла посмотреть потихоньку. Прямо сердце замирало.

			Она переводила взгляд с Миши на Лёлю, очевидно, не узнавая её.

			– А ты с девушкой приехал? – спросила она, пристально глядя на Лёлю. 

			– Лариса Григорьевна, это Лёля Верещак. Мы на собрании в правлении встретились. А вы почему не пришли?

			– Лёля? – дрогнувшим голосом спросила Лариса Григорьевна, проигнорировав Мишин вопрос. – Вот бы не узнала. Взрослая. Лёлечка, детка, иди сюда.

			Лёля, не зная как себя вести, тихо сказала:

			– Здравствуйте, Лариса Григорьевна.

			– Здравствуй, здравствуй, – закивала старуха. Голос её задрожал, задрожали и губы, и она вдруг расплакалась.

			– Что вы, Лариса Григорьевна! – растерялся Миша. 

			Лариса Григорьевна пошарила в кармане, достала носовой платок и вытерла лицо.

			– Простите, дети. Не ожидала Лёлю увидеть. – Она высморкалась. – Зайдите ко мне, чаю выпейте.

			– Лариса Григорьевна, – сказал Миша, – нам в Москву нужно. Скоро стемнеет, не хочется в темноте на станцию идти.

			– А вы на минуточку, я быстренько чайник вскипячу. Зайди, Лёля, пожалуйста, – настойчиво попросила она, пристально глядя на Лёлю.

			Взгляд Ларисы Григорьевны был неприятен. «Просто ведьма какая-то», – подумала Лёля. Они с Мишей переглянулись, и Лёля сказала:

			– Хорошо, только ненадолго. Скоро, правда, стемнеет. 

			– Вот и хорошо, чудесно, – Лариса Григорьевна заулыбалась неживой, резиновой улыбкой, потому что в глазах не было радости.

			Они открыли калитку и пошли за ней по той самой тропинке, по которой в былые времена в трусах и маечках бегали к Марье Борисовне. Лариса Григорьевна всё оглядывалась, словно боялась, что они сбегут.

			Дошли до дома. Он остался таким же, как при Марье Борисовне – ухоженным, солидным, сверкавшим чистыми окнами: в них нестерпимо горело заходящее солнце. Следуя за Ларисой Григорьевной, поднялись на крыльцо. Она открыла дверь. 

			В доме царили необыкновенные чистота и порядок. Паркетный пол был натёрт и сверкал, как карамельная глазурь на торте. На окнах белые шторы с крупными цветами. «Боже! Занавески-то, как у мамы!» – поразилась Лёля. Однако эти дорогие занавески висели у Галины Ивановны в московской квартире, а у Ларисы Григорьевны – на даче. «Обязательно матери скажу. Её удар хватит», – подумала Лёля и улыбнулась: мысль о том, как она огорчит Галину Ивановну, её порадовала.

			Дом казался нежилым. Не было ни брошенной некстати газеты, ни старых забытых цветов в вазе, ни чашки с недопитым чаем. Нигде ни пылинки, запах дезинфекции, мастики для пола и сыроватой затхлости редко проветриваемого помещения. «Прямо склеп какой-то, хоть и солнечно», – подумала Лёля, а Миша Аксельрод отметил про себя: «Запах прозекторской. Чем, чёрт её возьми, она тут моет?». 

			– К столу садитесь, к столу, – суетилась Лариса Григорьевна. – Я сейчас, мигом. У меня гости не часто бывают, но к чаю всегда что-нибудь припасено. Сейчас вкусненькое принесу. Фёдор-то Петрович меня балует: всё время из Москвы что-нибудь привозит, – говорила Лариса Григорьевна из кухни. Слышно было, как она наполняла чайник, звякала посудой.

			Гости сидели за вычурным столом с полированной столешницей и кружевной салфеткой посередине. Лёля провела указательным пальцем по горлу, показывая Мише, что ей здесь невмоготу, тот кивнул, а Лёля шепнула одними губами:

			– Чувствуешь, как тут воняет?

			– Чувствую. Дезинфекция какая-то.

			– Какая разница, дезинфекция или что! Давай валить по-быстрому.

			Миша не успел ответить, как в дверях с подносом появилась Лариса Григорьевна. Поднос был плотно уставлен: печенье «Курабье», варенье, фундук в шоколаде, суфле в золотых обёртках.

			– Ну давайте чай пить! – сказала Лариса Григорьевна, усаживаясь за стол. – Тебе, Лёлечка, что подать?

			– Подать? – не поняла Лёля. – Я печенье возьму, спасибо.

			Она вспомнила, что с утра ничего не ела, и у неё проснулся зверский аппетит. «Бутерброд бы», – с тоской подумала она, а воспитанный Аксельрод, отхлебнув из чашки, сказал:

			– Чай у вас, Лариса Григорьевна, очень вкусный. Это какой же сорт?

			– Это, Мишенька, с бергамотом.

			– А-а-а, – протянул Миша. Он кашлянул и добавил: – Ароматный.

			– А что такое бергамот? – спросила Лёля, жуя печенье.

			– Ну, – замялась Лариса Григорьевна, и было видно, что она сама не знает, что это такое, – просто чай хороший, – сухо сказала она и продолжала, пристально разглядывая Лёлю: – А ты что же, девочка, в гости к маме приехала?

			– Нет, вообще-то насовсем. А вы откуда знаете, что меня здесь не было?

			– Я всё про тебя и Мишу знаю, – усмехнулась Лариса Григорьевна. – И про школьных друзей Ируни тоже. Слежу за вами, – двусмысленно добавила она. – Только никто меня не навещает.

			Лариса Григорьевна поднесла чашку к губам и сделала глоток. Все её движения казались автоматическими. Автоматически она положила себе две ложки сахара, абрикосовое варенье, печенье на хорошенькую тарелочку. Руки её двигались, рот жевал, а взгляд не отрывался от Лёли. Она ни разу не посмотрела ни на чашку, ни на варенье, однако ничего не уронила, не просыпала, не пролила. Лёля под её тяжёлым взглядом чувствовала себя очень неуютно, просто-таки отвратительно. В ответ на последнее замечание Ларисы Григорьевны ни Миша, ни Лёля, не нашлись с ответом. «Я что, её навещать должен?» – недовольно подумал Миша. Лёля, стараясь не смотреть на Ларису Григорьевну, бросила украдкой взгляд на часы и положила себе десять минут на то, чтобы вежливо допить чай и распрощаться. Эти десять минут она решила думать о глазунье из двух яиц, с колбасой и помидорами, которую она соорудит, как только приедет домой.

			– Лёля, ты Ируню помнишь? – прервала молчание Лариса Григорьевна.

			Яичница перестала скворчать в Лёлином воображении, померкла и растаяла.

			– Конечно, помню, – сдержанно сказала Лёля, покосившись на Мишу.

			– Вы такие маленькие были, – голос её дрогнул, но она справилась с собой и поставила чашку на блюдце. – У Ируни чёлка была, помнишь? – светлая и блестящая. Я ей голову-то всегда ромашкой мыла. Пахло от неё чудесно. А у тебя коленки всегда прямо чёрные были и все в зелёнке. Ты проказница была.

			– Да, точно, так и было, Лариса Григорьевна, – осторожно сказала Лёля.

			– И ты, Миша, – обратилась Лариса Григорьевна к Аксельроду, – смешной был, пухленький. Какие вы были хорошие дети, как дружили! Я купила Ируне вельветовые брючки коричневые. Ни у кого в Москве таких не было. Денег заплатила – страшно вспомнить! – голос Ларисы Григорьевны окреп и звучал теперь бодро. – А ты, Лёлечка, Ируне на эти брючки золотые мороженое уронила, – она рассмеялась тихим счастливым смехом.

			– Правда? А я не помню, – сказала Лёля, допивая чай. – Лариса Григорьевна, спасибо большое. Я, правда, была рада вас повидать, но нам с Мишей действительно пора. – Она твёрдо посмотрела в глаза Ларисе Григорьевне, встала.

			– Вы куда? – насупилась хозяйка. – Мы же только чай начали пить.

			– Поздно, Лариса Григорьевна, мы на электричку опоздаем, – вежливо и сухо сказал Миша, намереваясь подняться.

			– Разве вы можете уйти? – строго и немного враждебно сказала Лариса Григорьевна. – Я фотографии Ирунины приготовила. Вы должны посмотреть, – она в упор глянула на Лёлю. – Лёля, – голос её снова дрогнул, как недавно на улице, у забора, – мне нужно… – она сделала ударение на «нужно» – поговорить с тобой об Ируне. Ты, Миша, можешь идти, а ты, Лёля, останься.

			И она твёрдо положила ладонь на стол, на скомканную салфетку: припечатала.

			«Она сумасшедшая, – заключил Аксельрод. – Надо бежать». – «Ёлки, крыша поехала у старухи! – сообразила Лёля. – Главное, не перечить». Вслух же Лёля сказала, делая вид, что не находит ничего странного в её поведении:

			– Лариса Григорьевна, дорогая, посмотрите за окно: темень на дворе, в посёлке фонари не горят. Ноги переломаем. Мы в другой раз к вам приедем, специально, чтобы поговорить об Ируне. Обещаю вам.

			– Обещаете? – с горьким рыданием в голосе переспросила Лариса Григорьевна, – Обещаете… Обманете вы, как и все обманывают. А я должна… мне надо.

			Она обхватила голову руками и тихо заплакала. 

			Аксельрод, давно вставший из-за стола, стоял посреди комнаты, улыбался и моргал. Когда Лариса Григорьевна заплакала, Миша почувствовал (хотя ему очень этого не хотелось), что он обязан Ларису Григорьевну утешать, но Лёля не дала, потянула за руку, и, на ходу пробормотав «до свиданья», они выскочили на улицу и скатились с крыльца.

			Оказавшись за калиткой, Лёля поверить не могла, что избавилась от навязчивого взгляда Ларисы Григорьевны. Руки Лёли, неизвестно почему, дрожали. Она порылась в сумке, вытащила на свет божий сигареты, судорожно закурила. Запах табака смешался с крепким сосновым духом осеннего вечера. Растерянный и мрачный Аксельрод стоял рядом. Неловко откашлявшись, он, почему-то шёпотом, сказал:

			– Пошли отсюда, Лёлька.

			– Боишься, погонится за нами старуха? – в тон ему спросила Лёля и пошла вперёд. 

			– Вроде того. Она совершенно ненормальная.

			– Ага, чуть нас не съела с вареньем. Ты видел, сколько она этого варенья слопала? Это же просто неописуемо. Как кишки у неё не слипнутся, удивляюсь. 

			– Н-да! В её возрасте диабет уже обычная вещь, а она, как видно, здоровей здорового.

			– Не могла представить себе, чтобы кто-то съел столько сладкого, – Лёля сделала ударение на «столько».

			– Бывает, – равнодушно отозвался Аксельрод. – У неё депрессия, наверное, а от сладкого – легче: отвлекает.

			– Да ладно! – бросила на ходу Лёля. – Я её в детстве помню – она мерзкая была и сейчас не лучше, хоть и горе у неё.

			Лёля прибавила шагу. Аксельрод с трудом поспевал за ней, поминутно спотыкаясь на темной дороге: фонари в поселке не горели.

			– Лёлька, – жалобно и просительно, как в детстве, сказал Аксельрод, – побойся бога, не беги. Ничего же не видно. Ноги переломаем за здорово живёшь.

			– Пойдём, Мишенька, домой хочется ужасно. Я с утра ничего не ела, а от Ларисиных сладостей только тошнит.

			Миша покорно прибавил шагу, и дальше пошли молча, думая только о том, как быстрее добраться до электрички. В Малаховку пришли, не чуя под собой ног, и в электричке Аксельрода стало клонить в сон. Веки сами собой опускались, он усилием воли стряхивал сонливость, бессмысленно таращился на Лёлю, смотревшую в непроглядную темень окна. На Лёлю же накатило какое-то равнодушие, вялость. Аксельрод, поминутно ронявший голову на грудь, электричка, залитая жёлтым пыльным светом, – всё было скучно, и мысли о Гале тоже утратили злобную дневную едкость и тоже стали скучными. 

			Лёля смотрела в чёрное глянцевое окно на призрачное отражение боровшегося со сном Аксельрода и недоумевала: отчего это она так всполошилась сегодня утром? Что за любовь такая накатила? Не видела его двадцать лет и ещё двадцать могла бы не видеть. Большое дело! Ну его на фиг. Телефон зачем-то взяла, смотрела влюблёно. А он, в сущности, скучен и совершенно неинтересен. Трахаться с ним – это избави боже. Да и вообще он какой-то… ни рыба ни мясо. Бабушку, слава тебе господи, вспомнили, умилились, и довольно. Даже у ненормальной этой чаю попили. Всё. Больше никогда-никогда не поедет она на эту проклятую дачу. В прошлое только неудачники возвращаются, кто крест на себе поставил. Господи, скорее бы Москва. 

			Совершив над собой большое усилие, Миша открыл глаза – вежливость и хорошее воспитание победили. Он откашлялся, достал носовой платок, положенный в карман заботливой мамой, обтёр влажный лоб и губы, хотел заговорить, но не нашёлся, что сказать. Лёля, безучастная и, видимо, утомлённая, не отводила глаз от тёмного стекла. Сейчас, вечером, она ещё больше подурнела. Бледное лицо осунулось, некрасивые тени залегли вокруг глаз и рта. Тусклые серые волосы растрепались, и жидкая прядь выбилась из хвоста, повиснув вдоль лица. «Дурнушка и какая-то вся помятая, – не без брезгливости подумал Миша. – И такие себе мужей находят». Тут он представил Лёлю в своей постели, и эта картина ему совсем не понравилась. Не существует ли опасность, что она ищет жениха и теперь, вернувшись из Питера, накинется на него, Мишу? Это неожиданно возникшее подозрение заставило уставшего Аксельрода просто-таки содрогнуться и окончательно прогнало остатки сна. Нет, это знакомство, очевидно, было не нужно и даже опасно, чревато неприятными сюрпризами. Собравшись с силами, Миша изобразил приветливую улыбку и сказал:

			– Ну что, Лёлечка? К городу подъезжаем. Добрались наконец.

			Лёля отвернулась от окна, ответила:

			– Да Мишка, день был слишком длинный, теперь только бы поспать. 

			Прибыли на «Ждановскую». Сил сразу прибавилось, и Лёля сказала:

			– Побежали!

			Миша пошёл быстрее, еле поспевая за журавлиным размахом Лёлиных ног. 

			– Ты знаешь, – оживлённо продолжала Лёля, – я чего-то так устала, что даже домой к Гале идти не противно. Сейчас приду, душ горячий приму и съем… Ты знаешь, я у старухи мечтала об огромной яичнице, а теперь вот сомневаюсь. Может, я сосисок хочу? Ты что есть будешь?

			Лёля внимательно, словно задавала важный вопрос, посмотрела на Мишу. Полупустой вагон немилосердно громыхал.

			– Не знаю, – растерялся Миша. – Что мама даст.

			Лёля усмехнулась, склонила голову по-птичьи.

			– А сам-то ты чего хочешь?

			Аксельрод задумался и даже губы вытянул трубочкой.

			– Я бы съел большую отбивную, – он показал на свою руку от кончиков пальцев до локтя, – и пива бы холодного выпил.

			– А картошку? Отбивная с картошкой должна быть.

			– И картошку, – энергично рубанув воздух, сказал Миша.

			– Я огурчики солёные люблю, – вздохнула Лёля. – У меня свекровь отлично солит. Так-то она мерзкая баба, но огурцы, капуста квашеная у нее всегда… Мишка, ну скажи мне, почему свекрови всегда мерзкие? Никого не знаю, у кого свекровь была бы человеком.

			– Ну я, Лёль, не знаю, – растерялся Аксельрод. – Наверняка есть исключения. Я про свекровей никогда не думал. Вот когда мои развелись, бабушка (читай – свекровь) заняла сторону мамы, с отцом несколько лет не разговаривала, а потом поселилась с нами, и жили мы так до самой её смерти.

			– Невероятно! – искренне удивилась Лёля. – И не скандалили?

			– Никогда, – улыбнувшись, мотнул головой Миша. – Ладно, Лёлька, пока. Созвонимся. Мне на «Таганке» выходить.

			– Мне тоже. 

			Лёля перешла на кольцевую, Миша вышел из метро и пошёл к Котельнической, вдыхая сырой осенний воздух: к ночи похолодало.

			Уже дома, выгуливая перед сном собаку, Миша возвращался мысленно к прошедшему дню, оставившему в душе неприятное чувство. День был прожит неправильно, вопреки плану, составленному заранее, и потому выходило, что день не удался, оказался зряшным. А планы Мишины были таковы: во-первых, съездить на собрание, потому что отцу отказать невозможно, и, во-вторых, вернуться домой и работать до самого отхода ко сну. Лечь не поздно, выспаться и завтра – на работу со свежей головой. Всё нарушила Лёля. Потом – Лариса Григорьевна со своим ненужным гостеприимством – и снова Лёля с разговорами о том, что давно минуло и утратило всякую цену. Справедливости ради следовало отметить, что день был погожий и прогуляться за городом стоило. Он ведь всё время сидит в помещении и совершенно не дышит свежим воздухом, мама всё время об этом напоминает. Но встреча с Лёлей – неудача, пустая трата времени. Не появись она со своей глупой болтовнёй, не заори, как ненормальная, на даче, он не оказался бы у Ларисы Григорьевны , а уже в середине дня обедал бы дома с мамой. И Лёля эта – ну что она такое? Говорить совершенно не о чем. Пустая, никчёмная девица. Черт её знает, что у неё на уме: может, правда, замуж хочет. Миша снова вспомнил, как испугался в электричке. В хорошо структурированной Мишиной жизни места женщине не было. У него была мама.

			Только недавно мучила его одна сотрудница, даже домой приходила. Миша не знал, куда от неё деться, – спасибо, мама не сплоховала, выжила эту Лену. Она тут же на другого и перекинулась. И слава богу! Мише стало себя жалко, потому что всё время возникали какие-то препятствия, мешавшие трудиться без помех. Люди какие-то появлялись и требовали своего. То отец, то Лена эта, то вот теперь Лёля. Зачем-то телефон ей дал. Впрочем, сообразил он, она всегда может и у Галины Ивановны взять. Как мешают, как мешают! А он так и не научился говорить «нет». Всем уступает, идёт на поводу, бесхребетный он человек, тряпка! 

			Пока пёс неутомимо рыскал по кустам, фыркая и шурша, Миша раздражённо крутил в руках поводок, потом свистом подозвал собаку и так, в дурном расположении духа, пошёл домой, к маме. Собака, видно, учуявшая в кустах кошку, шла домой неохотно, оглядывалась назад, косила глазом. Потом поняла, что Миша с поводка не спустит, и обречённо потрусила в подъезд. 
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			Придя домой, Лёля тихо отперла дверь и, стараясь не шуметь, вошла в квартиру. Дома стояла такая тишина, что было слышно, как тикают часы на кухне. Лёля постояла прислушиваясь, и ей в полумраке прихожей вдруг почему-то привиделась питерская мечеть на фоне сырого серого неба. Привиделась, помаячила, как фата-моргана, и исчезла, потому что из Галиной комнаты послышалась какая-то невнятная возня, щёлкнул выключатель, и золотистая полоска света появилась под дверью. Галя была дома, а под вешалкой Лёля увидела большие мужские ботинки, стоявшие прямо на её тапочках. Очевидно, у Гали был гость. 

			Лёля прошла на кухню и зажгла свет. На столе стояла развенчанная бутылка шампанского, заветревшие сыр и колбаса на тарелочке, недоеденный салат из крабов. «Ну вот, только красных гвоздик не хватает. Впрочем, может быть, Галя поставила их в гостиной?» – подумала Лёля. Так или иначе, она дала себе слово, что к «их» салату не притронется, а потому открыла холодильник, достала яйца и приготовила глазунью. Только было собралась она пировать, как дверь Галиной спальни отворилась. (Лёле из кухни было отлично слышно.) Она как бы невзначай вышла в коридор, чтобы достать из сумки сигареты, и увидела, как какая-то волосатая личность возникла в коридоре и, смущённо откашлявшись, проследовала в туалет. Неизвестный был облачён в купальный халат покойного Ивана Николаевича. Лёлю поразило то, что человек отправился в туалет в одних носках. «Он что же, когда Галю трахал, носки не снимал?» – озадаченно подумала она и вернулась на кухню. Лёля с аппетитом принялась за яичницу, мысленно доказывая себе, что Галин любовник, засевший в туалете, – это так, дело обычное. И что, в сущности, такого? Ведь, избави боже, не ханжа же она. Галя сама по себе, в своей квартире, с кем хочет, с тем и спит. И разве этот, в носках, чем-то хуже Ивана Николаевича? Неизвестно это. Может, даже и лучше в сто раз. Может, он хороший любовник и хороший человек. Только вот носки эти… С другой стороны, и Галю можно понять. Она ведь не молоденькая, внука имеет, хоть и выглядит отлично. Где же ей мужчину-мечту найти? И такой, волосатый и в носках, уже дар небес. Лёля вздохнула, тщательно вытерла тарелку кусочком хлеба, отправила хлеб в рот и принялась за чай. Мишка прав: нечего злиться. Галя в её дела не лезет, и она не должна в Галины лезть. Что она, в самом деле, к этим носкам прицепилась? Не её это дело.

			В туалете спустили воду, открылась дверь, ноги зашлёпали по коридору, дверь в спальню снова закрылась. «Руки после туалета не помыл, – удовлетворённо отметила про себя Лёля. – Наверное, на рынке работает, не приучен», – рассудила она, допивая чай. Захватив сигареты, Лёля пошла к себе в комнату. Дверь в туалет стояла открытой, и в коридоре еле уловимо пахло экскрементами. «Какал, дуся», – заключила она и закрыла дверь.

			Раздражение против Галины Ивановны улеглось ещё после разговора с Аксельродом. Однако, застав мать не одну, Лёля разозлилась, хоть и не призналась бы себе в этом ни за что. Чувство к той, прежней Гале сидело глубоко и дёргало Лелю, как марионетку за верёвочки: не забывалась детская любовь. «А что такого? – уговаривала она себя, растягиваясь на софе. – Мне всё по фигу, и всё, в сущности, отлично. Начинаю новую жизнь: свободна как ветер и независима. Комплексы? Нет их у меня. Галя? Соседка. Уточним: хорошая соседка. Работу найду – привезу Ванечку». Настроение у Лёли не то чтобы исправилось, а стало ровным, безмятежным. В голове составился план новой жизни. Во-первых, отобрать стихи для вечера у Вероники Сергеевны. Во-вторых, позвонить тёте Доре: закинуть удочку насчёт работы. В-третьих… позвонить Косте, парню из сидячки. Лёля решила начать с последнего, со звонка своему недавнему попутчику. Вытащив из косметички жёванную бумажку с номером, взялась за телефон. 

			 

			Костя Станчинский в этот вечер необычно рано вернулся домой и первым делом полез в свой старый холодильник за бутылочкой «Жигулёвского». Он как раз взялся открывать пиво, когда раздался резкий телефонный звонок. Костина рука предательски дёрнулась, открывалка соскользнула со скользкой крышечки, и остриё со всей силой воткнулось в большой палец левой руки. Костя нехорошо выругался и в сильнейшей злобе закричал в трубку:

			– Да!

			– Костя? – спросил приятный женский голос.

			– Ну? – раздражённо откликнулся Костя, взяв в рот кровоточащий палец и лихорадочно вспоминая, есть ли в его холостяцком жилье пластырь или бинт.

			– Костя? – тревожно переспросил тот же голос.

			– Ну, я Костя. Ты кто?

			Лёля, решившая начать новую жизнь, не смутилась, а спокойно и чуть насмешливо сказала:

			– Мы с тобой в сидячке из Питера ехали. Ты мне свой телефон оставил. Я Оля. «Максимум пошлёт», – подумала она про себя и добавила: – У тебя голос ужасный. Случилось что?

			– А, привет! – сказал Костя, вспомнив, что никакого бинта, а тем более пластыря, у него нет. – Я палец порезал.

			– А, сильно?

			– Ну так, прилично. Пиво открывал. Как дела?

			– Нормально. Пиво какое?

			– «Жигулёвское», холодное, из холодильника.

			– Класс!

			– Любишь?

			– Иногда, под настроение.

			– Может, выпьешь со мной?

			– Легко, – неожиданно для себя ответила Лёля.

			– Тогда так: бери такси и приезжай, я мотор оплачу.

			И Костя продиктовал адрес. Не думая ни о чём, но сильно волнуясь, она вскочила с дивана, наскоро причесалась, подкрасила губы, побрызгалась духами и не чуя под собой ног вылетела из квартиры. На опустевшем Ленинском быстро поймала «левака» и всю дорогу ехала, плотно сжав губы.

			Костя жил на гадкой окраине в блочном доме с разбитой дверью подъезда. В подъезде воняло мусором и кошками, и Лёля взлетела по лестнице, стараясь не дышать. Позвонила. Костя открыл сразу.

			– Быстро ты, – весело улыбаясь, сказал он.

			– Мотор с ходу поймала.

			– А, это хорошо. Проходи на кухню. Есть будешь?

			– Не-а, – Лёля помотала головой, усаживаясь на облезлую табуретку и распуская стянутые заколкой волосы.

			– Ну что, по пиву? – предложил Костя, открывая старый ЗИЛ, покрашенный масляной краской в розовый цвет.

			– За этим и ехала.

			Хозяин достал захватанные стаканы, небрежно сполоснул их под краном и так, не вытирая, поставил на стол, налил пива. Под Лёлиным скользким и холодным стаканом сразу же образовалась маленькая лужица.

			– Будем здоровы, – сказал Костя, делая большой глоток. Лёля кивнула и выпила сразу полстакана.

			– Пиво среднее, – заметил Костя и добавил: – У тебя усы от пены.

			Он поставил недопитый стакан на стол, шагнул к Лёле и поцеловал её в губы, слизнув пену твёрдым языком. Целуясь, исхитрились снять с Лёли свитер и, не размыкая рук, натыкаясь на мебель, добрались до комнаты. Дрожащими пальцами, путаясь в пуговицах, Лёля расстегнула его рубашку, и оба оказались на диване. Лёля кончила быстро. Она уже забыла, что так бывает, а может, никогда не знала раньше.

			– Я давно не трахалась, – почему-то смутившись, объяснила она.

			– Повторим? – одними губами шепнул Костя. Его дыхание щекотало ухо, по телу побежали мурашки.

			– Повторим, – сказала она, уткнувшись лицом в его нежную шею. «Вот точно сюда в кино вампиры кусают», – подумала она, но не укусила, а нежно поцеловала.

			Повторили. А потом повторили ещё раз и ещё. Потом в изнеможении лежали в темноте и курили. Потом снова трахались и снова курили. Пили горячий сладкий чай и снова любили друг друга. Потом спали, сплетясь телами. Лёля проснулась, разбудила Костю, и они повторили всё сначала. Потом настало утро.

			Лёля проснулась с ощущением одержанной победы. Чувство было странным и неизвестно к чему относящимся. Она чувствовала себя совершенно не выспавшейся, но полной сил, бодрой, и мучившая её давняя досада, никогда не отпускавшая сердце, вдруг пропала – Лёле было хорошо. Костя лежал рядом, крепко спал, дышал тихо и ровно. «Милый мальчик», – подумала Лёля отстранённо, внимательно разглядывая Костино лицо. У него были острые черты и шапка густых чёрных волос, вившихся мелкими кольцами. Узкие губы, узкий подбородок, острый нос. «Благородная внешность, – думала Лёля, разглядывая маленький неприметный шрам у правого виска. – Наверное, в детстве упал», – предположила она. Отвернувшись от Кости, тихо, чтобы не разбудить, выбралась из постели и быстро оделась: Лёля ненавидела утренние пробуждения вместе.

			Она уже застёгивала в прихожей куртку, когда из комнаты вышел заспанный Костя. Волосы его были всклокочены и стояли дыбом. Костя стыдливо кутался в одеяло.

			– Котёнок, ты куда? – хрипло, со сна, спросил он.

			– Всё, мне бежать надо, – Лёля шагнула вперёд и чмокнула Костю в небритую щёку.

			– А чаю? Давай ещё чаю попьём, а потом потрахаемся. Рано ещё – везде успеешь. 

			– Не получится, в другой раз.

			Лёля было повернулась, чтобы уйти, но Костя удержал её за руку:

			– Ты кое-что забыла.

			– Что, заколку? – схватилась Лёля за волосы.

			– Нет, – лукаво ответил он. – Телефончик оставь, я тебе сегодня позвоню. Хочешь?

			– Хочу, – серьёзно ответила Лёля и на обувной коробке, пылившейся у вешалки, нацарапала номер. 

			Костя привлек её к себе и крепко поцеловал. Она выскользнула за дверь, и он уставился взглядом в пыльную муть зеркала. Зеркало висело рядом с обшарпанной дверью и отражало таинственно приотворённую дверь в спальню. Всё, что было в зеркале, было зеленоватым и неживым. Костя вздохнул и пошёл на кухню ставить чайник.

			Настроение у Лёли было такое хорошее, что ноги сами несли. Чувство было совершенно такое же, как в детстве: казалось, она может взлететь. Вокруг в вагоне метро сидели и стояли люди, очевидно, не испытавшие того, что испытала она сегодня ночью. Лёля жалела и слегка презирала их. На кольцевой вошёл немолодой интересный мужчина с коротко стриженными седыми волосами. Он сразу зацепил Лёлю взглядом, смотрел на неё пристально, в упор, серыми наглыми глазами. Лёля взгляда не отвела, твёрдо глядела на седого. Тот отвернулся первый. Она встала, очень прямая, и твёрдой походкой, словно вагон не бросало на стыках из стороны в сторону, пошла к выходу. С заоблачной высоты оглядывала пассажиров, и все они, даже те, кто стоял, были где-то далеко внизу, под ней. 

			Костя, напившись чаю в одиночестве, принял душ и, войдя в комнату, встал перед неубранной постелью. Подушка, на которой спала Лёля, лежала смятая так, как она оставила её час назад. Костя шагнул к кровати, взял подушку в руки и прижал к лицу. Пахло духами и сегодняшней ночью. Он глубоко втянул в себя запах, зарылся в подушку лицом. Положив её на место, Костя задумался: убирать постель или нет? Решил, что и так сойдёт, вечером всё равно спать ложиться. А вместо того подошёл к стопке старых пластинок, задумался, вытащил одну, аккуратно опустил иглу, и Радомес голосом Георгия Нэллепа тут же запел о своей любви к Аиде. 

			Костя служил рабочим в большом московском музее и на работу не спешил. Таких, как он, с работы не увольняли. Костя не пил, был молод, крепок и честен, а посему мог приходить на работу не то чтобы когда вздумается, но и не в самом начале рабочего дня. Обстановка в музее была богемная. Молодые мужчины, работавшие вместе с ним, все имели амбиции и надежды. Работа в музее, очевидно, была эпизодом перед тем главным, что ожидало каждого из них. Сам Костя каждый год собирался поступать на исторический или философский. Иногда он хотел быть психологом. И как-то так само собой выходило, что весь год он мечтал, думал о своём предназначении, которое казалось ему весьма значительным, но по мере приближения лета, а с ним и вступительных экзаменов, сомнения одолевали его всё больше и больше. К моменту подачи документов он уже был в полной растерянности. Погода бывала то слишком жаркая, то, напротив, холодная и противная, отчего заниматься было совершенно невмоготу, и выходило, что и на этот год нет никакой возможности сдавать вступительные. Лучше всё хорошенько обдумать, подготовиться, особенно по русскому и английскому, а уж на следующий год поступать всерьёз. Мечтательность натуры, так мешавшая Косте всерьёз взяться за учёбу, вредила ему и во всех прочих начинаниях. То он решал играть на гитаре, – но дальше покупки инструмента дело не шло, то принимался рисовать: купил мольберт и записался в студию. То начинал читать Ницше, а потом Шпенглера, то задумывал написать статью о Дженис Джоплин. И так без конца. Единственное, что Косте удавалось легко и сразу, в чём не знал он ни сомнений, ни колебаний и всегда был успешен, это отношения с девушками. Тут он был неутомим, последователен и ловок. Легко знакомился, легко заводил роман и проводил его до самого конца с большим вкусом. Штука заключалась в том, что Костя любил женщин. Он искренне восхищался всеми своими подругами, а когда приходило время расставаться, делал это деликатно, стараясь никого из них не обижать.

			Придя на работу, он сказал другу Саше Горохову:

			– Я сегодня такую бабу трахнул!

			Саша, ставивший чайник, повернулся к нему и с интересом спросил:

			– Ну?

			Костя блаженно закинул руки за голову, откинулся на спинку стула, отчего тот угрожающе встал на задние ножки, и в таком неустойчивом положении замер. 

			– Да, понимаешь, ноги от ушей, вся такая худая и длинная, как манекенщица. Волосы… – он расцепил руки, чтобы показать Горохову, какие у Лёли волосы, потерял равновесие и чуть не упал на разобранную витрину. Стул со стуком встал на все четыре ноги, и Костя, разведя руки в стороны, показал, какие у Лёли длинные и необыкновенные волосы. – Блондинка. Волосы длинные, прямые. 

			Горохов оставил чайник, сел напротив, положив руки на колени. 

			– Красивая?

			– Не то что бы, но… – Костя щёлкнул пальцами, не зная как объяснить то, что пленило его в Лёле. – Не в красоте дело. – Он порывисто встал, прошёл к окну. Его злило, что он не может передать свои ощущения. – На лошадь похожа.

			– Вот это да! – развеселился Сашка.

			– Дурак, в хорошем смысле.

			– Ну это всё равно. Лошадь она и есть лошадь. Когда баба на лошадь похожа, это… Ну я не знаю. У меня бы не встал.

			– Много ты понимаешь, – Костя смерил товарища презрительным взглядом. – Знаешь, какие на ипподроме скаковые? Вот и она такая. 

			– Шкура, что ли, блестящая? – сострил Горохов.

			– Во-во, вроде того, – не обиделся Костя.

			– Трахается хорошо?

			– Атас.

			– А где ты её нарыл?

			– В сидячке из Питера познакомились.

			– А как же теперь Ирка?

			Костя пожал плечами.

			– Надоела. Баба она, конечно, хорошая, но я давно хотел отвалить, да всё повода не было.

			– Это ты зря. Ирка классная, а эта ещё неизвестно что такое.

			– Известно. Эту я хочу, а Ирку – нет.

			– Ну-ну, и что теперь?

			– А ничего, – Костя пожал плечами. – Позвоню ей сегодня. А там, как покатит. – Он мечтательно вздохнул, запустил пальцы в свои густые чёрные волосы и так застыл.

			– Ну что, мальчики? Работать будем? – бодро спросила, входя в комнату, тётка из выставочного отдела. – Вы ящики сколачивать собираетесь? Хорош чаи гонять!

			– Ящики, Татьяна Сергеевна? Это сейчас, это мы с Гороховым мигом, – сказал Костя голосом нежным, проникновенным, чуждым этому захламленному рабочему помещению.

			Сашка Горохов насмешливо и удивлённо посмотрел на него, кивнул по-свойски Татьяне Сергеевне и покрутил пальцем у виска.

			– Ящики, ящики, ящики мои! – запел Горохов, бодро поднимаясь и на ходу надевая синий сатиновый халат.

			Костя, как лунатик, пошёл за ним в гулкие и прохладные недра музея. 

			Выйдя из лифта, Лёля всё той же горделивой птицей вплыла в Галину квартиру. На кухне были Галя – свежая, тщательно подкрашенная, в хорошеньких белых брючках и полосатой маечке – и молодой мужчина, полностью одетый и, как удовлетворённо отметила Лёля, в ботинках.

			– Доброе утро, – приветливо сказала счастливая Лёля, переводя взгляд с Гали на вчерашнего посетителя туалета. «Волосатая личность» оказалась крепким молодцом с восточной внешностью.

			– Рубен, познакомься: это моя родственница, – не моргнув глазом сказала Галина Ивановна.

			 Галина наглость страшно развеселила Лёлю. Она кивнула и серьезно спросила:

			– А вы, простите, кем Галине Ивановне приходитесь?

			Молодой кавказец приоткрыл рот, повернул голову в сторону Гали, ища у неё поддержки, повернулся снова к Лёле и закрыл рот, чтобы, видимо, взять второе дыхание. Лёля, сделав вид, что ничего не заметила, сказала:

			– Я Ольга, из Питера в гости приехала. Спасибо, Галина Ивановна приютила. А вы тоже родственник?

			– Ага, – Рубен растерянно кивнул. 

			– Вы из Еревана, наверное, да?

			Рубен помотал головой и сказал:

			– Я здесь живу. То есть в Москве. В Медведково. – И неожиданно добавил: – У меня квартира однокомнатная.

			– Здорово! – с искренней заинтересованностью сказала Лёля и подсела к столу. 

			Галя с ненавистью на неё посмотрела, погасила в пепельнице сигарету и сразу же закурила новую.

			– А что же вы, Ольга… – Рубен широко повёл рукой, предлагая Лёле присоединиться к завтраку.

			– С удовольствием! – лучезарно улыбаясь, сказала Лёля и сделала себе бутерброд с колбасой.

			– Кофе? – подаваясь вперёд, спросил Рубен.

			– Угу, – жуя ответила Лёля.

			Рубен засуетился, встал, налил Лёле кофе и сел на место. Лёля кивнула, отпила и посмотрела на мать. Галина Ивановна молча сидела как приклеенная. Доев бутерброд, Лёля вытерла губы и сказала: 

			– Спасибо. Не буду вам больше мешать, – и ушла к себе.

			Блаженно вытянувшись на кровати, она минут пять думала о Косте и о том, как было ночью, потом повернулась на бок и крепко уснула.

			Вечером позвонил Костя, она подхватилась и полетела на свидание. А там уж понеслось, не разбирая дня и ночи, как у тех счастливцев, которым подарком с неба сваливается страсть. Лёля только удивлялась: как это так вышло замечательно – позвонила, чтоб от Гали смыться, а нашла Костю! И подошёл он ей, как ключик к замочку. Мечта! Настроение отличное, в голове ни одной мысли, и ноги лёгкие, с крылышками, как у вёрткого греческого божка.

			И Костя, тоже обалдевший от того же, от чего обалдела она, понёсся через время, лишённое календаря, вехами в котором стали соития. И к нему пришли счастливые лёгкость и пустота и понесли его, бессмысленного, как песчинку.

			В воскресенье утром, собравшись уходить, Лёля, как всегда, быстро оделась и уже взяла сумку, когда Костя (он всегда просыпался позже) сонно сказал из комнаты:

			‒ Кис, ты куда?

			‒ Домой.

			‒ О-о-о! Воскресенье же. Давай ещё полежим, кофе попьём. Хочешь, я тебе в постель принесу?

			Лёля замерла и блаженно улыбнулась.

			 ‒ Поздно, радость моя. Ты, может, не заметил, но я уже из постели вылезла.

			‒ Заметил. Иди обратно. Сейчас будем всё исправлять.

			Лёля нерешительно поставила сумку и вошла в комнату.

			‒ Это идиотизм – раздеваться, чтобы снова лечь в постель пить кофе.

			Костя лежал на кровати раскинувшись, бесстыдно голый.

			‒ Надо ещё раз « 9 ½ недель» посмотреть, – невпопад добавила Лёля.

			‒ Угу. Вот Ким Бессинджер на твоём месте сразу бы трусы сняла и стала трахаться в сапогах и куртке.

			‒ Дурак! Как же я сниму трусы, не снимая сапог и колготок? – сказала Лёля, скидывая куртку.

			‒ Так уж и быть, снимай сапоги. Голливуд у нас с тобой не получается.

			Лёля разделась, нырнула в постель, но Костя обещания не сдержал, за кофе не пошёл. Потом лежали сплетясь ногами, и Лёля мечтательно сказала:

			‒ Где же мой кофе?

			‒ Знаешь, не уходи. Такой день сегодня хороший. И вообще, зачем тебе на Ленинский? Всё равно каждый вечер сюда приходим. А?

			Лёля задумалась и, внимательно разглядывая кожу на Костиной груди, подёргала несколько волосков, проверила, крепко ли держатся. Затем сказала:

			‒ Верно, мне туда ехать незачем. Только вещи какие-нибудь надо привезти. А так – больше ничего.

			‒ И чего ты у матери живёшь? 

			Лёля удивленно посмотрела на Костю. 

			‒ Интересно, а где же мне жить? Больше негде. Думаешь, мне хотелось к Гале возвращаться? В Питере было гадко, да и здесь не лучше, но здесь я по крайней мере сама по себе, ни от кого не завишу.

			‒ Зачем ты вообще в Питер уехала? – спросил Костя, прикуривая сразу две сигареты – себе и Лёле. Та сморщилась, сигарету не взяла.

			‒ С ума сошёл? Кто же натощак курит? Противно. Уж коли я осталась, пойдём чай пить. А в Питер я уехала, ‒ сказала Лёля, вылезая из кровати, ‒ сама не знаю почему. Мне, понимаешь, в один день всё вдруг дико стало.

			Лёля влезла в большие Костины тапочки и, шаркая ногами, как в лыжах, прошла на кухню.

			‒ Дико? Это как? – крикнул из комнаты Костя.

			‒ Ну так, дико, – слышно было, как Лёля чиркает спичками, ставит чайник на газ. – Понимаешь… Чёрт, в холодильнике ни хрена. Тогда ещё жив был мамин муж, ну этот, Иван Николаевич, из министерства.

			‒ Лёлька, там в морозилке сосиски. Ну?

			‒ Ну вот, я его не выносила. Он такой был… ‒ она замолчала, пытаясь выразить свою мысль, ‒ такой… он был пошлый.

			 ‒ Чего? – развеселился Костя, удобнее устраиваясь в кровати и подтыкая под себя  одеяло со всех сторон.

			‒ Пошлый. Пошлый и пошлый. Хотя… в целом, может, и неплохой. Денег давал. Идиотские анекдоты рассказывал и сам ржал над ними, как конь.

			‒ Ну и что? Ерунда какая-то. Он тебя обижал?

			‒ Не-а. Не замечал.

			‒ А-а-а… Вот это да, обидно. Но, с другой стороны, от чужого человека и ждать не приходится.

			‒ Какой ты умный! – зло, с досадой сказала Лёля. – Сам, небось, с папой-мамой жил. Зоопарк, каток, мороженое.

			‒ Ну… примерно так.

			‒ Слушай, вылезай. Я тут варенье в шкафу нашла. Ирка твоя, наверное, оставила. А сосиски подозрительные, я их варить не буду.

			‒ Что же, одно варенье есть? – обиделся Костя, но из постели вылез и стал искать тапочки. – Лёлька, тапочки отдай. Ты свои когда-нибудь принесёшь?

			‒ Принесу. Я хлеб нашла чёрствый, но без плесени. Сейчас пожарю, вареньем намажем, будет завтрак по-английски. Красота!

			Лёля тем же манером, шаркая и не отрывая ног от пола, вернулась в комнату.

			‒ А я сосисок не боюсь.

			Костя натянул трусы, влез во вновь обретённые тапочки и пошёл умываться. Дверь в ванную комнату он не закрыл и оттуда крикнул:

			‒ А дальше что было?

			Из крана потекла вода, Костя принялся фыркать и плескаться.

			‒ А дальше ничего, – говорила Лёля, одеваясь. – Я поступила в иняз. 

			‒ Куда? – не расслышал Костя. 

			‒ В иняз, на английский. Но к Новому году поняла, что кранты, не выдержу. От тоски просто мутило. Народ там был тоже… так себе. И тут перед праздником, когда уже зачёты шли, мама с Иваном Николаевичем потащили меня с собой в гости к каким-то то ли друзьям, то ли родственникам Ивана Николаевича. Почему я пошла – не помню. Никуда я с ними никогда не ходила. Было много гостей и довольно пьяно. Мой отчим поддал, начал разглагольствовать.

			‒ Ржал как конь? – вставил Костя.

			‒ Вот именно. А мамуся моя подвизгивала от восторга. Ну вот. А среди гостей был хозяйский сын, уже взрослый совсем. Мне ещё восемнадцати не было, а ему двадцать пять. Очень красивый. Он был после армии и учился, не помню где. Он ко мне подсел, мы разговорились, и он…

			‒ Клюнул?

			‒ Не знаю. Я тогда тоже так подумала. Ты дослушай. И он мне говорит, что он, мол, сторожем в зоопарке подрабатывает и, если я хочу, можно прямо сейчас пойти в зоопарк гулять. Они недалеко там жили, на Грузинах. Я, конечно, загорелась. Тут духота, жара, пьяные рожи. Хозяйка собирается горячее подавать. Одним словом – невыносимо. Да, и потом, я же раньше никогда ночью в зоопарке не была.

			‒ Да-а! – сказал Костя, выходя из ванной комнаты с полотенцем, обёрнутым вокруг бёдер. – Зоопарк ночью – это стрёмно. Девушки должны клевать на раз. Он, этот твой знакомый, должен был всех баб водить туда для затравы.

			‒ Очень может быть, – Лёля кивнула. – Не знаю я, ничего не знаю. Слушай, что дальше было. Мы собрались, все на нас эдак понимающе смотрели, и мы ушли. В зоопарке, действительно, было необыкновенно. Тихо, таинственно, морозно. Белый сверкающий снег и, кажется, даже луна. Звери вздыхали в клетках, следили глазами.

			‒ Ну, дальше. 

			‒ Дальше – ничего. Погуляли, поговорили. Я собой почему-то очень гордилась, словно эта морозная ночь была придумана специально для меня и только благодаря мне существовала. 

			‒ Понимаю, – серьёзно сказал Костя. – Бестиарий.

			‒ Во-во, – радуясь Костиному пониманию, сказала Лёля. – Я почувствовала себя такой взрослой и значительной. Когда вернулась домой, всё вспоминала мальчика этого и заснеженный зоопарк. А потом, ‒ продолжала она, разлив чай и садясь за стол, ‒ знаешь… ты не замечал, что в жизни есть вещи важные, а ты их раз – и сразу забываешь? А есть события, которые помнишь в мельчайших деталях, хотя это, в сущности, пустяки. Глупо и удивительно.

			Костя молча ел сосиски, не сводя глаз с Лёли. Она смотрела на него и, одновременно, куда-то в бок, от чего взгляд её становился ускользающим и размытым. Она взяла в руки кривой и подгоревший кусок хлеба, но так и не намазала его вареньем, а принялась вертеть в пальцах, и чёрные крошки посыпались на стол.

			‒ Ну вот. Я сидела дома с Нинкой Ветчинкиной. Ну ты же её знаешь?

			‒ Помню.

			‒ Готовились к зачёту. А мама с Иваном Николаевичем смотрели «С лёгким паром». Была премьера. Телевизор орал так, что стены дрожали. А мы с Нинкой всё грамматику долбили. Вдруг телефон зазвонил. Они там ответили, и потом слышу – убавили звук. Потом мама к нам входит – лицо расстроенное, приличное, и говорит: «Только что тётя Света звонила. Дима застрелился».

			‒ Ого! – Костик замер, перестал жевать сосиску. – Круто.

			‒ Да. Ну тут пошли разговоры, отчего и почему. Мама с Иваном Николаевичем собрались и, не досмотрев кино, поехали к этой тёте Свете. Мы уже с Нинкой заниматься не могли. Я в какое-то отупение впала, всё пыталась сообразить: как это – два дня назад гуляли, разговаривали как ни в чём ни бывало, а сегодня, под «Иронию судьбы», ‒ пулю в лоб. Два дня назад Дима был, а сейчас уже нет его. Одни, как говорится, останки. Мёртвая оболочка. Как это может быть, и где грань? Где, так сказать, шовчик, который распустился?

			‒ Давай дальше. Про самоубийство понятно, но не очень. Так при чём же тут Питер? И почему он застрелился?

			‒ Ну вот же я тебе рассказываю, – поморщилась Лёля. – Нинка ушла, а я сидела и ждала маму с Иваном Николаевичем и мучилась от стыда, из-за того, что любопытно мне было. Хотелось подробностей: как застрелился, почему застрелился. Мать с отчимом вернулись и, ты знаешь, ‒ Лёля насмешливо и презрительно посмотрела на Костю, ‒ никогда ни до, ни после мы не сидели за столом в такой семейной гармонии, как в этот вечер. Любопытство к чужому несчастью и радость, что нас оно миновало, сроднило нас троих. 

			‒ Лёлька, чаю налей, пожалуйста, – попросил Костя. – Ну, дальше, ты лирику опускай. Ближе к сути. Что там оказалось?

			‒ Оказалось так: пришёл домой, прошёл к себе в комнату, достал охотничье ружьё, снял тапочек и ногой в носке спустил курок. Прямо в сердце. Мгновенно умер. На выстрел прибежали отец с матерью и вот такое увидели. Ни записки, ничего. Потом эта тётя Света рассказывала Ивану Николаевичу, а тот матери, что будто бы у бедного Димы была большая любовь и так и непонятно – то ли счастливая, то ли нет. Но как-то это всё было смутно, невнятно. Ничего она про своего сына не знала.

			‒ Так-таки ничего и не выяснилось? – спросил Костя, закуривая.

			‒ Нет. Во всяком случае, мне ничего неизвестно.

			‒ Ну и что? Ты так расстроилась, что взяла и уехала в Питер? Ты же его не знала, хоть ночной зоопарк – это, конечно, впечатление. 

			‒ Примерно так, – Лёля бледно улыбнулась. – Дай сигаретку. Тут всё пошло одно к одному: Галя на похороны ехать отказалась, потому что она боится покойников и потом не будет спать; Иван Николаевич как раз уезжал в срочную командировку, отменить было нельзя. Вот они меня на эти похороны и отправили. Давили в основном на чувства. Я согласилась, но не из-за них, а из-за себя: очень жалко было Диму, и это было всё, что я могла для него сделать. В этот день валил снег. С неба всё сыпало и сыпало крупными белыми хлопьями. Вокруг – белым-бело. Совершенно, знаешь, как в сцене дуэли Онегина и Ленского. Тёплый, сырой, снежный день. Гроб в гулком промозглом морге. Снежное месиво на полу. Сырой и душный запах цветов и жёлтый лицом покойник в гробу. Это не имело никакого отношения к Диме, который ещё неделю назад трогал меня тёплой рукой. Я постояла у гроба минутку, поздоровалась с родителями, положила цветы и ушла. Я не знала там никого. В какой это больнице было ‒ не помню, где-то далеко от центра и очень пустынно. Ты знаешь, я очень люблю снегопад: бело, чисто, мягко. Сердце радуется. Димина смерть уничтожила снежный пасмурный день, и я винила в этом его, мёртвого. Не застрелился бы – можно было бы радоваться такому красивому дню, но морг, и гроб, и жёлтый покойник с лицом, страшно лишённым всяких чувств, – всё стёрли, уничтожили. Вот тогда-то, в такси по дороге домой, мне всё стало дико. Зачем застрелился? Зачем хоронят в такой красивый день? Зачем живу с матерью и Иваном Николаевичем, которых ненавижу? Зачем учу английскую грамматику, от которой тоска? Я пришла домой, позвонила знакомому в Питер (мы встретились летом в «Сайгоне») и в тот же вечер уехала к нему. Это был мой будущий муж, Юра.

			‒ Н-да, ‒ сказал Костя, ‒ весьма романтично. 

			‒ Если бы один не застрелился, другой бы не родился. Это я про Ванечку моего. Всё так странно переплетено… 

			‒ Ну что, Оль, поехали за твоим барахлом? – предложил вставая Костя.

			 В тот же день перевезли немногочисленные Лёлины вещи, поместившиеся в одну дорожную сумку. Лёля забрала только часть, решив жить на два дома. То, что происходило между ней и Костей, было так ново, что она испугалась и не ушла от Гали. Да и Нинка Ветчинкина, глядя на счастливую Лёлю, назидательно сказала: «Ну что, Каренина, совсем от любви обалдела? Ты там поосторожнее. Страсть, как говорится, страстью, а что будет дальше, неизвестно. Накроет с головой – потом не выберешься». Сердце тянуло к Косте, уговаривало не оглядываться. И лучше всего убеждали в этом его улыбка и выражение глаз. Но тут же представлялся и бывший муж: как он тоже был нежен и она его любила, кажется, а потом стало всё так – одна отрава. И этот образ какой-то отравы, от которой она только что избавилась, мешал слиться с Костей. Осторожность, явившаяся в образе Ветчинкиной, подсказала, что нужно беречься, а Костя пусть лучше будет паузой между прежней жизнью и новой, в Москве. 

			Галя приняла Лёлин переезд с облегчением. Она временно устроила Лёлю к себе в министерство курьером и ещё дала денег на первое время.

			‒ А маман твоя, между прочим, классная тётка, – сказал Костя. – Что ты на неё бочку катишь?

			‒ Да не качу я, отстань, – отмахнулась Лёля.

			Жизнь с Костей начиналась в непроглядной бедности, но Лёля не унывала. 
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			Для вечера в библиотеке Вероника Сергеевна отобрала стихи Хармса, которыми все вокруг бредили. Лёле Хармс не нравился и даже был противен, но Вероника настояла и позвала ещё какого-то филолога читать лекцию про обэриутов. На вечер в библиотеке Лёля Костю не взяла, а позвонила Мише Аксельроду и пригласила его вместе с матерью. Мишка, услышав о приглашении, удручился, пожалел, что так некстати снял трубку: и идти не хочется, и отказать неудобно. Лёля умела упрашивать. Дора же обрадовалась:

			‒ Мишка, надо пойти обязательно: Лёлю поддержать. Вы так в детстве дружили! Просто не разлей вода. И потом, знаешь, жутко интересно на неё посмотреть: ведь столько лет прошло. 

			Миша, вспомнив о том, как Лёля просила похлопотать за неё перед Дорой, сказал, чтобы не вышло некрасиво:

			‒ Кстати, мамуль, Лёлька интересовалась, нет ли у вас чего-нибудь на радио. Она работу ищет. Но ты не вздумай ради неё в лепёшку расшибаться, – тут же строго заметил он. – Мы её сто лет не видели и ещё, может быть, сто не увидим.

			‒ Миш, ну как можно? – огорчилась Дора. – Если человеку можно помочь, это надо сделать. Она же не чужая. Я с тётей Галей до сих пор дружу. А Лёля, между прочим, ещё твоих дедушку с бабушкой помнит. Надо всё-таки быть как-то сердечнее, милый.

			– Ты готова опекать каждого встречного, – проворчал Миша.

			‒ Ничего подобного! Я только спрошу при случае.

			Вечера Вероники Сергеевны собирали довольно много публики. Сама хозяйка, хоть и была скромным директором районной библиотеки, обладала светским талантом Анны Павловны Шерер. К ней приходили местные библиофилы, представленные в основном старыми девами разных возрастов, а также одаренные литераторы, многие из которых писали исключительно в стол. Витал даже некоторый дух фрондёрства. Вероника Сергеевна имела прекрасное чутьё и всегда шла на полшага вперёд. На филфаке МГУ только ещё задумывались о новой теме, а Вероника Сергеевна – пожалуйста, уже устраивала вечер.

			В читальном зале собралось довольно много народу. Вероника Сергеевна и Лёля волновались. Обе принарядились, каждая в своём роде.

			Толстая и широкая Вероника Сергеевна была обладательницей тусклого контральто, лицо имела простецкое, с дряблой сероватой кожей, жидкие волосы закручивала в маленький кукиш. Она носила бесформенную одежду, сшитую так, словно портниха имела злой умысел подчеркнуть все недостатки её фигуры. Однако то несуразное, что было платьем Вероники Сергеевны, скалывалось на могучей груди прелестной брошкой в стиле модерн. Платиновая сова нагло пялилась двумя крупными бриллиантами, отчего взгляд каждого, кто разговаривал с Вероникой Сергеевной, невольно обращался на жирную грудь, испещрённую мелкими бородавками. Лёле почему-то казалось, что Вероника Сергеевна, невзирая на свой уверенный вид, похожа на жертву кораблекрушения. Глядя на библиотекаршу, Лёля всё представляла себе репродукцию картины «Плот “Медузы”», кнопками приколотую у Костика в прихожей рядом с плакатом группы «Наутилус Помпилиус». Впрочем, ничего романтического, а тем более трагического, в грузной Веронике Сергеевне не было. Она ловко лавировала между стульями, переходя от одного гостя к другому, говорила быстро, но так внятно и любезно, что атмосфера светского салона возникала сама собой.

			Вероника Сергеевна только что познакомила Лёлю с маленьким, кругленьким, лысым человечком, одетым небрежно и нечисто, отрекомендовав его как талантливого писателя, и тут же направилась к увядшей блондинке с роскошной толстой косой, которую та, как только расположилась в читальном зале, начала укладывать на голове так и эдак. Коса, видимо, привыкшая жить своей отдельной жизнью, в руки блондинке не давалась, в пучок не скручивалась. Кругленький же писатель осторожно ощупал Лёлю холодными внимательными глазами и повёл речь о Хармсе. Он сыпал сведениями как из мешка, поражая Лёлю обилием цитат и обширностью знаний. У Лёли сразу сложилось впечатление, что он только и делает, что читает, просто библиотека ходячая, и она даже немного оробела. Голос маленького человечка был тих, а тон таков, словно бы вот, наконец, он нашёл того единственного собеседника, который в состоянии его понять, разделить его взгляды.

			Писатель, как оказалось, имел очень длинное имя: Арнольд Израилевич Гольдвассер, и Лёля изумилась, услышав, как Вероника Сергеевна громко, через всю комнату, слегка задыхаясь от натуги, позвала его:

			‒ Нолик, голубчик, идите сюда! Рассудите нас, сделайте одолжение. 

			Арнольд Израилевич остановился на полуслове и, пообещав вернуться и продолжить беседу, покатился к Веронике Сергеевне. Лёле понравился кругленький человек, имевший к тому же такое подходящее и смешное имя – Нолик. Однако беседы у них никакой не было. Говорил один Арнольд Израилевич. Он развивал свою мысль, затем откидывал назад голову, выставляя вперёд маленький круглый подбородок, и спрашивал: «Вы не находите?». После этого он согласно кивал, словно Лёля ему ответила, и брался за следующую мысль. Арнольд Израилевич отошёл, и Лёля увидела входивших Мишу с матерью. Лёля направилась к ним. 

			Прошло много лет, но Дора осталась такой же, как была: полная, румяная, черноволосая, с приветливой улыбкой. Правда, румянец из розового стал красным, в волосах появилась седина – словом, она была похожа на яблоко, забытое в холодильнике: плод тот же, но увядший, утративший сочность и блеск. 

			Лёля подошла, радостно улыбаясь, сказала:

			‒ Тетя Дора, а я вас тотчас узнала! Вы ни капельки не изменились. Ну просто как в дачные времена. Мишка, привет! Спасибо, что пришли. 

			‒ Лёлечка! – говорила Дора, целуя Лёлю в обе щёки. – Тебя не узнать! Большущая! Боже мой, боже мой! – Дора схватилась за щёку, словно у неё внезапно заболели зубы. – Красавица!

			Миша, буркнув «привет!», неловко переминался с ноги на ногу.

			‒ Вы проходите, – возбуждённо говорила Лёля. – Скоро начнём. Я надеюсь, вам будет интересно.

			‒ Конечно, интересно. А я, может, и для работы что-нибудь новенькое присмотрю. Программы-то делать надо. Новые времена, – сказала Дора, разводя руками. – Я, знаешь ли, Заболоцкого всегда любила, а Хармс мне непонятен. Но послушать-то всегда интересно, верно? Я, между прочим, библиотеку много лет собираю. Для него начинала, – говорила Дора, кивая на сына и усаживаясь на стул, – только мой балбес романов не читает. 

			Она сняла голубой мохеровый берет, вовсе ей не шедший, открыла сумочку и быстро подкрасила губы яркой , как у Гали, помадой. От помады в лице Доры появилось что-то клоунское, совсем не согласное с её обликом, и Лёле стало неловко. 

			‒ А обэриуты – это кто? – довольно громко спросил Мишка.

			На него многие оглянулись, а блондинка выронила косу, которую только что ухитрилась примостить на макушке. Возникла заминка, и храбрая Вероника Сергеевна ринулась Лёле на выручку. 

			‒ Молодой человек интересуется обэриутами! Как это похвально, – запыхтела она.

			Мишка кашлянул и кивнул, хотя обэриутами не интересовался. Круг его литературных представлений начинался и кончался школьной программой, включая картину Шишкина «Рожь», хорошо ему памятную по учебнику родной речи.

			 ‒ Пойдёмте, я вас познакомлю с Танечкой. Она пишет диссертацию о детской поэзии Хармса. Вам ведь мама, конечно, читала его стихи, когда вы были ребёнком? 

			Мишка поплёлся за Вероникой, оглядываясь на мать и Лёлю. Лёля услышала, как он на ходу отвечал Веронике Сергеевне:

			‒ Нет, Маршака и Чуковского.

			‒ Не может быть, не верю, – гудела Вероника Сергеевна. – Садитесь здесь, рядом с Танечкой, она вам всё расскажет. А мы скоро начнём, – возвысила она голос для зала.

			‒ Тётя Дора, я пойду, – сказала Лёля, а Дора, недоуменно оглянувшись, шепнула:

			‒ Куда она моего Мишку увела?

			‒ Не обращайте внимания. Просто Вероника Сергеевна очень светская. 

			‒ Да-а-а? – изумилась Дора.

			‒ Ольга Александровна, начинаем! – громко позвала Лёлю Вероника Сергеевна.

			Монументальная Вероника Сергеевна встала возле письменного стола, наполовину загородив его попой, и произнесла маленькую речь. Отрекомендовав Лёлю и ту самую Танечку, специалиста по Хармсу с непокорной косой, Вероника Сергеевна сказала несколько уместных слов о самом поэте. Потом вышла вперёд Лёля, взяла небольшую паузу, оглядела зал и принялась читать. Читала она хорошо, хоть и несколько консервативно. Все слушали внимательно, никто не заснул – и потому, что Хармс был хорош, и Лёля была интересна. 

			Она стояла перед слушателями в старых армейских галифе, обнаруженных у Костика на антресолях, в сером мужском свитере, непомерно большом для её худого тела, и в сапогах какого-то странного полувоенного образца. К свитеру её вместо броши была приколота медаль ветерана труда. Старые девы, завсегдатаи библиотеки, ещё перед началом со всех сторон разглядевшие Лёлю и её наряд, и теперь, когда она выступала, продолжали ощупывать её взглядом. Очевидно, Лёля произвела небольшой фурор. 

			Закончив чтение под аплодисменты, она прочитала ещё два очень коротких рассказа по просьбе Арнольда Израилевича, который, не вставая со своего места, сказал, что просто нет у слушателей сил отпустить такую изумительную чтицу, а посему он от имени всех просит прочесть что-нибудь ещё. Когда же Лёля наконец кончила и пришёл черёд белобрысой Танечки, она прошла в зал и села подле Доры Михайловны.

			Лёля не чуяла ни ног ни рук, щеки её пылали, в голове гудело. Оказывается, она переволновалась. Это открытие поразило её. Сколько раз ей доводилось выходить на сцену настоящего театра! Пусть в массовке, пусть на последних ролях. И вдруг – такое волнение, и где? В крошечной, никому не ведомой библиотеке. Волнение было необъяснимо, но приятно, и теперь, сидя подле Доры, не понимая ни слова из того, что говорила Таня, Лёля косилась на Дору, пытаясь понять, понравилось ли той её выступление. Она очень рассчитывала на помощь Мишкиной матери, потому что, в самом деле, не для того же она вернулась в Москву, чтобы работать курьером в Галином министерстве. Дора ободряюще улыбнулась Лёле, пожала руку и шепнула:

			‒ Поздравляю, превосходно прочитано: умно и профессионально.

			Лёля благодарно улыбнулась, кивнула.

			Миша Аксельрод, слушая Лёлино чтение, а затем лекцию Тани, страдал. Он проклинал собственную податливость, называя себя размазнёй. К чему было идти на этот дурацкий вечер, потакать Лёле и матери? Дома ждала его диссертация, работы непочатый край, а он губил вечер, слушая кошмарные стихи, разговаривал с какими-то, очевидно, невменяемыми, девушками. Мало ему Лёли (чтоб она провалилась), так пришлось ещё беседовать с этой чокнутой с косой. Разговаривая с Танечкой (Миша только мычал, вставлял междометия), он думал о том, что ей следовало бы показаться психиатру. Чтобы отвлечься, он принялся вспоминать, есть ли среди его знакомых хороший врач по душевным болезням, и точно, вспомнил одну дельную молодую даму из Кащенко. Стихи, которые читала Лёля, принадлежали перу сумасшедшего, и идея, что стихи ненормального изучает ненормальная, показалась ему забавной и справедливой. Кому же заниматься этим, как не полоумной Танечке, которая, говоря о Хармсе, захлёбывалась и пьянела он счастья? Если бы, не дай бог, Мише пришлось вникать в подобную тему… Нет уж, дудки! Лучше что угодно, лучше…

			Изнывая от вынужденного безделья в этой библиотеке, Миша Аксельрод стал размышлять, какие именно ненавистные ему занятия он предпочёл бы изучению Хармса. Поразмыслив и отринув кулинарию, садоводство, мытьё полов и посуды, он решил, что лучше бы преподавал биологию в школе, чем изучал Хармса. А уж хуже этого Миша вообще не мог себе ничего представить. Мысль, что он мог бы быть школьным учителем, совсем испортила ему настроение, потому что вернула к неоконченной диссертации, и круг замкнулся. Дора повернулась к сыну и сказала:

			‒ Какой чудесный вечер! Мы должны чаще выходить вместе. В городе сейчас столько всего разного, а мы совершенно закисли. Нужно будет и на выставку какую-нибудь сходить. Как ты на это смотришь?

			‒ Мам, ‒ промямлил исстрадавшийся Миша, ‒ у меня же диссертация. Ты хоть помнишь об этом?

			‒ Конечно, помню, милый. Только ты её уже написал, и я за тебя не беспокоюсь: ты всё успеешь. А выходить надо. Лёля, ‒ обернулась к Лёле Дора Михайловна, ‒ не откажи, своди нас куда-нибудь: ты всегда была такой энергичной. 

			Лёля обрадовалась, заверила Дору, что она сама об этом думала, и предложила встретиться в ближайшую субботу.

			‒ Чудесно, – сказала Дора, поднимаясь. – А потом отправимся к нам обедать. Нужно восстанавливать старые связи, – заключила она, надевая пальто.

			Миша торопил мать ехать домой, а Вероника Сергеевна позвала Лёлю, и они распрощались, договорившись созвониться в ближайшие дни. Лёля решила при встрече, дома у Доры Михайловны, напрямую поговорить с ней о работе на радио. Подходя к Веронике Сергеевне, она думала, что вечер, кажется, удался и Вероника довольна. 

			Вероника Сергеевна стояла посреди маленького зала вместе с Таней и Арнольдом Израилевичем. Старые девы, подобрав шали, напяливали видавшие виды демисезонные пальто. Вязаные шапки и береты всех оттенков розового цвета уже были водружены на седые и крашеные головы – слушатели расходились.

			‒ Оля, – слегка задыхаясь, сказала Вероника Сергеевна, – Арнольд Израилевич находит, что сегодня мы с вами отличились. – Вероника Сергеевна радостно улыбнулась. – Вы читали прекрасно. Знаете, я в вас не ошиблась, сразу почувствовала, что мы можем сделать программу. А уж Таня! Взгляд парадоксальный, но это-то и нужно. Всех растормошила!

			‒ Было интересно, – скупо похвалил кругленький Арнольд Израилевич. – Вы не находите? – Он кивнул и продолжил: ‒ Тема новая, поэт незаурядный и, я бы даже сказал, большой. – Арнольд Израилевич гордо поднял вверх подбородок, словно говорил о себе самом. – Недооценённый, совершенно не изученный, ‒ он перевёл взгляд на Таню и как-то по-старорежимному поклонился ей. ‒ А вы, Ольга Александровна, читали хорошо. Получил удовольствие. – И он важно кивнул.

			Таня застенчиво улыбалась, теребила готовую распуститься косу, и щёки её от удовольствия порозовели.

			‒ Ну, дорогие мои, ‒ бодро сказала Вероника Сергеевна, ‒ лиха беда начало! Раньше у нас на вечерах не было профессиональных актёров. Читали как придётся. Сегодня – другое дело. Не подумать ли нам о новой программе?

			– Э-э, – протянула Таня, совсем смутившись, – я, собственно, занимаюсь Хармсом, и… не уверена… будет ли это достаточно профессионально… В смысле, я хочу сказать, лезть в чужой огород…

			‒ Не скромничайте, дорогая, не скромничайте. Вы чудесно справились. Правда, Нолик?

			‒ Без сомнения.

			‒ Самое время взяться за двадцатый век, пока другие не перехватили: уже в спину дышат. Возможности огромные, – глаза Вероники Сергеевны заблестели молодым охотничьим блеском. – Мы можем прогреметь по Москве! – Вероника Сергеевна говорила с таким азартом, что Лёле стало смешно. Она спрятала улыбку, а Таня прошептала:

			‒ Спасибо большое. Я подумаю.

			‒ Конечно, Таня. Мы всё продумаем. И Арнольда Израилевича подключим. – Вероника Сергеевна светски улыбнулась. – А то он, ‒ продолжила Вероника Сергеевна с некоторой долей кокетства, удивительного при ее внешности, ‒ на вечера ходит, а помогать – не помогает. – И она погрозила Арнольду Израилевичу толстым пальцем. ‒ Ну что ж, друзья мои, давайте прощаться. 

			Все засобирались, пошли к выходу и уже на улице как-то так вышло само собой, что Арнольд Израилевич поехал вместе с Лёлей, а Таня потерялась по дороге. Вышло так отчасти потому, что Лёля показалась Арнольду Израилевичу очень интересной, и чтение её тут было ни при чём. Его привлекла её угловатая худоба, неправильные черты лица и светлые прямые волосы.

			В метро Арнольд Израилевич, одобрительно поглядывая на свою спутницу, много и интересно говорил на самые разные темы. Лёлины ответы его, видимо, мало интересовали, и он всё сыпал и сыпал именами и датами. Настроение у Лёли было отличное. «Забавный дядька!» ‒ думала она об Арнольде Израилевиче. На кольцевой расстались, и она поехала не к Костику, а к Галине Ивановне. 

			Узнав, что Лёля не берёт его с собой на вечер, Костик обиделся и даже словно приревновал. Лёле это не понравилось. Она сказала: 

			– С ума сошёл? Таскаешься за мной, как привязанный. У меня есть собственная жизнь. 

			Она с вызовом посмотрела на Костю и добавила примирительно, закрывая за собой дверь:

			– Не обижайся, ладно? 

			Лёля для себя уже решила, что отношения с Костей должны быть лёгкими. 

			Костик, начавший новый роман с тем же чувством, вдруг к своему изумлению обнаружил, что не управляет ситуацией. Прежде он всегда был диктующей стороной. Такое положение, раз сложившись, представлялось ему естественным. Теперь, казалось Косте, он поменял одну девушку на другую, более подходящую, и только. Однако очень скоро выяснилось, что всё идёт вкривь и вкось. Лёля ничего не требовала от Кости и вела себя совершенно независимо. Она не сидела у телефона, не ждала звонков, приходила и уходила, когда вздумается. Костя и сам не мог бы ответить, зачем ему нужно было привязать к себе Лёлю. Жениться он не собирался, и лёгкие отношения без обязательств следовало рассматривать как идеальные. Нет же. Костя почувствовал (и это было глупо), что он хочет, чтобы Лёля его любила. Но Лёля, очевидно, не только не любила Костю Станчинского, такого милого, весёлого и доброго, а относилась к нему как к партнёру по сексу, и точка.

			Услыхав тревожные нотки в Костином поведении, Лёля насторожилась и, хотя и с сожалением, положила себе ограничить отношения. Развод и возвращение в Москву отняли слишком много сил. Ну и, конечно, – высокомерно полагала она, – Костя ей не пара. С ним чудесно, он страшно милый, и вообще она, кажется, счастлива, – но ведь кроме облезлой квартиры в многоэтажке, он ничего не может предложить. Лёля живо себе представила, как она приводит его в библиотеку и говорит: «А это мой молодой человек, Костя, он рабочим в музее работает». Интересно, что она прочитала бы во взгляде Вероники Сергеевны? Добро бы он только служил рабочим, а в столе лежала рукопись гениального романа, или стихи, или труд по философии. Что-нибудь о гностиках и агностиках. Тогда бы убогая хрущоба превратилась в бочку Диогена, и жить там стало бы гораздо уютнее. Но рукописи не было, а было то, что у всех: молодой любовник без средств и образования. Поэтому, не успев переселиться к Косте, она уже ехала ночевать к Гале, чтобы поставить мальчика на место.

			Лёля поехала на Ленинский по уже пустому сонному городу. Войдя в квартиру, нашла Галю на кухне. Галина Ивановна пила чай с пастилой и Лёле обрадовалась.

			‒ Привет, ‒ сказала Лёля, раздеваясь. Она бросила взгляд на мать, одетую после душа в белый пушистый халат, и подумала, что та сама похожа на пастилу: такая же белая и мягкая. – Уютно тут у тебя.

			Над кухонным столом висел оранжевый югославский абажур, и это от него было так хорошо.

			‒ Костик звонил, – сказала Галя, жуя пастилу. – Если хочешь есть, поищи в холодильнике.

			‒ Угу. Чего сказал? – крикнула Лёля, моя руки в ванной.

			‒ Ничего. Искал тебя, наверное. Ты его что, на вечер не взяла?

			‒ Не-а. Что ему там делать?

			Галя удивлённо подняла брови.

			‒ Как что? Тебя бы послушал. Разве не ясно? А так ему, наверное, неприятно. Я бы, ‒ добавила она, ‒ обиделась.

			‒ А я бы нет, – отрезала Лёля, открывая холодильник и изучая его содержимое. ‒ Слушай, у тебя тут суп есть. Можно? Или это для Рубена? – И она искоса глянула на Галю.

			‒ Почему для Рубена? Для всех. Ешь на здоровье. Что ты к Рубену прицепилась? Он тебе прямо покоя не даёт.

			‒ Прости. Это я так, – примирительно сказала Лёля и, подумав, добавила: ‒ Я, наверное, ужасно бестактна.

			‒ Не без того, – кивнула Галя. – Что тебе неймётся? И какая тебе, в конце-то концов, разница, с кем я, вдова, сплю?

			‒ Никакой, – просто ответила Лёля, наливая суп в кастрюльку и ставя его разогревать. – Никакой. Просто я… ‒ сказала она, устало садясь за стол.

			‒ Ну?

			‒ Ничего, – передумала Лёля.

			‒ Нет уж, ты договаривай. Думаешь, что это неприлично – в моём возрасте иметь молодого любовника? Да ещё так открыто?

			‒ Это не моё дело, – сказала Лёля, опуская глаза.

			‒ Не твоё, – согласилась Галя. – Но ты и Ивана Николаевича не любила, а он был хороший человек.

			‒ Для тебя.

			‒ Лёля! Ну кто же виноват, что папа умер так рано? Я осталась одна, и это было ужасно. Понимаешь ты? Ужасно.

			‒ Раз уж ты заговорила… Ой, суп убежит! – Лёля вскочила и кинулась к плите, выключила суп, налила в тарелку. Отрезав хлеба, она разглядела ломоть со всех сторон и сказала: ‒ Мы бы справились.

			Галя презрительно фыркнула.

			‒ Ты уж взрослая. Должна бы понимать. Сама вот только что развод пережила. При чём тут – справились? Я жить хотела и хочу. Да, ‒ сказала Галя, решительно ставя чашку на стол и берясь за сигареты, ‒ я тогда думала, да и сейчас так считаю, что твоя жизнь вся впереди, а свою потратить только на ребёнка я не хотела. Вот. И не думай, что я раскаиваюсь. Ты, между прочим, разведясь, Ванечку в Питере оставила, сюда не привезла. А могла бы.

			Лёля, не ожидавшая такого выпада, чуть не уронила ложку в суп. Пальцы её задрожали.

			‒ Зачем ты так говоришь? Куда, скажи на милость, я могла бы его привезти? Сюда, что ли? Ты с ним будешь сидеть? Я люблю Ванечку.

			‒ И я тебя любила, – сказала Галя. – А сидеть с ребёнком, я бы, конечно не стала. Он твой. Ты не обижайся, просто не надо осуждать. 

			‒ Осуждать? – Лёля нехорошо усмехнулась. – Как можно? Ты всегда жила только для себя и папе, бедному, надо думать, изменяла.

			‒ Ну изменяла, – Галя пожала плечами. – Дело прошлое. Да и ерунда всё это. Люди, Лёлька, в войну хлебом делились, а уж это… и обсуждать не стоит. Он и не знал ничего. Главное ‒ не попадаться.

			Лёля сидела над недоеденным супом вся пунцовая и сердилась на мать, как ребёнок.

			‒ Ты папу предавала, – мрачно сказала она.

			‒ А вот и нет, – спокойно и очень уверенно ответила Галя. ‒ Он со мной счастлив был – вот в чём суть. Ты глупая: усложняешь, драматизируешь. К чему это? Радуйся тому, что есть. А ты всё копаешься в старой старине, больно себе делаешь.

			Лёля вздохнула, не нашлась что ответить.

			‒ Пойду спать, устала.

			Лёля поднялась, пошла к двери, но вдруг остановилась, повернулась к матери и сказала как-то очень по-детски, надув губы и глядя исподлобья:

			‒ Ты меня даже про вечер не спросила. Не интересно?

			‒ Почему не интересно? Интересно. Как было?

			‒ Хорошо.

			‒ Я рада. Но это, видишь ли, не существенно: не даёт тебе ничего. Так что же спрашивать? Собрались там какие-нибудь сумасшедшие старухи и непризнанные гении, а дальше что? – Галя пожала плечами. – Веронику твою на хлеб не намажешь.

			‒ Ты меришь только этим, – раздражённо сказала Лёля.

			‒ А больше нечем, – Галя убеждённо развела руками.

			‒ Мам, вот я скажу тебе: я собираюсь Дору Михайловну попросить устроить меня на радио.

			‒ Да? Вот это дело, – оживилась Галя. – Это прекрасно. Что же ты молчала? Может, мне ей позвонить? По-приятельски? Ведь редко видимся, а она славный человек. – Галя помедлила и добавила: ‒ И к нам можно пригласить, так всё само собой и выйдет. Без протекции в наше время невозможно.

			‒ Не надо пока. Я к ним в гости собираюсь в ближайшее время.

			‒ Одно другому не мешает. Я очень хочу, чтобы ты устроилась. Позвоню Доре. Завтра же. 

			Лёля вздохнула.

			 ‒ Спокойной ночи, – сказала она и пошла к себе.

			Костя, чувствуя себя отвергнутым, обижался и сердился на Лёлю. Выходило, что он, Костя, только часть её жизни, и, кажется, небольшая. Мысль эта казалась невыносимой. Позвонил Галине Ивановне, узнал, что Лёля ещё не возвращалась, совсем расстроился. Вечер он провёл дома один, в тоске слушая «Аквариум», и особенно помрачнел, когда Гребенщиков запел песню про Козлодоева. «Обломала», ‒ говорил он себе, слоняясь по квартире. Он то хотел наказать Лёлю неизвестно как, то решал послать куда подальше. Ну её на фиг, дуру. Вот позвоню сейчас Ирке, пусть приезжает. Позвонил. Но Ирка не обрадовалась, говорила холодно и оскорблённо, а когда предложил приехать, повесила трубку. И эту на фиг, ‒ в злобе подумал Костя, принимаясь сильно жалеть себя. Так, в неразрешённой обиде, и лёг спать, и проснулся в отвратительном настроении. Однако, принимая душ, малодушно подумал, что Лёля ведь ничего плохого не сделала. Не взяла его на вечер? И слава богу. Там, небось, было скучно. Хармса можно и дома почитать. Не фиг за этим тащиться на другой конец города. А вообще-то они везде ходили вместе, в основном, правда, к Костиным приятелям, но разве это важно? И что он на Лёлю взъелся? Вот сегодня встретятся, и всё будет хорошо. Сюда вернутся, будут трахаться. Что ещё нужно? 

			Приехав в музей, первым делом покосился на телефон, но удержался – не спросил Горохова, не звонила ли Лёля. Горохов между тем увлечённо рассуждал про чувака, который страшно процветал, торгуя в Измайлово расписными деревянными игрушками.  Косте было наплевать на Измайлово. Горохов, вообще отличавшийся прожектёрством, носился с разными проектами мелкого обогащения. Впрочем, до сих пор ему не удалось осуществить ни одного. Иногда он ездил с какими-то ушлыми молодцами торговать барахлом в Малаховку. Доля его всегда была мизерной, хоть он и гордился ею чрезвычайно, потрясая перед Костиным носом зажатыми в руке купюрами. 

			Зазвонил телефон. Оказалось – Горохову. Звонила мать и что-то долго бубнила в трубку. Костя испугался, что Лёля не сможет дозвониться. Сам он с утра не позвонил, выдерживая характер, теперь же было некуда ‒ Лёля наверняка уже умчалась по своим курьерским делам. Он давно хотел в туалет, но боялся выйти и пропустить звонок. Долго тянул и наконец решился, пока Горохов говорил по телефону. Из туалета чуть не бежал. Но нет, Лёля не звонила. До самого обеда, кроме них с Гороховым, в комнате толпились ребята. Входили, выходили, таскали инструменты, и Костя, чтобы не отлучаться, придумал себе работу – попросился на упаковку выставки. Из холла, где они работали, слышен был телефон. Он исправно бегал на каждый звонок, но Лёля позвонила только в обед.

			‒ Не дуйся, маленький, – сказала она.

			‒ И не думаю, – сварливо ответил Костя.

			‒ Во сколько встречаемся?

			Костя вздохнул, замолчал на минуту, потому что ему было что сказать Лёле, но сдержался.

			‒ В семь?

			‒ Отлично. Я могу. А еда какая-нибудь у нас есть?

			‒ Не-а.

			‒ Ладно, – притворно вздохнула Лёля. – Зайду в магазин. Не ценишь ты меня, Станчинский.

			Костя, задохнувшись от возмущения и косясь на народ, только сказал:

			‒ Ну ты даёшь!

			‒ До вечера, на Таганке.

			‒ Угу. Пока. 

			Костя повесил трубку, и тут же в голове его стала складываться стройная речь, с которой он предполагал обратиться к Лёле. Он живо себе представил, как он долго и убедительно говорит, а Лёля благоговейно слушает, кротко сложив руки, как девочка на картине Сурбарана «Отрочество мадонны». Речь Кости должна была состоять из язвительных упрёков, и, пока Костя работал всю оставшуюся часть дня, речь его оформилась в нечто совершенно убийственное. «Запомнить бы всё. Не забыть важное. Как там? Может быть, ты полагаешь… да. Я не фраер, чтобы меня… У меня баб было до фига, каких хочешь… Нет. Это не годится. Так только мудаки хвастают. Надо по-другому». И Костя снова взялся соображать.

			И вот он уже мчался к Таганке. В переходе хотел купить цветы, но не стал. Потому что, в самом деле, полагалось же Лёле хоть какое-то наказание? Хризантемы были хороши, и от того, что он их не купил и так отомстил Лёле, на душе полегчало. 

			Он увидел Лёлю издалека. Она стояла в торце огромного вестибюля совершенно одна, хотя вокруг сновали люди. Высокая, безмятежная, с длинными светлыми волосами. Господи, она похожа на башенку готического собора, подумал Костя. Как же эти башенки называются? Он пытался вспомнить, пока пересекал огромное пространство станции, но не вспомнил, хотя читал об этом в какой-то книжке по архитектуре. Подойдя к Лёле, он сказал:

			‒ Привет! Ты случаем не знаешь, как называются такие тонкие фигурные башенки в готике?

			‒ Что? – опешила Лёля. Она было собиралась чмокнуть Костю в щёку, но остановилась на полпути. – Башенка в готике? Господи помилуй! Да откуда мне это знать? Какой ты глупый. Дай поцелую.

			Она обняла его за шею, прижалась всем телом, потёрлась носом в уютном месте, где под подбородком была у него нежная юношеская шея. Дунув для чего-то в пространство между шеей и шарфом, она засмеялась совершенно счастливым смехом.

			‒ Соскучилась, – прошептала.

			‒ И я, – шепнул Костя, отчаянно жалея, что не купил цветы, и коря себя за мелочность. 

			Этот вечер оказался очень счастливым. Как-то не сговариваясь, придали забвению вчерашнюю размолвку, лежали дома обнявшись, слушали музыку, говорили, пили вино, заедая его шоколадом «Золотой ярлык».

			‒ Я этот шоколад больше всего люблю. Он мне детство напоминает. Мне отец покупал «Золотой» и «Серебряный ярлык», ещё «Люкс» – знаешь, такая обёртка красная с синим бантиком.

			‒ Да, ещё «Гвардейский» вкусный, – сонно отозвался Костя.

			‒ А моему отцу на день рождения как-то раз подарили торт, а наверху шоколадное ведёрко, внутри, вместо льда, – кубики желе, и ещё заяц шоколадный. Я зайцу голову отгрызла, а внутри дырка.

			‒ Здорово, – пробормотал Костя, прижимая к себе её голову. – У тебя волосы приятно пахнут.

			‒ Просто ромашка.

			‒ А-а-а… Вот ты в детстве чего больше всего хотела? Я – барабан и трубу. Горн пионерский.

			– Правда? – Лёля хихикнула. – А что ещё? 

			– Еще? Мечтал, чтобы мама мороженым торговала.

			– Дурачок. Вспомнила! Я балериной хотела быть, потому что у них пачки такие красивые, воздушные. А главное, пуанты. Я так нудила, что отец плюнул, пошёл и купил. Мама была в ярости. Туфли эти балетные потом сто лет дома валялись. Я их примерила – ужас! Ходить-то нельзя!

			– Ну и кто из нас глупый?

			– Конечно, ты. И ещё знаешь что? 

			– Что? 

			– Все дети мечтают о собаке, а я хотела белого барашка. 

			– Какого барашка? 

			– Белого, живого. Чтобы шёрстка шелковистая, серебряный колокольчик на шее и обязательно розовая ленточка. Прелесть! Правда, смешно?

			– Почему смешно? Трогательно. Ну барашка-то тебе не купили, надеюсь? 

			– Увы! Зато теперь мне никакой барашек не нужен, – нежно сказала она, проведя пальцем по его щеке. – У меня теперь ты есть.

			– Лучше барашка, – шепнул ей на ухо Костя, принимаясь целовать.

			Потом он лежал и думал: как это может быть, что вчера хотелось умереть, а сегодня так чудесно?

			Погода совсем испортилась. За окном дул сильный ветер, дождь то лил, то вяло капал, по жалкой Костиной квартире гуляли сквозняки. Лёля натянула плед по самый нос, прижалась к Косте и ни о чём не думала. Просто ей было хорошо.
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			На неделе Лёля позвонила тёте Доре, и они договорились вместе пойти в субботу на выставку в Манеж. Дора Михайловна охотно согласилась. Лёля живопись не любила, ничего в ней не смыслила, и Манеж выбрала, чтобы только куда-то сходить с Мишкиной матерью. Нужно было снова идти без Кости, и Лёля уже готовилась к новому неприятному разговору, но Костя первый сказал, что в субботу занят: едет чинить матери сливной бачок. Костик чувствовал себя виноватым, извинялся, и Лёля преподала ему урок благородства: не стала просить, чтобы он взял её с собой и, под предлогом бачка, познакомил с матерью, а широким жестом отпустила его на весь день. Косте было стыдно. 

			В субботу встретились у входа в Манеж и битых два часа слонялись по выставке. Дора довольно равнодушно скользила глазами по картинам, больше интересуясь публикой и Лёлиным мнением. Лёля честно призналась, что в живописи не разбирается, и Дора Михайловна понимающе кивнула. 

			– А люди, Лёля, не за этим на выставки ходят. – Лёля вопросительно на неё посмотрела. – У каждого своя цель. Знакомых встретить, себя показать. Многие хотят быть в тонусе, поэтому и ходят по кругу: музей, театр, консерватория. Понимание тут ни при чём.

			– А вы зачем, тётя Дора? Вот моя мама тоже хочет быть в тонусе, но ведь вы, кажется, другой человек.

			Дора хитро улыбнулась: 

			– Я тебе потом скажу. А выставка, на мой вкус, гадкая, хоть я и не смыслю в этом ничего. Мертво как-то. Но всё равно полезно. Я закиснуть боюсь – в моём возрасте это запросто. Поэтому и детективы не читаю, хотя очень тянет. Раз начнёшь, так под горку и покатишься, – она махнула рукой. – Пошли дальше. 

			А Миша чувствовал себя жертвой, причём жертвой напрасной. Он даже обиделся на маму, что случалось редко – она не давала повода. Дора Михайловна всегда была человеком общительным, у неё имелся большой круг друзей, и, если она хотела пойти на выставку, могла прихватить кого угодно. В поведении мамы Миша видел признаки направленного против него заговора и просто выходил из себя. Через два часа хождения по Манежу Лёля почувствовала себя разбитой. Всё, что висело и стояло вокруг, превратилось в серый колышущийся студень, и ноги страшно гудели. Но она терпела, ждала от Доры сигнала. Наконец та сказала:

			– Ну что, кажется, насладились? Не знаю, как вы, а я устала. В глазах рябит. Уходим?

			– Я готова, – сдержанно ответила Лёля.

			– Ну наконец-то, мамуля, – выдохнул Миша. Он выпрямился и приободрился, быстрым шагом направился к выходу.

			Теперь Лёля ждала приглашения в гости – и получила его. Поехали к Аксельродам. Квартира у них была большая и сумрачная, заставленная старой, отчасти даже дореволюционной, мебелью. Их встретили вздорная мелкая дворняга и вышедший из гостиной важный кот. Дворняга суетилась, повизгивала, дробно стучала когтями по паркету, а кот подошёл к Доре, потёрся о ноги, бросил на Лёлю неодобрительный взгляд и ушёл к себе.

			‒ Проходи, Лёля, не стесняйся, – сказала Дора.

			Миша неловко топтался в прихожей, поддакивая матери. Лёля прошла в большую комнату с книжными шкафами по стенам, потускневшим от времени ковром на полу, круглым обеденным столом и диваном с высокой спинкой. Точно такой же диван она видела в каком-то старом-престаром фильме. На нём сидела красавица Валентина Серова, а неотразимые офицеры теснились вокруг, наперебой объясняясь ей в любви. А может, и не в фильме она видела такой диван, а на старых фотографиях с погнутыми уголками. Поразительно было другое: диван уцелел, не развалился, и на нём, очевидно, сидели. Сейчас на потёртом валике восседал аксельродовский кот, похожий на льва у ворот старинной усадьбы. Лёля стояла в задумчивости.

			Аксельрод сказал:

			‒ Лёль, ты садись, не бойся, он не царапается.

			‒ А я и не боюсь, – ответила Лёля, но на диван не села, а повернулась к двери.

			Из глубины квартиры раздавались предобеденные звуки: звякали приборы и тарелки, хлопала дверца холодильника.

			‒ Тётя Дора, можно, я вам помогу? – крикнула Лёля в коридор. 

			‒ Не надо, Лёлечка. Я сама справлюсь. Мишка, ‒ крикнула она сыну, ‒ ты Лёлю пока развлекай, а потом поможешь принести посуду.

			Лёля села на стул у круглого стола, покрытого старомодной скатертью с кистями. Она посмотрела Мишке в лицо, улыбнулась и сказала:

			‒ Вот думать не думала, что вы так живёте. 

			‒ Как? 

			‒ Стильно, – она обвела взглядом комнату. – И этот диван удивительный… Никогда бы не подумала, что такие ещё сохранились. Тётя Дора, в сущности, очень современная.

			Миша пожал плечами:

			‒ Просто как жили, так и живём. А диван мама чинила, не хотела выбрасывать. На нём спать удобно.

			‒ А у нас ничего не сохранилось, – Лёля махнула рукой. – Галя всё выкинула, поменяла на румынскую полировку. Гадость! Знаешь, ‒ она улыбнулась, задумчиво коснулась пальцем подбородка, ‒ мне в этой комнате Марья Борисовна вспомнилась. Такая она была в своём халате с драконами…

			‒ Да, точно, – тоже улыбнулся Миша. – У меня о ней остались самые тёплые воспоминания. Солнце, конфеты, пёстрые настурции на клумбе у крыльца. – Лёля кивнула, а Миша, воодушевившись, продолжил: ‒ Вот интересно, как устроена память. Ты сама посуди: Марья Борисовна уж сто лет как умерла, с тех пор чего только не было, но стоит мне увидеть настурции и – пожалуйста, у меня перед глазами Марья Борисовна. Не думаю о ней, не вспоминаю, однако образовалась какая-то, видимо, случайная, связь. Я за границей был…

			‒ Да? Где?

			‒ В Чехословакии, по приглашению. Так вот, там в магазине увидел на полке каперсы и…

			‒ Каперсы… слово знаю. Это что-то из одного ряда с ананасами, шампанским и анчоусами, а как выглядят? – высоко подняв брови, улыбнулась Лёля.

			‒ А! – обстоятельный Аксельрод поднял палец и с готовностью продолжил: ‒ Capparis spinosa, растение семейства каперсовые. Каперсник родом из Северной Африки и Южной Европы. Это стелющийся кустарник примерно от одного до двух метров высоты. Ну вот, а сами каперсы – это нераспустившиеся цветочные бутоны. 

			‒ Вот это здорово! И их, значит, едят? 

			‒ Ну да. Вместо настоящих каперсов иногда используются недозрелые зелёные завязи плодов настурции, Tropaeolum. Также в маринованном виде. Кругленькие такие, с бороздками.

			‒ И как на вкус?

			‒ Ты же не даёшь досказать! ‒ усаживаясь за стол напротив Лёли, говорил Миша. Ему, видимо, приятно было вернуться к воспоминаниям о заграничной поездке, и он продолжал: ‒ Я их не пробовал, только в банке видел. Мне в голову не пришло каперсы покупать: денег-то мало. Да я, Лёлька, не к тому рассказываю. Я только хотел сказать, что в Праге, в магазине, за тысячи километров от дома, я, увидев каперсы, сразу Марью Борисовну вспомнил. Встала она передо мной, как живая. Букольки белые, круглые румяные щёчки, сидит на своей террасе, как королева, и солнце кругом, и занавески от ветерка летают туда-сюда, туда-сюда. Вот так вот. Память такая штука, – он на мгновение замолчал и смотрел с улыбкой куда-то поверх Лёлиного плеча. – А знаешь что? – взгляд его сделался из мечтательного внимательным и сосредоточенным. – Я сейчас одну штуку вспомнил про Марью Борисовну. Расскажу ‒ ты удивишься.

			‒ Давай.

			‒ Это было… уже давно. Когда дачу начали строить. Ну вот. Я тебе говорил, что я тогда много отцу помогал. Торчать там приходилось постоянно. Дом был в ужасном состоянии, спать негде. Тут меня очень Галина Ивановна выручила. Дело было в начале осени, все уже разъехались, и она дала мне ключи, разрешила ночевать. Я поместился в мансарде на твоей старой кровати. Стояло бабье лето – теплынь необыкновенная, и спал я с открытым окном.

			‒ Мишка, иди сюда! Давай на стол накрывать! – крикнула из кухни Дора Михайловна.

			‒ Потом доскажу, – сказал Аксельрод и пошёл на кухню.

			Лёля тоже поднялась, прошла за ним и застала на кухне румяную Дору в пёстром фартуке. Лицо Доры лоснилось от пота, на кухне стоял запах украинского борща. Дора Михайловна как раз заканчивала заправлять винегрет и попеременно то пробовала его, серьёзно и вдумчиво, то подсыпала соль, то поливала маслом. Очевидно, она никак не могла решить, хорошо ли вышло.

			‒ Отлично, Лёля, и ты здесь. А ты, Мишка, иди, накрывай, – сказала она сыну. – Попробуй-ка, девочка, винегрет: соли, кажется, не хватает, – она протянула Лёле ложку и тревожно глянула в дверной проём. – Ты меня сегодня спросила, зачем я на выставку потащилась. Я там говорить не хотела из-за Мишки. Я вообще-то в Манеж не хожу, не мой вкус. – Лёля вопросительно смотрела на Дору Михайловну, ожидая продолжения. – Так вот, я хотела тебе сказать. Он у меня страшно замкнутый, ни с кем не общается. Сидит целыми днями либо на работе, либо дома. Ну, понятно, диссертация на носу и всё такое. Но это и всегда так. У него и друзей-то толком нет, одни коллеги. Есть парочка приятелей вроде него. С одним они учились вместе, чех. Он кончил и уехал к себе в Прагу. Между прочим, полусумасшедший. – Лёля хихикнула. – Да, вот ты смеёшься. И второй такой же. А больше никого. Я, как узнала, что ты вернулась и вы так удачно встретились, страшно обрадовалась. Ведь вы детьми так дружили! Вот я и подумала, что, может статься, возобновится ваша детская дружба, будешь его хоть изредка куда-нибудь вытаскивать. Ведь это ж просто ненормально в вашем возрасте дома сидеть без друзей, без компании. Я бы рехнулась. Работа работой, но всё в меру. Хочу тебя попросить немножко его опекать, если тебе не в тягость. Он вообще-то у меня очень хороший. 

			Тирада Доры Михайловны Лёле не понравилась. Таскать за собой скучного Аксельрода только потому, что он хороший человек и это обрадует его маму? Однако деваться было некуда, и Лёля рассудила, что, если ей самой что-то нужно от Доры Михайловн, то и отказать невозможно. Нужно согласится, а там видно будет. Лёля сказала: 

			– Тётя Дора, не волнуйтесь. Обещаю взять его под своё крыло. Только… а если он упираться будет? Человек не чемодан.

			– Это правда, – вздохнула Дора. – А хорошо было бы, как ты считаешь? Ничего, подтолкнём. Ну так что винегрет? – уже по-другому, деловито, спросила Дора.

			‒ Очень вкусно! – искренне сказала Лёля. – В жизни такого не ела. 

			‒ Да? – Дора Михайловна скромно улыбнулась: похвала была ей приятна. – У меня обед самый простой, – продолжила она, – как говорится, семейный. Ты же, Лёлечка, свой человек, верно? И потом, я готовить люблю. С утра быстро всё сварила. Это пустяки!

			‒ Ой, это всё из-за меня! – огорчилась Лёля.

			‒ Ничуть. Мы с Мишкой тоже едим. Вон какие толстые, – радостно отреагировала Дора Михайловна, разводя в стороны руки и показывая Лёле свою толщину.

			Лёля не нашлась с ответом, но её выручила аксельродовская дворняга, которая, утомившись лежать под кухонным столом, принялась скрести Дору Михайловну лапой, требуя внимания и чего-нибудь вкусненького.

			‒ Мам, ну я накрыл! – крикнул из комнаты Миша.

			‒ Тогда к столу! – cказала Дора, развязывая фартук, и, обращаясь к надоедливому псу, добавила: – Отстань, я тебя уже сто раз кормила. Тимофей у нас, Лёля, очень умный! 

			Лёля с сомнением посмотрела на очевидно беспородного и несимпатичного пса с кошачьим именем, но ничего Доре Михайловне не сказала. Сели за стол. За скромным, но вкусным обедом Дора Михайловна сразу же сама повела речь о возможности устроить Лёлю на работу. Обсудив всё в подробностях, она подала Лёле твёрдую надежду:

			‒ Я сразу в понедельник и поговорю о тебе. Потом приедешь, посмотришь. А ты знаешь, Лёля, – после паузы добавила она, – мне твоя мама вчера звонила. Мы с ней сто лет не разговаривали. Кстати, Мишенька, мы званы к Галине Ивановне в гости. В прежние времена мы с Галкой так дружили, такие глупые были! – Дора по-девчоночьи хихикнула, засмущалась неизвестно отчего и добавила: ‒ Вот так-то, ребятки.

			Что имела в виду Дора Михайловна, так и осталось загадкой. Замечание своё она никак не пояснила, а предложила Лёле добавки. Та отказалась. Во всё время обеда Лёля старалась произвести наилучшее впечатление и теперь с облегчением думала, что ей, кажется, это удалось. Можно было считать, что обед прошёл отлично, если бы не мерзкий Тимофей, который, сидя под столом, всё время скрёб её лапой, требуя подачек. Тупые собачьи когти больно возили по ноге, и Лёля только бога благодарила, что не надела колготки. Ведя под столом невидимою борьбу с дворнягой, она иногда отвлекалась, теряла нить разговора, Дора же Михайловна, пребывавшая, очевидно, в отличном расположении духа, предавалась воспоминаниям о давно ушедших годах. 

			‒ Боже мой, как тогда было хорошо! Просто рай. Какое-то время безмятежное. Отчего это? – с удивлением спрашивала она.

			‒ У меня тоже такое чувство, – кивнула Лёля. – Золотой век.

			‒ Именно.

			‒ Было да сплыло, – как-то неуверенно улыбаясь, сказал Миша. – Это потому, что была «оттепель», так сказать, время надежд.

			‒ Ничего подобного. И потом, при Брежневе уже, тоже было хорошо, – возразила Дора.

			‒ Хорошо было, пока папа не умер.

			‒ Да, после Лёкиной смерти всё как-то развалилось. Блестящий был человек. Тут как-то всё одно к одному: он умер, мы с Борисом Григорьевичем развелись. Сравнивать, конечно, не приходится… Одним словом, кончились хорошие времена… Ну что ж, помогите мне со стола убрать. Я чайник поставлю.

			‒ Тётя Дора, давайте я посуду помою, – предложила Лёля. 

			 ‒ Ни в коем случае, – встрепенулась Дора. – Я сама. Не люблю, когда гости на кухне толкутся, и сама в гостях на кухню не лезу. Отдыхай. Пусть Мишка лучше тебя разговором займёт.

			‒ Миш, а ты помнишь, у тебя в детстве гербарий был? Вы с тётей Дорой вместе собирали. Я вспомнила, когда ты про каперсы рассказывал: латынь твоя меня сразила.

			‒ Конечно, помню. У меня и сейчас есть, – Миша оживился. – Я, стыдно сказать, это детское занятие не бросил. До сих пор увлекаюсь ботаникой.

			‒ Не может быть, потрясающе! – похвалила Лёля, хотя ей и было странно, что взрослый мужчина может собирать гербарий. – Покажи.

			‒ Пошли. Это у меня в комнате.

			‒ Иди, иди, посмотри, каков мой натуралист, – сказала Дора.

			Мишкина комната, довольно большая и такая же полутёмная, как вся квартира, оказалась на редкость безликой. В книжном шкафу стояли строем книги, все по Мишкиной специальности. Пробегая взглядом по корешкам, Лёля понять не могла, о чём они. Даже слов в названиях она не знала, узнавала одни союзы и предлоги. На одной книге было написано «К опыту…», а дальше совершенно неизвестные длинные слова. Лёлю позабавила мысль о собственной необразованности. 

			Кроме книг, тахты, письменного стола и старого платяного шкафа, в комнате ничего не было. Между створками шкафа был засунут старый мятый галстук, выполнявший, видимо, роль замка. Лёля села на единственный стул, и Миша разложил перед ней на чистом пустом столе свои гербарии. Лёля, посмотрев немного, сразу же соскучилась, отвела глаза и стала смотреть на портрет Коперника, висевший над кроватью. «Дичь какая-то, к чему здесь Коперник?» ‒ подумала она и с любопытством посмотрела на Мишу, который с воодушевлением толковал о растениях. «Какой-то он… ‒ в который раз попыталась определить Лёля, но снова не нашлась. – Может, ненормальный? Гербарий и Коперник… Какая тоска. Интересно, что у него в голове?»

			‒ Мишка, ну ты молодец! И как у тебя терпения хватает? – светски говорила Лёля и вдруг, помимо воли, спросила: ‒ А почему у тебя Коперник на стене?

			‒ Идеальный учёный, – застенчиво улыбаясь, пробормотал Аксельрод.

			‒ А-а-а! – протянула Лёля, но разъяснений не попросила, опасаясь, что в придачу к гербарию придётся выслушать и биографию Коперника. Чтобы предотвратить Мишин рассказ об учёном монахе, она быстро спросила: ‒ А что ты перед обедом хотел про Марью Борисовну рассказать?

			‒ А, это! – улыбнулся Миша, сел на тахту.

			Приоткрылась неплотно закрытая дверь, и в комнату бесшумно, как дуновение воздуха, проскользнул полосатый кот. Он степенно подошёл к тахте, вспрыгнул на неё, как будто силы тяготения для котов не существовало, и влез к хозяину на колени. Он стоял на Мише, высоко подняв хвост и обратив к Лёле надменную морду с воинственно торчавшими усами. Тяжёлым взглядом оглядев Лёлю, кот с достоинством улёгся.

			‒ Видишь, какой, – ласково гладя кошачью спину, говорил Миша. – Знает себе цену.

			‒ Н-да, хороший котик, – вежливо сказала Лёля. – Ласковый.

			‒ Кошки – это чудо. Наш Василий, ты не поверишь, каждый вечер…

			Но Лёля перебила, не желая выслушивать длинную историю про чудесные достоинства аксельродовского кота.

			‒ Так что там с Марьей Борисовной?

			‒ А , ну да. На чём я остановился?

			‒ Ни на чём. Преамбула: ты ночевал у нас на даче в мансарде. 

			‒ Точно. Собственно, я туда забрался, потому что стояла какая-то необыкновенная теплынь, странная для осени. Было душно, хотелось спать с открытым окном, а внизу я побоялся. Мало ли кто залезет.

			‒ Ну, дальше. 

			‒ Ну вот. Проснулся я утром от громких голосов. Лежу – не могу понять, где разговаривают. Ощущение, как будто прямо тут, в комнате.

			‒ А, знаю: это у Марьи Борисовны на террасе, – закивала Лёля. – Мне этот эффект прекрасно знаком. Что же дальше? Подслушал какой-то интересный разговор Ларисы Григорьевны?

			‒ Не совсем. То есть отчасти да. Говорил какой-то мужчина, обращаясь к Фёдору Петровичу.

			‒ К кому? – нахмурилась Лёля.

			‒ Ну Ларисы Григорьевны муж, отец Ируни.

			‒ А, да-да. Помню: ни рыба ни мясо.

			‒ Ну это я не знаю. Ты слишком уж с плеча судишь.

			‒ Рубишь.

			‒ Что?

			‒ С плеча рубят, а судят сгоряча, – назидательно сказала Лёля.

			‒ Вот именно. Я это и хотел сказать.

			‒ Не отвлекайся. 

			Миша удивлённо посмотрел на Лёлю, потому что отвлекалась именно она, уводя разговор в сторону. 

			‒ Так вот, ‒ говорил Миша, мерно водя рукой по спине кота Василия. Кот задремал. – Этот некто и говорит Фёдору Петровичу: мол, я вас умоляю, не откажите. А Фёдор Петрович как-то растерянно отвечает, что он, мол, помочь ничем не может. Тот, первый, снова начинает убеждать, а Фёдор Петрович отнекивается. Так они препирались некоторое время, и я уже собрался вставать, ‒ надоело мне всё это слушать, да и, знаешь ли, неловко.

			‒ Ну ясное дело, мама подслушивать с детства не велела, – усмехнулась Лёля. – А вот я всё детство подслушивала, что там у Марьи Борисовны на террасе говорили. Но ни разу ничего стоящего не услышала. Дуракам, Мишка, счастье. Ну, что же в итоге?

			‒ Ну вот, собрался я уже вставать, и тут вступил в разговор женский голос. Женщина и говорит: вы, мол, Лариса Григорьевна и Фёдор Петрович, может быть, думаете, что мы не отблагодарим? Нет, говорит она, мы не такие, понимаем, что дача уже давно ваша и все ценности могут автоматически вам и принадлежать.

			‒ Что за ценности? – с вялым любопытством спросила Лёля.

			‒ Сейчас, по порядку. Тут Лариса Григорьевна рассердилась и громко, и даже крикливо, говорит, что, мол, это возмутительно, им с Фёдором Петровичем ничего не надо, как они смеют и пошли, мол, вон. Тётка та страшно перепугалась, заговорила быстро-быстро, стала умолять дослушать и помочь.

			‒ Ну ладно, в чём суть-то? – нетерпеливо спросила Лёля. 

			‒ А суть в том, как понял я из их долгого разговора, что у Марьи Борисовны было золото и камни ещё с самой войны. Откуда всё это взялось, они (а это оказались её дальние родственники) не говорили. Во всяком случае, получалось так, что всё это богатство Марья Борисовна хранила на даче, боялась воров, и где-то здесь же, на даче, спрятала. Они, то есть родные, после смерти Марьи Борисовны, ни о чём не ведая, дачу продали Васильевым, а вот теперь открылись какие-то новые обстоятельства, и до них дошло, что они продали дачу с секретом, с кладом. Назови как хочешь.

			‒ Класс! – восхитилась Лёля. – Могу себе представить их радость, когда они поняли, как фраернулись.

			‒ Да уж, – кивнул Миша. – Прямо-таки в отчаяние пришли. Поначалу не знали, что делать, а потом рассудили, что хуже не будет, если съездить к новым владельцам, поговорить.

			‒ Так, ‒ с интересом спросила Лёля, ‒ что же дальше?

			‒ А дальше вот что…

			‒ Нет, ты погоди, ‒ энергично сказала Лёля, вставая со стула. Она прошлась по комнате, подбоченясь, как в танце. ‒ Но Марья Борисовна-то какова? Божий одуванчик. Как это ты сегодня говорил? Букольки белые, щёчки, занавески туда-сюда… Ни хрена себе! Кто бы мог подумать?

			Миша, не придававший значения этой давней истории, удивлённо на неё посмотрел: так живо Лёля приняла его рассказ.

			‒ Ну-ну, продолжай, прошу тебя, – сказала Лёля, снова усаживаясь на стул. Теперь она была вся внимание. 

			‒ Ну они и приехали к Васильевым и принялись объяснять про клад. 

			‒ Они что, знали, что Марья Борисовна в землю закопала? – спросила Лёля.

			‒ Ни черта они не знали. Так поехали, наобум Лазаря.

			‒ Так может, Лариса Григорьевна с мужем уже давным-давно ценности обнаружили и себе взяли? – резонно заметила Лёля. – А если так, не стали бы они, конечно, гостям докладывать. Не дураки же они.

			‒ Верно, – кивнул Миша.

			‒ Так выходит, Мишка, что это глупость. И разговор ты глупый подслушал, и нет там ничего. А, может, и не было никогда.

			‒ Поверь мне, ‒ убеждённо сказал Миша, ‒ было.

			‒ Да откуда ты знаешь?

			‒ Они говорили и волновались так натурально, что мне стало ясно: они что-то знали наверняка. То есть я хочу сказать, что был у Марьи Борисовны клад, да поздно они об этом узнали.

			‒ А Лариса?

			‒ Та не поверила. Или, вернее, не хотела верить. Дом они перестраивали весь, делали большой ремонт. Видно, ничего не нашли. Или не в доме было припрятано, или рабочие позаимствовали.

			‒ Да. А на участке фиг найдёшь, – задумчиво сказала Лёля. – Надо знать, что искать. Ну и чем дело-то кончилось?

			‒ А ничем, – пожал плечами Миша. – Несколько штрихов к портрету. 

			Лёля рассмеялась, тряхнула волосами.

			‒ Точно сказано. У меня в голове, например, Марья Борисовна с кладом никак не увязывается. Она, конечно, не бедная была, жила хорошо.

			‒ Тоже неизвестно, на какие шиши, – вставил Миша. Кот, уютно пригревшийся на его коленях, принялся громко мурлыкать. ‒ Вот видишь, какой он у меня певун?

			‒ Ага, – рассеянно сказала Лёля, глядя в уже тёмное окно на таинственные силуэты голых деревьев. – Тоска от этой осени. Хоть бы уж снег поскорее. А на даче сейчас совсем удавиться можно. Как там Лариса Григорьевна одна живёт в такую-то пору?

			‒ Удивительно, – согласился Миша. – Дом большой, пустой, за окном темень.

			‒ Дух покойной Ируни витает и голыми ветками по стеклу скребёт, – холодно и насмешливо сказала Лёля. 

			Миша с удивлением посмотрел на неё, но Лёля всё так же сидела вполоборота к окну, уставив взгляд в черноту осеннего окна.

			‒ А что бы ты, Мишка, сделал, если бы у тебя было много бабок?

			‒ Не знаю, – задумался Миша, переставая поглаживать кота. – А много – это сколько?

			‒ Ну… ‒ затруднилась Лёля. – С ума сойти! Не знаю, я не знаю, сколько это – много. Десять тысяч рублей – это много?

			‒ Много, – неуверенно сказал Аксельрод, принимаясь снова чесать у кота за ухом. 

			‒ Много, – согласилась Лёля. – Но не очень.

			‒ Ха! У тебя и того нет.

			‒ Верно, поэтому я смело говорю, что это мало, просто ничего.

			‒ Взял бы любую половину, – насмешливо сказал Миша.

			‒ И что бы купил? – быстро спросила Лёля.

			‒ Компьютер. Видак. Телек новый. Стереосистему.

			‒ Не хватит.

			‒ Ну тогда давай все десять.

			‒ А сто тысяч было бы хорошо.

			‒ Уже лучше, – вступая в игру, сказал он.

			‒ Компьютер мне не нужен, а видак и телек – это да. Я бы шубу норковую купила. До пола. Голубую норку.

			‒ Божественно! – насмешливо отозвался Аксельрод. – Хороша бы ты была: Лёля Верещак месит московскую грязь в норковой шубе! – Миша фыркнул, затрясся мелким смехом.

			Кот проснулся, потому что начал сползать с Мишиного живота. Он зевнул, осуждающе посмотрел на Мишу и перебрался на покрывало, поближе к подушке.

			‒ Молчал бы уж! Ничего ты не понимаешь, – сердито смеясь, сказала Лёля. – У женщин есть мечты, и их нужно уважать. – Она назидательно подняла палец. – Всякая женщина мечтает о мехах и бриллиантах.

			‒ Много мечт у дам, и все они глупые, – произнёс Миша. – Как можно хотеть что-то бессмысленное?

			‒ Тяга к прекрасному, развитое воображение. Женщины стоят на более высокой ступени развития. Разве ты не знал?

			‒ Эмпирическим путем не подтверждается. Исключение – Дора. А в общем – ты права. Я бы Доре шубу купил. Как ты говоришь? Голубая норка? Это что, самая дорогая? 

			Лёля кивнула, вздохнув.

			‒ Соболя еще дороже. Соболь – это, Мишка, такой мех… Описать невозможно. А что, ты думаешь, тётя Дора хотела бы шубу дорогую?

			‒ Понятия не имею. У неё и не было никогда. Отец не дарил, а сама она не пошла бы покупать ‒ характер не тот, даже если деньги бы были. А вот сейчас мы её спросим. – Мам! – крикнул Миша в коридор. – Ты там что? Посуду домыла? Помощь нужна? Иди сюда к нам на минутку.

			‒ Иду, – отозвалась Дора Михайловна, ‒ я уже всё кончила, спасибо, милый. – Дора Михайловна вошла в комнату и стала в дверях. Лёля хотела уступить ей единственный стул, но Дора Михайловна отказалась. – Чем вы тут заняты?

			‒ Мы, Дора Михайловна, воздушные замки строим, – ответила Лёля. – У нас с Мишкой спор вышел: вы шубу норковую хотите?

			‒ Что? Какую шубу? – не поняла Дора.

			‒ Ну мы тут, мам, обсуждаем, кто бы что купил, если бы клад нашёл.

			‒ Какие глупые! – рассмеялась Дора.

			‒ Ну вот, Лёлька говорит, что все женщины шубу хотят. Вот ты хочешь?

			‒ Хочу.

			‒ А какую, Дора Михайловна, норковую?

			‒ Господи! Это же целое состояние, – Дора замахала руками так, словно шуба уже лежала перед нею. – Вот каракуль, или хорошая цигейка, мутон. Я бы с удовольствием.

			‒ Мама! – потрясённо воскликнул Миша. ‒ Я даже представить себе не мог.

			‒ А тут и представлять нечего. Всякая нормальная женщина мечтает о мехах и бриллиантах, просто не у каждой возможности есть.

			Лёля прыснула от смеха, а Миша сказал: 

			– Ну ты прямо Лёлькиными словами. Как будто подслушала.

			– Тут вот в чём дело, – Дора Михайловна прошла в комнату и присела на тахту. Тема, видимо, её занимала. – Богатство, если не по наследству достаётся, трудно заработать. Не каждый может и не каждый хочет.

			– Ну да! Все хотят, – сказала Лёля.

			– Ничего подобного. Помечтать – это пожалуйста. А вот добиваться… Это часто вопрос цены. Ну, всё у вас? Сейчас чай будем пить.

			‒ Помочь, тётя Дора?

			‒ Не нужно, Лёлечка, сиди. Я вас позову.

			Дора Михайловна вышла. Миша развел руками:

			‒ Признаю, твоя взяла. Обязательно маме шубу куплю, раз такое дело. Она заслужила.

			‒ На что купишь, Аксельрод? Не на аспирантскую же зарплату.

			‒ Ну там видно будет, – неопределённо сказал он. 

			‒ А я бы, Михал Борисыч, разузнала бы на твоём месте про наследство Марьи Борисовны. Не поленилась.

			‒ Да как же разузнать, у кого? И потом это же чужой клад. Он либо Васильевым принадлежит, либо родственникам этим.

			‒ Чего вдруг? – скривилась Лёля. – Если бы Марья Борисовна хотела, она бы им сама сказала или даже отдала. А она не сказала.

			‒ Откуда ты знаешь? Может, не успела.

			‒ Может. Но факт, что они ничего не знали.

			‒ Но Васильевым-то дача принадлежит. Тоже факт. Этого ты отрицать не можешь.

			‒ Не могу. Ну и что с того? Формально – да.

			‒ По закону.

			‒ Ах, оставь. Где ты видел что-нибудь по закону? Кто успел, тот и съел. Вот тебе и весь закон. Главное не попадаться.

			‒ Это ты о чём?

			‒ О том, что если бы ты не был глупым, про Марьи Борисовны наследство попробовал бы разузнать. Ценности эти ничьи.

			‒ И как ты себе это представляешь? Пойди туда, не знаю куда?

			‒ Именно. Давай к Ларисе съездим. Поговорим, оглядимся.

			‒ Грабить старушку будем?

			‒ Ага, на вроде того.

			‒ Ну ты, Лёлька, даёшь, – Миша покачал головой. – Знаешь, я ведь тебе просто так рассказал, типа что на свете бывает. А клады искать – это не по мне. У меня дел своих полно, да и неинтересно. Я же не ребёнок, чтобы в кладоискатели податься. И я тебе скажу – только ты не подумай, что я тебя обидеть хочу, – то, что ты говоришь, звучит не очень-то, даже если это только предположение. Не обижайся.

			‒ Зря ты, Мишка, так, – поскучнев, сказала Лёля. – Чувства юмора у тебя нет. И в этом, дорогой, твоя беда, – завершила она назидательно и многозначительно подняла указательный палец.

			Лёля встала со стула, подошла к книжным полкам и лениво принялась высматривать что-нибудь из беллетристики. Не найдя ничего, взяла с полки большую морскую раковину и приложила к уху.

			‒ Обман, – сказала она, кладя раковину на место.

			‒ Что – обман?

			‒ Да раковины эти. Ненавижу такие вещи: шумит, а что шумит? Моря-то нет.

			Миша ничего не ответил, сидел задумавшись.

			– Наверное, мне уже собираться пора, – сказала Лёля.

			‒ Лёлька, ты обиделась? – мягко спросил Аксельрод. – Я ничего такого…

			‒ Брось, Мишенька. Проехали. Я просто пошутила.

			‒ Пошутила?

			‒ Ну да. Неужели ты думаешь, что я стану воровать у Ларисы Григорьевны?

			‒ Нет, что ты, – Миша испугался, заёрзал на тахте. – Я не это имел в виду… То есть… Я хотел…

			‒ Это, это, – грустно покивала Лёля. 

			‒ Да нет же, ты послушай, – умоляюще проговорил Миша. – Вся эта история… В ней правды ни на грош. Клады только в романах бывают.

			‒ А если бы по правде?

			‒ Ну тогда… Найти и отдать законным владельцам.

			‒ Точно, – кивнула Лёля. – Приезжаем к Ларисе и спрашиваем: где у вас тут клад зарыт? Мы разговор ваш подслушали и теперь желаем откопать.

			‒ Нет, ‒ смутился Миша, ‒ так не говорят.

			‒ А как?

			‒ Как-нибудь по-другому. Не знаю как.

			‒ Ну вот видишь, ты не знаешь. А я тебе всего-навсего сказала, что хорошо бы поехать оглядеться, и больше ничего. А ты сразу же меня в воровки записал. Некрасиво, Миша.

			Миша готов был провалиться сквозь землю. Он чувствовал, что, как обычно с ним случалось, допустил ужасную бестактность, и не знал, как поправить дело. Лёля пришла ему на помощь. Она снова присела напротив, нагнулась к нему, сложив руки на коленях, и ласково и тихо сказала:

			‒ Ты не расстраивайся: я знаю, что ты очень честный. Это ты от этого так сказал. На честность не стоит обижаться.

			‒ Да, я не хотел, – моргая, сказал Миша. 

			‒ Знаю. Но и я честная. Может, не такая, как ты, но тоже. Просто скука кругом, серость. Ухватиться не за что. Ну а это – приключение, так ведь? 

			‒ Так, – с облегчением ответил Аксельрод, чувствуя, что Лёля благополучно вывела его из затруднения.

			‒ Понимаешь, ‒ говорила Лёля, ‒ для меня воспоминания о Марье Борисовне одни из самых светлых. А почему – неизвестно. Ничего такого особенного не было. Вот точно так же, как ты сегодня перед обедом говорил. Просто приветливая соседка, не более. Однако, когда вспоминаю, – нет, не о ней, а о нас у неё на террасе, – такой покой, безмятежность. – Миша кивнул. – Ну вот. Она словно не чужой человек, а бабушка моя или тётя. Наши-то – родители, бабушки-дедушки – всё время от нас чего-то хотели. То не делай, сюда не ходи, умывайся, одевайся, зачем то? зачем сё? А она не так. Ничего не хотела, только давала. Между прочим, моя бабушка такие конфеты шоколадные никогда не покупала, денег жалела. Одну карамель. А я её терпеть не могла и сейчас ненавижу. А у Марьи Борисовны в вазочке грильяж был и суфле в золотых обёртках.

			– Как у Ларисы, – хмыкнул Аксельрод. 

			– Да, как у Ларисы. Только мне теперь конфеты не нужны, а тогда я золотые фантики собирала и секретики мы с Ируней из них делали. Знаешь, такие: ямочку в земле ковыряли, бумажку блестящую клали, а сверху стёклышко. Бумажка через стёклышко красиво просвечивала. А потом ямку закапывали. Получался секрет. 

			– Ну, это девчонки делали. Я про такое не слышал. 

			– Конечно, девчонки. А ещё мне Марья Борисовна пуговицу дала большую прозрачную, сверкающую. Ируня у меня её выклянчила и сказала, что потеряла. Я так плакала! До сих пор помню. А ты говоришь – грабить. И ведь не знаем о Марье Борисовне ничего, да и не важно это. Только халат с драконами перед глазами остался.

			‒ Точно, – улыбнулся Миша. – Зелёный.

			‒ Зелёный, – повторила Лёля. – Если бы мы клад нашли ‒ теоретически, ‒ сразу же добавила она, ‒ круг бы замкнулся.

			‒ Какой круг?

			‒ Ну круг. Мы и Марья Борисовна, цельный кусок жизни, завершённость. Не знаю, как объяснить. Ведь она нас любила, и мы её тоже. А больше её, может быть, никто не любил.

			‒ Да при чём же тут деньги? – не унимался непонятливый Миша.

			‒ Ни при чём. Интересно тайны разгадывать.

			‒ А-а-а! – Миша кивнул. – Ну мне, Лёлька, некогда. У меня защита через две недели.

			‒ Да что ты? Здорово, поздравляю.

			‒ Рано пока поздравлять. 

			‒ Ну вот, после твоей защиты давай и съездим. Отвлечёшься. Отдохнуть-то тебе надо? Вот и поиграем в кладоискателей. Не найдём ничего, конечно, но это и не важно. Да мы, кстати, обещали Ларисе Григорьевне приехать, да не собрались. Это нехорошо. Вот и повод будет.

			Лёля не разъяснила, что будет поводом: обещание навестить Ларису Григорьевну или клад, но Миша согласился. Ведь это должно было произойти ещё так не скоро – после защиты.

			‒ Ну что, чаем угощать будешь? – спросила Лёля, вставая.

			‒ А, конечно, пойдём. Мама! – крикнул он поднимаясь. – Мы чаю хотим.

			‒ Ну так идите. Уже всё готово, – отозвалась Дора Михайловна.

			В гостиной был накрыт чайный стол.

			‒ Тётя Дора, всё очень вкусно! – говорила Лёля, страдая от зловредной дворняги, снова принявшейся за её ногу. – Тут собачка ваша попрошайничает. Можно ей что-нибудь дать?

			‒ Ни в коем случае, ‒ сказал Миша. – Он у нас не приучен. Один раз дашь, потом не отвяжешься.

			«Так уже не отвяжешься, – с досадой подумала Лёля. – Какое гадкое животное!» 

			‒ Угощайся, Лёля, клади варенье, – говорила Дора.

			‒ Я у вас, тётя Дора, столько съела, что теперь точно растолстею.

			‒ Ну конечно! Эта история не про тебя. Ешь на здоровье.

			‒ А мы, тётя Дора, хотим с Мишкой, после его защиты, Ларису Григорьевну навестить. Миша рассказывал вам, как мы у неё были?

			‒ Да. Несчастная женщина. Как подумаю про неё – мороз по коже, – Дора поёжилась. – Только зачем вы к ней собрались? Горю её не поможешь, а человек она малоприятный. Впрочем, я много лет её не видела, – может быть, изменилась?

			– Какая была, такая и осталась, – вставил Миша. 

			– Да мы ей обещали, – объяснила Лёля и смутилась. – Она какая-то странная – не в себе, что ли. Пристала к нам с Мишкой, еле отбились. Не пообещай мы вернуться, она бы, кажется, не отпустила.

			– Н-да? – Дора с сомнением на них посмотрела. – Врёте. Мишка, говори, в чём дело. 

			– Ни в чём, – сказал Аксельрод и покраснел. – Мы, правда, обещали навестить. Лёлька напомнила, и, вроде, надо… – Он нашёлся: – Ты сама меня учила слово держать, мамуля.

			Дора Михайловна выразительно посмотрела на сына и сказала: 

			‒ Лёля, ещё чашечку?

			‒ Нет, спасибо. Уже поздно, мне пора.

			Стали прощаться. Дора Михайловна взяла с неё слово быть на Мишиной защите, и Лёля пообещала.

			Когда за ней закрылась дверь, Дора Михайловна прошла в комнату и принялась убирать со стола. Миша поплёлся за нею, но не помогал, а стоял посреди комнаты, тревожно поглядывая на мать, словно ожидал продолжения разговора. И дождался. Собрав чашки, она обернулась и холодно спросила:

			– Хочешь мне объяснить, в чём дело?

			– А что, мамуля?

			– Сам знаешь. Что вы затеяли?

			– Ничего.

			– Послушай, Мишенька, – сказала Дора Михайловна и поставила посуду обратно на стол. Села. – Я тебя, слава богу, знаю как облупленного. Без причины к Ларисе Григорьевне ты не поедешь. Это странно, и я хочу знать.

			– Мама, – уже раздражённо сказал Аксельрод, – тут знать нечего. Просто так болтали и решили съездить. Потому что, правда, обещали. Мне это совсем не нужно, но Лёлька тянет. Кой чёрт ей приспичило – не знаю. Да и не поеду я. Что ты беспокоишься?

			– А о ком мне беспокоиться, скажи на милость? – мама иронично скривила рот и вздёрнула подбородок. – Я, конечно, не могу тебе запретить, ты взрослый человек, но ехать, по-моему, незачем.

			Она снова взялась за посуду и не оглядываясь пошла на кухню.

			– Я и не собираюсь, – сказал ей в спину Миша и пожал плечами.
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			Время до Мишиной защиты пролетело незаметно. Он был занят с утра до вечера и только краем уха слышал от мамы, что Лёлино дело по устройству на работу медленно, но продвигается. Лёля звонила, но разговаривала только с Дорой Михайловной. Она по-прежнему жила то у Кости Станчинского, то у Галины Ивановны, кое-как работала курьером, готовила новую программу для Вероники Сергеевны и была полна надежд на скорое и удачное водворение на радио.

			Отношения с Костиком приняли характер устоявшегося романа. Костик был весел и нежен, и Лёле жилось спокойно и безмятежно. Всё замерло, остановилось в ожидании Нового года.

			Перед самым Новым годом Миша с блеском защитился. Отмечали у Доры Михайловны.

			Стол ломился невиданными разносолами и особенно запомнился Лёле жареным гусем с яблоками: уж очень хороша была румяная корочка. Ели и пили долго, а когда Лёля собралась уходить, она подошла к Мише попрощаться и ещё раз его поздравить. Миша весь день и вечер был как в тумане. Он неуверенно улыбался, краснел в ответ на комплименты и отвечал невпопад. На Лёлины слова ответил невнятным мычанием, означавшим, очевидно, признательность. Леля неожиданно для себя  пригласила его вместе встречать Новый год, и Миша, вопреки собственному желанию, почему-то согласился.

			‒ Я тебя с Нинкой Ветчинкиной познакомлю, – брякнула Лёля.

			‒ С кем? – не понял Миша.

			‒ Ну с подругой моей. Она очень хорошая. Тебе подходит.

			‒ Для чего? – тупо спросил Миша.

			‒ Для всего! – расхохоталась Лёля и потрепала его по щеке, как мальчишку.

			Нина Ветчинкина была стародавней, ещё со школы, Лёлиной подругой. Вместе они поступили в иняз, только Лёля бросила, а Ветчинкина – нет. Окончила, оказалась очень даровитой и работала теперь синхронистом.

			Нина Ветчинкина была полной противоположностью Лёли. Как глубокомысленно выразился Костя Станчинский: «Вы, девочки, просто инь и янь». В словах его была доля правды. Нина была нехороша собой: приземиста и по-крестьянски широка в кости, словно создана для тяжёлого физического труда. Тёмные короткие волосы обрамляли круглое лицо с толстыми щеками, носом картошкой – и очень живыми маленькими глазками, остро и насмешливо смотревшими на белый свет. Некрасивая Ветчинкина была обаятельна и остра на язык.

			Новый год пьяно и весело справляли у Станчинского. Пришли всякие знакомые: Костины друзья-приятели и кое-кто из Лёлиных, московских. Что-то испекли, что-то сварили, что-то купили – словом, вышло на славу, потому что главное в Новый год – это шампанское. Каждый вновь прибывший вваливался в квартиру, выставив вперёд руку с зажатой в ней бутылкой, и Лёля только успевала бегать к холодильнику. Вина набралось столько, что Костя, открыв дверцу, радостно зацокал языком. Горохов притаранил две банки консервированных ананасов и потом, ближе к утру, завладев оставшимся шампанским, декадентствовал с девушками в комнате. Мишу с самой защиты несла праздничная волна, и он с удивлением обнаружил, что Новый год совсем не скучный праздник. Публика у Лёли и Кости собралась пёстрая, но занимательная, и даже знакомство с Ветчинкиной не испортило дела. Нина оказалась человеком серьёзным, приветливым и совершенно не походила на «девицу». Девицами презрительно называл про себя Миша тех, кто, по старомодному Дориному выражению, «имел виды». Нина Ветчинкина, и это было очевидно, «видов не имела»: вела себя просто, по-дружески, поболтала с Мишей и пошла болтать с другими.

			Поздней ночью, когда часть гостей уже томилась в ожидании открытия метро, кто-то дремал на диване, кто-то допивал не допитое, – настала самая глухая новогодняя пора. В это время говорят друг другу то, что в будни, при свете дня, не скажешь, или завязывают новый роман, выйдя на улицу за глотком свежего воздуха. Чтобы протрезветь, пьют предутренний крепкий чай. Словом, живут в растянувшемся времени под всё ещё звучащий в ушах бой часов. 

			Нина с Лёлей сидели на кухне на колченогих Костиных табуретках, прислонясь спиной к розовому холодильнику. Перед ними стояла наполовину пустая бутылка коньяка, тут же нарезанный лимон и сахарница. Они с самым серьёзным видом наливали коньяк в кофейные чашечки, густо посыпали лимон сахаром, потом ловко выпивали и закусывали. К изумлению обеих, они были трезвы.

			‒ Нинка, перерыв, – запросила Лёля. – А то меня стошнит.

			Нина, зажмурившись от очень кислого лимона (она недостаточно насыпала сахару), отозвалась:

			– Ты же чайник пришла ставить, а вместо этого коньяк со мной пьёшь.

			‒ Точно, я про чайник забыла. Меня же Костя попросил! Значит, я всё-таки пьяная. Сейчас поставлю, – Лёля зажгла газ, поставила чайник. ‒ В этом году так хорошо справляем. А в прошлом – как вспомню, так тошнит. Из меня Юрка всю кровь выпил, сволочь.

			‒ Да, Юрочка был не подарок, – сказала Нина, закуривая сигарету. – Я тебе, Верещак, между прочим, удивляюсь. – Лёля повернулась к ней, вскинув брови. – Если бы у меня была твоя внешность, я бы в жизни своей головы не повернула в сторону таких мужиков.

			‒ Каких? – удивилась Лёля.

			‒ Как у тебя. Юра этот, муженёк твой. Сколько лет наблюдала – диву давалась.

			‒ Я его любила, Нинка, поначалу.

			‒ Ах, да-да, безумно! А потом что? Вот я об этом-то и говорю. Как можно любить такое ничтожество? Где глаза-то? Не видно, что ли? – начинала кипятиться Нина. Сама она жила одна, не имея ни мужа, ни любовника.

			‒ Ну не всё так просто, – принялась оправдываться Лёля. – Потом ребёнок родился. Это, знаешь…

			‒ Да не ври ты себе! – отмахнулась Нина, разливая коньяк. – Сядь ради Христа, что ты стоишь столбом?

			Лёля села. Она улыбалась, ничуть не обижаясь на Нину, потому что знала, что у Нины никого нет. Она ей сочувствовала, пыталась знакомить – впрочем, неудачно.

			‒ Юрочка был глупость, и этот твой, ‒ она понизила голос и оглянулась, ‒ Костик. Пустой номер.

			‒ Что значит пустой номер? Мы классно трахаемся, а замуж я ещё долго не захочу. Так что, Нинка, в самый раз.

			‒ Неправильно рассуждаешь, – Ветчинкина помахала толстым пальцем перед Лёлиным лицом и назидательно продолжала: – Нечего время терять. Нам с тобой уже тридцать накачало, время бежит.

			‒ Ну ты прямо, как моя матушка! – зашлась в смехе Лёля.

			‒ А что? Я Галину Ивановну всегда уважала. Цельная натура – знает, чего хочет. Ты бы, дура, у неё поучилась.

			Лёля насмешливо смотрела на Ветчинкину. Она немного разозлилась, и ей хотелось сказать, что, мол, чья бы корова мычала, но она благородно решила дать Нине высказаться. Нина высказалась. Она налила ещё коньяка, задумчиво заглянула в чашку, словно надеясь там что-то увидеть, но, видимо, не увидела ничего, и, насыпав на ломтик лимона целую горку сахара, выпила одним духом и с аппетитом закусила. Зажмурившись на этот раз не от кислоты, а от удовольствия, она сказала:

			‒ Тебе, Верещак, нужно найти такого, кто твоё будущее обеспечил бы. Поддержал тебя и Ванечку. А что твой Костик?

			‒ Да, что мой Костик?

			‒ Младше тебя на шесть лет – раз, ‒ она загибала пальцы, ‒ ни профессии, ни образования не имеет – два; денег не зарабатывает и зарабатывать не будет – три. Мало? Или ещё продолжать?

			‒ Ах, оставь, Нин! Я это всё сама знаю. Нам в постели хорошо. Точка. А что будет, этого никто не знает.

			‒ Верно, однако…

			‒ Да не надо никаких «однако». Сейчас хорошо – и слава богу. Встречу кого-нибудь другого – видно будет.

			‒ Нельзя плыть по течению. Если бы ты была такая страшная, как я… ‒ Нина запнулась, посмотрела Лёле в глаза, ‒ ты бы по-другому рассуждала.

			Лёля этих Нининых слов испугалась и, чувствуя вину, которой за ней не было, обняла её за плечи.

			‒ За что люблю тебя, Нинка, так это за убийственную прямоту, – нежно сказала она.

			Нина пожала плечами.

			‒ Что толку прятать голову в песок? Не лучше ли увидеть проблему, обдумать её и найти наилучший способ решения?

			‒ А ты нашла?

			‒ Ну… не могу так прямо сказать, но задачу поставила.

			‒ Расскажи.

			‒ Да нечего рассказывать. Хочу вопреки всему найти себе козла, который не только в постель со мной ляжет, но ещё и женится. Замуж мне пора. Ещё чуть-чуть, и поздно будет. Однако, с моей внешностью, это дело непростое. Вон вокруг сколько красивых баб ‒ без мужа, без детей. Я, Лёлька, все силы на это кладу.

			‒ То есть? И почему – козла? Зачем так говорить?

			‒ Потому что все мужики – козлы: меня, такую умную, совсем не замечают. – Она лукаво посмотрела на Лёлю, и они обе расхохотались.

			‒ А что же ты Мишеньку Аксельрода отвергла? Чем не жених? Я думала, вы понравитесь друг другу.

			‒ Ты что, Верещак, совсем дура? Он же голубой.

			‒ Как голубой?! – поразилась Лёля. – Откуда знаешь?

			‒ Ниоткуда. Нутром чувствую. По нему сразу видно.

			‒ Ничего по нему не видно. Я сведений таких не имею.

			‒ Ага, он тебе, прямо так и доложит, – Нина насмешливо кивнула. – Ты мне, Лёлька, верь, я людей секу на раз.

			‒ Ну дело твоё. Не будешь на него время тратить?

			‒ Не буду. Я в основном на работе приглядываюсь. Сейчас работы много стало, хорошие переводчики в цене. Народ попадается солидный, не мальчишки сопливые. 

			‒ Ты что, за иностранца хочешь? – ахнула Лёля.

			‒ Лучше бы, – скромно потупилась Ветчинкина.

			‒ Ну ты даёшь! – восхитилась Лёля.

			‒ Мне тут соседка моя, Аська, предложила к евреям идти работать, но я отказалась: у нас, думаю, сейчас перспективнее.

			‒ К каким евреям? – не поняла Лёля.

			‒ Ну муж её, Славик, фирму свою открыл по продаже чего-то. Еврейская фирма. Ему секретарь нужен со знанием языка. Аська ко мне кинулась. Она его ревнует страшно, он всё, что двигается, трахает. Вот она и сообразила, что со мной он точно спать не будет. Но я отказалась.

			‒ Девчонки! Ну, совесть есть? – укоризненно сказал Костя, входя в кухню. – Где чай обещанный? Лёлька! Дай поцелую, – он обнял Лёлю, поцеловал в губы крепко. Они обнялись и длили поцелуй, а Нина разглядывала их улыбаясь.

			‒ Хорош целоваться, – сказала она наконец. – Давай, Верещак, я чай заварю. Мне же скучно сидеть, пока вы целуетесь.

			Лёля махнула на неё рукой, а Костик, оторвавшись от Лёлиных губ, сказал:

			‒ Ты иди, Ветчинкина, иди.

			‒ Сволочи! – беззлобно сказала Нина, поднялась и пошла в комнату.

			Лёля первая отстранилась, посмотрела на Костю. Поправив волосы кокетливым непроизвольным движением, она встала и снова взялась за чайник, почти выкипевший. Снова налила воды, поставила на газ, а Костя всё обнимал её сзади, целуя в шею.

			‒ Теперь уж не упущу, – сказала она.

			‒ Скорей бы все разошлись: трахаться хочется.

			‒ Подождёшь.

			‒ Придётся. Какая у тебя шея нежная… Цыплёнок ты у меня.

			– Кто? С ума сошёл, – говорила Лёля, деликатно высвобождаясь из Костиных рук. – Пусти, не время. Потом, всё потом.

			Но Костя не отпускал. Он не видел, как лицо Лёли поскучнело. В голове её вертелся разговор с Ветчинкиной, и сейчас, когда он так нежно и преданно обнимал её, она не откликнулась, а напротив, подумала, что Ветчинкина права, только она никогда ей в этом не сознается. Костина доверчивая нежность пришлась не ко времени, и её выручило раздавшееся из комнаты бренчание гитары. Голос Горохова запел: 

			«Сегодня жизнь моя решается, сегодня Нинка соглашается». Кто-то засмеялся, что-то мягко упало, и Горохов в притворном ужасе завопил:

			‒ Не бей меня, Ниночка! Сдаюсь, не буду.

			‒ Паразит! ‒ весело кричала Ветчинкина.

			‒ Пойдём, музыку поставим, а то Нинка Горохова пришибёт, – сказала Лёля, увлекая Костю за собой в комнату.

			Потом танцевали, пили чай, украдкой поглядывали на часы, ожидая открытия метро. Праздник уже тяготил, хотелось спать. Разошлись в шесть. 

			Первого января проснулись поздно, когда за окном было уже синё.

			‒ Знаешь, Лёлька, сейчас позарез надо кофе выпить. У нас есть?

			‒ А хрен его знает, – сонно сказала Лёля.

			‒ Всё равно, тогда чай. Потом пойти водки купить или вина и куда-нибудь поехать.

			‒ Ой, не хочу вылезать.

			‒ Надо. Не люблю я это чувство. Какого хрена? Открываешь после Нового года глаза, и где всё? Что было до Нового года, то и сейчас есть. Обман какой-то, пустышка. Нужно продолжать. Может, к родителям поедем: мою маму поздравим, Галину Ивановну навестим? Хорошо будет, а?

			‒ Ни-за-что! Если ехать, то в настоящие гости.

			Костя пожал плечами.

			– Как хочешь.

			Они встали и поехали в гости, и ездили так до самой ночи, и первое января тоже прошло хорошо. А потом начался январь, и нужно было брать новый разбег.
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			В середине месяца Лёля позвонила Мише и сказала:

			‒ Помнишь, мы собирались на дачу к Ларисе съездить?

			‒ Ну, – недовольно отозвался Аксельрод.

			‒ Ну так давай.

			‒ Лёлька, ты с ума сошла? Холодно, снега полно, кто же зимой на дачу ездит? Не хочу.

			‒ Мишка, ты обещал. Мы хотели Ларису Григорьевну навестить.

			‒ Да ни черта мы не хотели, – раздражённо сказал Миша. – Глупости болтали, вот и всё.

			‒ Нет, не глупости, – настаивала Лёля. – Ты обещал.

			‒ Да не могу я.

			‒ Можешь. 

			– Я с мамой говорил, и она тоже считает, что это не нужно.

			– Ты что, ей про клад сказал? – испугалась Лёля.

			– Ещё чего. Не могу я ей такие глупости рассказывать.

			– Тогда что наплёл?

			– Так, ерунду всякую, про чувства.

			– И она против? Странно. Тётя Дора отзывчивая. 

			 – Ага, отзывчивая, но не глупая. Она думает, что я правду не говорю. Так и сказала: «Финтишь». Так что никуда я не поеду. 

			– Ну тогда я сама с тётей Дорой поговорю, попрошу у неё для тебя разрешения, – язвительно сказала Лёля. 

			– Не надо, – испугался Аксельрод. Помедлил и согласился: – Ладно, я поеду, только ты маме не говори.

			– Да говорить нечего. Прогуляемся с утра по морозцу, и все дела.

			Если чего и боялся на этом свете Миша Аксельрод, так это маминого неодобрения. То есть он, как всякий, боялся многого, по природе был осторожен и даже трусоват, но мамино осуждение было ему всего неприятнее. Доре Михайловне тот давний разговор у Васильевых он почему-то не передал. Но то, что последовало за этим – а именно настойчивое Лёлино желание разобраться в истории с кладом Марьи Борисовны, – вообще выходило за рамки разумного и дозволенного. И он молчал. Он проклинал себя за то, что рассказал Лёле, но ведь он знать не знал, что выйдет из этого такая история. Раздражение против Лёли мучило его, как ноющий зуб. Кроме того, он побаивался и саму Лёлю. Чёрт знает, чего от неё ожидать. Авантюристка! Запросто может втянуть… Он не знал, во что может втянуть его Лёля, но чувствовал: здесь трясина.

			Аксельрод томился и страдал. В результате решил, что единственный способ вернуть себе душевный покой – это уступить, поехать. В конце концов, его не убудет. Мама ничего не узнает, а Лёля оставит его наконец в покое. 

			Поехали морозным воскресеньем, после снегопада. В стылой, неотапливаемой электричке холод пробирал насквозь. Миша был хмур: он, очевидно, всё ещё сердился на Лёлю, а заодно и на самого себя. Лёля, не показывая, как она продрогла, ласково сказала:

			‒ Мишенька, ты не сердись на меня.

			‒ Я не сержусь.

			‒ Сердишься, я знаю. Мы только Ларису навестим, и всё.

			‒ И всё? Ты же грабить Васильевых собиралась, – насмешливо сказал он.

			‒ Да глупости всё это. Просто так съездим.

			Аксельрод вздохнул, покачал головой: 

			– Ты свою дурацкую идею не оставила. Нутром чувствую.

			‒ А хоть бы и так. Кому от этого плохо? Ты сам подумай: мы Ларису навестим – ей будет приятно. Так?

			‒ Неизвестно.

			‒ Так, так. Дальше: никакого клада там нет, потому что это глупость. Верно?

			‒ Тут соглашусь.

			‒ Так что же ты расстраиваешься? Это не последнее воскресенье в твоей жизни. – Миша кивнул, тяжело вздохнув. – А вот если клад есть, ‒ вдруг жарко зашептала Лёля, нагибаясь к Аксельроду, – вот это будет да, сенсация. 

			‒ Ничего не будет. А если будет – это чужое. И вообще я тебе уже сто раз говорил: у меня интересы другие. А так, как ты задумала, не поступают… взрослые люди. Если они не преступники, конечно.

			‒ Неправда. Это всё никому не принадлежит, а значит – наше. Недаром государство двадцать пять процентов за найденное даёт. 

			Миша посмотрел на неё так, словно перед ним была не Лёля, а Лариса Григорьевна, и вдруг сказал, словно его озарило: 

			– Да ты, никак, в детстве застряла! Какие двадцать пять процентов? Ты в своём уме? 

			Лёля пожала плечами. 

			– Кто его знает. Да не об этом речь. Может, там, например, в землю зарыто. А Ларисе клад не нужен, – убеждённо заключила она. 

			Миша отвернулся и с тоской стал смотреть в окно.

			‒ Мишка, ты чего? – Лёля подёргала его за рукав.

			‒ Чувствую себя мародёром, – мрачно ответил он.

			‒ Мародёром? Мишка, ты что, сдурел?

			‒ Ясное дело, сдурел, если с тобой еду. 

			Так, ни до чего не договорившись, вышли на станции. Стояла звенящая тишина. Светило холодное солнце, и свежий снег яростно сверкал, слепя глаза.

			‒ Ты только вдумайся, ‒ страстно убеждал Миша, ‒ это глупость, глупость и ещё раз глупость! 

			Он на ходу рубил рукой воздух. Облачко пара вырывалось у него изо рта, лицо раскраснелось, меховая шапка то и дело сползала на глаза, и он с досадой поправлял её рукой в тёплой перчатке.

			‒ Во что я должна вдуматься, Мишенька? – невинно улыбаясь, спрашивала Лёля.

			‒ Да вот в то, что ты затеяла. Я что-то там слышал, в сущности – ерунду какую-то. А ты из этого целое дело раздула. Где и что ты собираешься искать? Это дикость, сама подумай.

			‒ Знаю, Мишенька, всё знаю, – кивала Лёля. – Сколько раз тебе твердить: просто оглядимся и поболтаем. Всё. А потом домой поедем, к Доре Михайловне, чай пить. Ты лучше посмотри, какой день отличный. 

			Лёля набрала в грудь морозный, колкий воздух, зажмурила на мгновение глаза. 

			‒ «Мороз и солнце, день чудесный», ‒ сердито продекламировал Аксельрод.

			‒ Вот именно. И дальше там что-то про какого-то друга прелестного. Давай получать удовольствие от поездки.

			‒ Да какое, к чёрту, удовольствие! Холод собачий, а впереди свидание с Ларисой, – сердито сказал Миша и снова нетерпеливо поправил съехавшую шапку. ‒ А если Ларисы дома нет? – с надеждой предположил он.

			‒ Ну тогда домой поедем. В другой раз вернёмся.

			‒ Ну нет, – решительно сказал Аксельрод. – В другой раз тебе меня не заманить.

			‒ Хорошо, – легко согласилась Лёля, ‒ если Ларисы Григорьевны дома нет, больше не поедем, обещаю. Ну что, мир?

			‒ Мир, – нехотя согласился Миша.

			Снег скрипел под ногами, идти по морозцу было весело и приятно, и остаток пути до дачи Васильевых прошли уже в другом, приподнятом настроении. Лёля от ходьбы согрелась и даже распустила слегка шарф, расстегнув верхнюю пуговицу дублёнки. 

			У калитки Васильевых стояли новые блестящие «Жигули», по самый кузов заваленные снегом, и какой-то мужчина в распахнутой куртке орудовал лопатой, расчищал дорожку. При их приближении он поднял голову, вопросительно посмотрел. Этот немолодой человек с простым крестьянским лицом оказался Фёдором Петровичем, мужем Ларисы Григорьевны.

			‒ Здравствуйте, ‒ сказала Лёля, ‒ а Лариса Григорьевна дома?

			‒ Дома, – ответил Фёдор Петрович, опершись на лопату.

			‒ Мы… ваши соседи, Миша и Оля.

			‒ А, Миша! ‒ заулыбался Фёдор Петрович. ‒ Конечно, я тебя в этой шапке не узнал, а вот вас, ‒ повернулся он к Лёле, ‒ простите, не помню.

			‒ Я Лёля Верещак. Мы здесь у Ларисы Григорьевны осенью были. Она вам не рассказывала? А я вас, Фёдор Петрович, тотчас узнала.

			‒ Лёля, конечно! ‒ Фёдор Петрович хлопнул себя по лбу. – Как же это я сразу не сообразил? Проходите, ребята. Весьма, весьма рад. А я вот тут, видите, сугробы разгребаю. Это всё за ночь намело! С утра еле дверь открыл. Люблю зиму! Что же мы стоим? Проходите, проходите. Лариса будет рада.

			Они прошли по аккуратной чистой дорожке, взошли на крыльцо, и Фёдор Петрович открыл дверь в жарко натопленный дом, крикнул:

			‒ Лара, у нас гости! Миша и Лёля тебя навестить приехали, принимай.

			Лариса Григорьевна тяжёлыми шагами поспешно вышла в прихожую, всплеснула руками.

			‒ Невероятно, кто бы мог подумать! Проходите, проходите. Не надо обувь снимать. А я вам тогда, осенью, не поверила. Была уверена, что вы не вернётесь. И вот, поди ж ты, ошиблась.

			Лариса Григорьевна говорила ровно и приветливо и совсем не казалась сумасшедшей, как тогда, осенью. Миша мялся, медлил, и Лёля, решительно взяв его за руку, прошла в гостиную. В доме было так же чисто, строго и неуютно, как осенью. Так же пахло чем-то неприятным химическим, вроде дезинфекции или средства от тараканов. Лариса Григорьевна, усадив гостей вокруг своего полированного стола, пошла ставить чайник, а Фёдор Петрович, скинув куртку и вымыв руки, присоединился к ним.

			‒ Да, Лёля, много лет мы тебя не видели. Ты в Москву надолго?

			‒ Я, Фёдор Петрович, совсем вернулась. Разве Лариса Григорьевна вам не говорила?

			‒ Не припомню. Вполне возможно. Что же ты, чем теперь занимаешься? Ты ведь, кажется, актриса?

			‒ Бывшая, – улыбнулась Лёля. – Теперь вот меня Дора Михайловна на радио устроила, а с театром покончено. Кажется, это оказалось не для меня. 

			‒ Ну и хорошо, – одобрительно кивнул Фёдор Петрович. ‒ Актёрская профессия ненадёжная. Нужно твёрдо стоять на ногах, ни от кого не зависеть. В этом, я полагаю, залог успеха.

			Лёля кивнула, охотно соглашаясь, перевела взгляд на молчавшего Мишу и сказала: 

			‒ Вот Мишка у нас образец разумной надёжности – только что диссертацию защитил.

			‒ Да что ты? Это дело, поздравляю. И что теперь?

			‒ Я… ‒ моргая промямлил Миша, ‒ собственно… пока трудно сказать.

			‒ Правильно. Нужно оглядеться, корочки получить, а потом уже двигаться вперёд. Молодцы, ребята. Галочка-то у нас уже бабушка! 

			Лёля кивнула.

			‒ У меня сын, Ванечка, восемь лет.

			‒ Ты его с собой привезла?

			‒ Нет, пока в Питере оставила, у свекрови: хотела сперва устроиться и оглядеться. Теперь, конечно, возьму.

			‒ Скучаешь, наверное, по своему Ванечке? – сказала Лариса Григорьевна, входя в гостиную с большим подносом.

			Как и в прошлый раз, поднос был уставлен всевозможными сладостями.

			‒ Конечно, скучаю, – ответила Лёля и засуетилась: ‒ Лариса Григорьевна, вам помочь?

			‒ Помоги, пойдём на кухню.

			Кухня оказалась светлой, просторной, идеально чистой. Лариса Григорьевна достала из буфета большие чайные чашки, обильно украшенные позолотой. Из аккуратной, бархатной изнутри коробки извлекла сверкающие серебряные ложки. Лёля понесла посуду в гостиную, а сверкающий чайник пел уже на белоснежной плите. 

			«Какая противоестественная чистота!» ‒ думала Лёля, возвращаясь на кухню, к Ларисе Григорьевне. Ей вдруг пришло в голову, что весь этот дом со всем его содержимым достали только что из какой-то огромной коробки, где всё это сберегалось до поры, пока какие-то дети-великаны не пришли играть в дочки-матери. И Лариса Григорьевна с Фёдором Петровичем тоже, очевидно, до поры лежали в этом ящике в ожидании руки, которая повернёт ключик завода. А между тем, Лариса Григорьевна вовсе не походила на куклу, хотя очевидно была совершенно мертва. 

			Бодрый голос Фёдора Петровича, высокий тенорок, раздавался из комнаты. Он что-то рассказывал увлечённо, а Лариса Григорьевна молчала, только изредка неприлично пристально смотрела на Лёлю. Лёля чувствовала себя очень скованно, хотела заговорить, но как ни силилась, не могла придумать, о чём. Наконец, совершив над собой титаническое усилие, она обратилась к Ларисе Григорьевне, заваривавшей чай в большом, красном с золотом, чайнике:

			‒ Как же вы, Лариса Григорьевна, в магазин ходите? Далеко, и снега полно.

			‒ А мне Фёдор Петрович всё из города привозит. Даже хлеб. Я ему в городе не разрешаю ночевать: мне одной страшно.

			‒ Конечно, ‒ кивнула Лёля, ‒ кругом пустынно. Я бы от страха просто умерла. Вдруг воры или хулиганы?

			‒ Верно, однако здесь никто не мешает, и телефона нет. Я телефон не люблю.

			‒ А чем вы, Лариса Григорьевна, занимаетесь? Не скучно здесь?

			‒ Я занята, – отчеканила Лариса Григорьевна, поджав губы. – Дом большой. За Фёдором Петровичем нужно ухаживать. В одном месте уберёшь – в другом испачкается. Пыли полно. С улицы грязь тащат. – Непонятно было, кто тащит грязь, если никто не приходит, но Лёля не стала спрашивать. – Ну-с, пойдём-ка чай пить. Возьми, девочка, чайник и подставку, там, в углу, – она указала Лёле на подставку и, тяжело ступая, направилась в комнату. 

			«Вот отравит, и рука у неё не дрогнет, ‒ подумала Лёля очевидную глупость, но с опаской посмотрела назад, на кухню. Залитая солнцем кухня, разумеется, не таила в себе никакой угрозы. – Или, ‒ продолжала фантазировать Лёля, усаживаясь за стол, ‒ трахнет сзади по голове сковородкой, а потом в сугроб закопает». Она живо представила себе, как их с Аксельродом замёрзшие трупы лежат, заваленные снегом, на участке, а Фёдор Петрович своим бодрым тенорком спрашивает Ларочку, хорошо ли он завалил. А Ларочка в ответ: «Что ты! Вон Мишенькин ботинок торчит. Закидай, Федя». Дикие Лёлины измышления были прерваны Фёдором Петровичем: 

			‒ Это, Миша, совершенно не очевидно. – Он, видимо, отвечал на какую-то Мишину реплику, упущенную Лёлей. 

			Лёля моргнула, отбрасывая, как наваждение, свои детские фантазии, и обвела взглядом стол и сидящую за ним компанию. Всё выглядело превосходно: белая крахмальная скатерть, нарядный сервиз, серебро, сласти. Довольный Фёдор Петрович говорил увлечённо и жестикулировал. Он умно, но несколько консервативно рассуждал о политике. Мишка возражал, мотал своей кудрявой головой, отвечал с набитым ртом и невнятно. Лариса Григорьевна молча пила чай и, как и в прошлый раз, безостановочно ела сладкое.

			Разговор, который так увлечённо вёл, видимо, стосковавшийся в обществе жены Фёдор Петрович, был Лёле ни к чему: не за тем она ехала в такую даль по январскому морозу. Она стала соображать, как бы перевести его на то, что её интересовало. Вспомнив про фотографии, которые навязывала ей осенью Лариса Григорьевна, Лёля решила с них и начать, но никак не могла вклиниться в монолог хозяина. Наконец рассудив, что и две разные беседы за столом вполне уместны, она наклонилась к Ларисе Григорьевне и, отпив для храбрости глоток чая, сказала:

			‒ А помните, Лариса Григорьевна, вы обещали старые фотографии показать? Мы тогда торопились, боялись на электричку опоздать, и я потом жалела: там ведь и из моего детства что-то есть. Так хорошо тогда было здесь, на даче! 

			Лариса Григорьевна вся передёрнулась, рот её скривился, и, резко поставив чашку на блюдце, она сказала:

			‒ Я думала, ты забыла о нашем разговоре. Не хотела снова навязываться.

			‒ Навязываться? – изумилась Лёля, всем своим видом показывая, что она поражена словами Ларисы Григорьевны. – Как вы можете так говорить? Я ехала сюда, чтобы о прошлом поговорить, бабушку и отца вспомнить.

			‒ Так я принесу сейчас фотографии. 

			– Тебе помочь, Ларочка? – тут же, привстав со стула, сунулся со своей помощью Фёдор Петрович. – Может быть, хочешь, чтобы мы все вместе посмотрели? – Он говорил голосом ненатуральным, таким, каким говорят с недужными. 

			Лариса Григорьевна кинула на него косой взгляд.

			– Сиди. 

			Она встала, прошла в другую комнату и вернулась оттуда с толстой стопкой альбомов, при виде которых Лёля упала духом.

			– Ну-ка, давай-ка на диван пересядем, – другим, молодым голосом сказала Лариса Григорьевна.

			На альбомах не было пыли. Все они были аккуратные, чистые, хорошо сберегаемые. Лариса Григорьевна на минуту задумалась: видимо, не могла решить, с какого начать. Она имела вид человека, оказавшегося перед ломящимся яствами столом. Наконец, легонько кивнув в такт своим мыслям, взяла не верхний, а второй снизу альбом, и, бережно раскрыв, положила Лёле на колени. С первой фотографии смотрел на неё молодой Фёдор Петрович со светлыми густыми волосами. На Фёдоре Петровиче была полосатая пижама, а на руках он держал двух крошечных девочек, лет двух или трёх. Фёдор Петрович улыбался молодой улыбкой.

			‒ Это… ‒ не находила слов Лёля.

			‒ Да-да! – радостно заговорила Лариса Григорьевна. – Вы с Ируней у Феди на руках. Бесподобный снимок.

			‒ Да кто же это снимал?

			‒ А ты угадай! – задорно сказала Лариса Григорьевна. 

			‒ Ну… не знаю. 

			‒ Да отец же твой, Лёка, кто же ещё!

			‒ Не может быть! У мамы такого снимка нет.

			‒ Мало ли чего нет у твоей мамы! – сердито сказала Лариса Григорьевна, переворачивая страницу.

			Лёля с опаской не неё посмотрела: это замечание показалось ей странным. Вновь промелькнула у неё мысль, что Лариса Григорьевна не в себе, и, в который раз дав себе слово быть осторожней, Лёля заметила:

			‒ Какие мы крошечные были! А Фёдора Петровича и сейчас узнать можно – он мало изменился.

			‒ Да, ‒ закивав, горько сказала Лариса Григорьевна, ‒ не то что я. С него всё как с гуся вода.

			«Что она имеет в виду? ‒ испуганно подумала Лёля. – Дебри какие-то».

			‒ Ты посмотри-ка на него, – зашептала Лариса Григорьевна, ‒ Ируни уже шесть лет как нет в живых, а он веселится. – Она бросила на мужа мрачный взгляд и продолжала громко: ‒ Я тебе сейчас чудесную Ирунину фотографию покажу. Тебя там нет, но ты увидишь, снимок изумительный.

			Она перелистала ещё несколько страниц и показала другую фотографию: Ируня, уже постарше, в матросском костюмчике, выступает, как видно, на детском утреннике. Она стоит ещё с несколькими детьми, у всех подняты руки с большими надувными шарами. Юбочка задралась, видны детские белые трусики. Вид у Ируни испуганный.

			‒ Посмотри, как живая! Это утренник в детском саду. На Первое мая, кажется. 

			Лёля между тем смотрела на большой портрет Ленина на фотографии. Дети были маленькие, портрет не заслоняли, и Ленин вышел целиком и очень хорошо. Он строго, но с отеческим прищуром, смотрел на малышню с шарами, так что в целом выходило как-то очень гармонично, в духе времени. 

			‒ Да, хороший снимок, прекрасный, – сказала Лёля. – Это, видимо, профессиональный фотограф снимал: такие вещи сразу чувствуются.

			‒ Может быть, – пожала плечами Лариса Григорьевна. – Разве это важно, кто снимал? Тут Ируня вышла превосходно, и я этот праздник прекрасно помню. А девочку эту, ‒ она ткнула пальцем в малышку рядом с Ируней, ‒ Таней Чижовой зовут. Они потом вместе в школе учились, но только до пятого класса. Чижовы квартиру новую получили, и они переехали.

			‒ У вас память, Лариса Григорьевна, удивительная! – желая подольститься, сказала Лёля. – Мою маму спроси ‒ она знать не знает про моих одноклассников.

			Лариса Григорьевна надменно скривила рот:

			‒ Я все годы в родительском комитете была. Я дело на самотёк не пускала. Результат, Лёля, получился блестящий: после школы – сразу университет.

			Лариса Григорьевна окинула Лёлю насмешливым и пренебрежительным взглядом. Лёлю же замечание про блестящий результат поразило. Видимо, Лариса Григорьевна без всякого стеснения намекала на саму Лёлю, однако неудачница Лёля сидела сейчас живая и здоровая на диване у Васильевых, а умница и отличница Ируня лежала на кладбище. Очевидно, что сказать это вслух было невозможно, и Лёля спросила:

			‒ А у вас ещё дачные снимки есть?

			‒ Имеются, но я тебе сначала все Ирунины школьные покажу. 

			Лариса Григорьевна принялась переворачивать страницы, подробно рассказывая историю каждого снимка. Она помнила все. Речь Ларисы Григорьевны текла плавно, живо, и в результате Лёля так хорошо вспомнила Ируню, словно и не прошло стольких лет. Время между тем бежало. Аксельрод забеспокоился, стал ёрзать на стуле и делать Лёле страшные глаза. Лёля и сама поняла, что пора уходить, и умоляюще посматривала на Мишу. Она так и не решилась заговорить о самом главном, зачем, собственно, и ехала к Васильевым. Прощупать почву повода не представилось. 

			Миша откашлялся и сказал каким-то ненатуральным голосом:

			‒ Лёля, уже поздно, нам пора.

			‒ Да-да, нужно собираться. У вас тут так интересно, приятно. Совершенно незаметен бег времени, – тоже не своим голосом проговорила Лёля.

			«Она, что ли, и вправду актриса хреновая?» ‒ удивлённо подумал Миша.

			‒ Может, вас, ребята, на станцию отвезти? – дружелюбно предложил Фёдор Петрович.

			Но они отказались. 

			Как только гости собрались уходить, Лариса Григорьевна замолчала. Всё живое ушло из её черт, и лицо её застыло. Она не пыталась удерживать их, как в прошлый раз. Вяло поднялась и принялась убирать посуду. Лёля было сунулась со своей помощью, но была отвергнута.

			‒ Сама справлюсь, – буркнула Лариса Григорьевна, составляя чашки на поднос. 

			Повисла неловкая пауза. Все, кроме Ларисы Григорьевны, видимо, хотели её заполнить, однако на ум ничего не шло. 

			‒ Еще приедешь? – не глядя на Лёлю, спросила она.

			‒ Не настаивай, Ларочка, – растерянно сказал Фёдор Петрович.

			Миша открыл рот, но Лёля не дала ему сказать, опередила:

			‒ С удовольствием, если примете.

			‒ Загубили воскресенье, – глядя на красный, морозный шар солнца, сказал Миша.

			Дача Васильевых скрылась за поворотом, они торопливо шагали на станцию. Миша сердито и насмешливо посмотрел на Лёлю и продолжал:

			‒ И чего ты, Лёлька, добилась? Вызнала, где бриллианты зарыты? А я, дурак, слушал и слушал эту хренотень. Чего слушал? Чего сидел? Чаю выпил столько, что в животе плещется. Чувствую, до дома не доеду.

			‒ А ты, Мишенька, пописай в сугробик, полегчает, – язвительно сказала Лёля. – Я тебя насильно не тащила, так что теперь нечего упрекать. Ты мальчик большой, сам за себя решаешь.

			‒ Да ты пойми, глупая ты девица! Мы же попусту съездили, неизвестно зачем. Ты их так ни о чём и не спросила. Не думал, что ты сробеешь. А теперь уж что! С чем приехали, с тем и уехали. Время загублено.

			‒ Может, и так.

			‒ Так, так. Я больше не поеду, ты меня даже не проси, не уговаривай. Лариса эта чокнутая. Фёдор Петрович, правда, нормальный, но ездить на дачу обсуждать с ним политику – это значит, я сам не в себе, – Миша негодующе помотал головой. ‒ Я тебя не понимаю. Зачем тебе это? Ничего там нет, одна несуразность. Брось это, только дурой себя выставишь. И, сдается мне, не сможешь ты решиться, да и кто смог бы?

			‒ А если бы, Мишенька, золото было? – елейным голосом спросила Лёля. – Тогда бы ты, дуся, ездил? Тогда было бы разумно? 

			‒ Ты на что намекаешь? – испугался Миша. – Эта вся затея твоя, я тут ни при чём. Я на уговоры твои поддался и на шантаж.

			‒ Шантаж? – округлив глаза, спросила Лёля.

			‒ Натуральный шантаж. Ты же маме напела, что, мол, нужно навестить, доброе дело сделать.

			‒ Это не шантаж, Мишенька, это просто благородство.

			Миша растерянно притормозил, заморгал глазами, Лёля же заботливо спросила:

			‒ Носовой платок есть? У тебя из носа течёт. Я тебе свой могу дать.

			Миша машинально полез в карман, достал платок, вытер мокрый нос и даже высморкался. Приведя себя таким образом в порядок, он, видимо, успокоился и, уже другим голосом, сказал:

			‒ А впрочем, это всё выеденного яйца не стоит. Съездили, чаю попили – и довольно. Я к ним больше уже никогда не поеду, а ты – как знаешь. Ищи вчерашний день, если тебе угодно, дело твоё.

			‒ Я, Мишка, ссориться не хочу, но к Ларисе снова поеду. Только не спрашивай меня, зачем. Я сама не знаю.

			‒ Сумасшествие, видимо, заразно, – он развёл руками. – Как бы на меня не перекинулось.

			‒ Смейся, смейся, – смущенно проговорила Лёля.

			Лёля говорила правду: она сама не понимала, почему её тянуло на дачу Васильевых. 

			 9

			Вернувшись в город, она на время словно забыла и дачу, и Ларису, и мифические сокровища Марьи Борисовны. Нужно было ходить на новую работу, привыкать и всему учиться заново. Неутомимая Вероника Сергеевна звонила, просила готовить новую программу, и Лёля ездила к ней, встречалась с Арнольдом Израилевичем и странной девушкой Таней. В общем, жила хорошо. 

			Правда, жить было по-прежнему негде, и Ванечку привезти было некуда. Она пару раз смоталась в Питер, повидалась с мальчиком, убедилась, что Ванечке там хорошо: подлая свекровь мальчика любила. Жить же с Костей было легко и приятно. Тем не менее, Лёля ловила себя на нехорошей мысли, что было бы совсем здорово, если бы Костина квартира была не Костина, а её, если бы Костя приходил туда, когда Лёля этого захочет, или чтобы (и это было бы лучше всего) Галя вдруг взяла да умерла. Хоть бы от сердечного приступа. Но Галя была молода, абсолютно здорова и жила с Рубеном в своей прекрасной трёхкомнатной квартире так, как хотела бы жить Лёля. 

			Костя как-то свыкся с Лёлиной независимостью и сдал позиции. Кажется, он был просто влюблён. В нём появились некоторые черты доброго мужа, тревожившие Горохова. Костя, например, вдруг взял да и сварил суп к Лёлиному приходу, чего раньше за ним никогда не водилось. Однажды Горохов застал его за мытьём пола, и Костя велел ему хорошенько вытирать ноги. Горохов чувствовал, что теряет друга. Если бы Лёля сказала, что хочет привезти из Питера сына, Костя бы согласился, но Лёля не сказала. Вместо этого она поехала к Ветчинкиной шить занавески из бледно-голубой подкладочной ткани, которые и повесила в их единственной комнате. Стало уютнее. 

			По дороге на работу и с работы, в душной давке метро, Лёля вновь стала вспоминать Ларису Григорьевну и Марью Борисовну. Она пристрастилась к невинной забаве: воображала, как она ищет клад Марьи Борисовны. Строила предположения, куда бы она сама спрятала ценности, и всякий раз у неё выходило, что клада нет. Если было спрятано в доме, так теперь уж не найти: перестроили дом. Если зарыла Марья Борисовна на участке – никогда не узнать, где: участок большой. Эх, ни о чём, ни о чём не расспросила она Ларису Григорьевну, только фотографии эти дурацкие смотрела. А между тем, найди она клад, сколько всего можно было бы купить. Лёля принималась соображать, как лучше потратить деньги. Тут открывались большие возможности, и, предаваясь мечтам, Лёля уже видела себя подъезжающей на собственной машине к заново отстроенной бабушкиной даче, превращённой в скромный, но солидный зимник коттедж. Пустые эти мечты отравляли до некоторой степени Лёле жизнь – денег хотелось ужасно. «Если найти клад, круг бы замкнулся», ‒ повторяла она сама себе невразумительную фразу, сказанную когда-то Мише Аксельроду. 

			В феврале она позвонила Мише и стала уговаривать его ехать на дачу к Васильевым. Тот решительно отказался: злорадно сказал, что никак не может – едет в командировку. Лёля почему-то была уверена, что командировку эту он придумал назло ей, и так прямо Мише и сказала. К её изумлению, он отпираться не стал, во всём сознался. Лёля вознегодовала и решила ехать одна. 

			Всю дорогу в метро, в электричке, в пустынном заснеженном посёлке она нервничала, словно ехала не в гости, а сдавать экзамен: ей было страшно. 

			На этот раз возле дачи машины не было, хотя снова было воскресенье. Лёля прошла по дорожке к дому, позвонила в дверь. Довольно долго никто не открывал, она собралась звонить снова, но тут дверь отворилась, и Лариса Григорьевна, кутаясь в пёструю вязаную шаль, сказала:

			‒ Проходи, Лёля, скорее. Не пускай холод в дом. 

			‒ Здравствуйте, Лариса Григорьевна. Ничего, что я к вам заехала?

			‒ Здравствуй, девочка. Отчего же? Я тебя приглашала, проходи. 

			Лёля протиснулась мимо Ларисы Григорьевны и принялась снимать в прихожей дублёнку и сапоги. Лариса Григорьевна нагнулась, дала ей тапочки и молча прошла в комнату.

			‒ Чай будешь?

			‒ Да, спасибо.

			‒ Сейчас поставлю.

			Лариса Григорьевна проследовала в хорошо знакомую Лёле кухню, Лёля пошла следом.

			‒ У меня клюква есть протёртая. Будешь к чаю? 

			‒ С удовольствием.

			– Сейчас скатерть постелю.

			‒ А может, здесь, Лариса Григорьевна, на кухне? Уютно тут.

			‒ Гостей на кухне не принимаю, – поджав губы, ответила Лариса Григорьевна и пошла за скатертью.

			«Зачем, зачем я сюда приехала, дура несчастная? ‒ уже корила себя Лёля, глядя в окно на заснеженные ели. – Холодно и противно, и она противная. Прав Мишка: больше не нужно сюда ездить». 

			В этот раз в доме было плохо натоплено, Лёля чувствовала, как холод леденит спину и ноги. Лариса Григорьевна была из тех, кого вот так просто не спросишь, почему нельзя пить чай на кухне и отчего холодно в доме. Лёля только поёжилась и робко вошла в гостиную. Ритуал чаепития повторялся: сервиз, ложечки, вазочки, коробка дорогих конфет, скатерть крахмальная, салфетки.

			‒ Пойдём, поможешь мне с чаем, – сказала Лариса Григорьевна. 

			Впрочем, делать ничего она Лёле не дала. Сама заварила, сама положила в серебряную вазочку клюкву, сберегаемую в щегольской стеклянной банке под вощёной бумагой. Вернулись в гостиную, уселись за стол и замолчали. Лариса Григорьевна, внимательно посмотрев на Лёлю, опустила глаза и принялась вертеть в руках блестящую чайную ложку. Она поворачивала её так и этак, и Лёлю поразила догадка, что Лариса Григорьевна ловит солнечных зайчиков. Потом, решительно отложив в сторону чайную ложку, Лариса Григорьевна разлила чай, положила себе много сахара и, вновь овладев ложкой, принялась монотонно его размешивать. Лёля сидела, чувствуя себя мухой в паутине: она была не в силах пошевелиться и заговорить. «Чёрная вдова», ‒ подумала она, а Лариса Григорьевна сказала:

			‒ Хорошо, что заглянула. Я ещё фотографии приготовила, на случай, если ты вернёшься. После чая посмотрим.

			‒ Да-да, конечно, – пролепетала Лёля. – А что же, Фёдор Петрович не дома? 

			‒ С утра в город уехал. Совести-то у него нет. 

			Лёля не нашлась с ответом, и снова повисло молчание. Ларису Григорьевну тишина, видимо, не тяготила и, поёрзав на стуле, Лёля заговорила первая:

			‒ Чудесные здесь тишина и покой. Мне эта дача ещё в детстве нравилась, когда мы с Мишкой к Марье Борисовне бегали. Тогда, конечно, всё было по-другому.

			Лариса Григорьевна посмотрела на Лёлю странно, ничего не сказала, только, с достоинством отпив чай, поставила чашку на блюдце. Лёля, принуждённо улыбнувшись, продолжала:

			‒ Мы Марью Борисовну очень любили. Целыми днями торчали у неё на веранде. 

			Лариса Григорьевна моргнула, добавила в Лёлину розетку протёртую клюкву и наконец сказала:

			‒ Я не знаю, Лёля, зачем ты сюда ездишь. Я думала над этим, но не придумала ничего.

			Кровь бросилась Лёле в голову, в висках застучало и, еле ворочая вмиг пересохшим языком, она залепетала:

			‒ Я просто так… я ничего не имею в виду… если вам неприятно, я…

			‒ Помолчи, ‒ поморщившись, с досадой, сказала Лариса Григорьевна, ‒ дай сказать. – Секунду помедлив, она продолжала: ‒ Этот разговор мне нелегко даётся, поверь мне, так уж будь добра выслушать. Просто так никто к чужим людям не ездит. Меня родственники, и те раз в году навещают. Значит, тебе от меня что-то надо. Молчи, не перебивай. Да, надо. Не знаю, что ты ищешь, но у меня есть к тебе встречное предложение.

			Лёля сидела на стуле как пригвожденная, думая о том, что она, наверное, вся красная, потому что у неё горело не только лицо, но и шея. Сил у неё хватило только на лёгкий кивок. Лариса Григорьевна, удостоверившись, что её слушают, продолжала:

			‒ Начну издалека. Мы дачу эту купили, когда Ируне, ‒ голос её дрогнул, ‒ минуло четырнадцать. Для неё покупала. Думала внуков тут растить. Не вышло. Далее. Я рьяно взялась за дело: дачу давно не ремонтировали, и она требовала больших капиталовложений. Как видишь, я всё здесь перестроила, и получилось современное комфортабельное жилище. – Лёля кивнула. – Да, жилище. Мы долго строили, отделывали, и Ируня пожила тут, в новом доме, совсем не долго. – Лариса Григорьевна облизала губы и судорожно вздохнула. – Когда её не стало, я не стала… Боже, что я говорю? – она обхватила руками голову и всхлипнула. – Не стало, не стала, не стало – не стала… Ужас, чушь.

			‒ Лариса Григорьевна, может, вам водички?

			‒ Это зачем? Вон, чай на столе.

			‒ Ну я хотела сказать – чай налить.

			‒ Ни к чему. Я продолжу. А ты сиди и слушай. Дослушаешь, поймёшь, чего мне этот разговор стоит. Да, о чём это я? Да… Ируни не стало… и я покончила с отделкой дома и благоустройством территории: жить и так можно. Какой смысл? Господи, что же я хотела сказать? – Лариса Григорьевна потёрла виски и зажмурилась. – Подожди, мне нужно с мыслями собраться. Да. В один день, чтобы не сойти с ума, я пошла сарай разбирать. Он так и стоял нетронутый после Марьи Борисовны. Я туда ещё своего хлама напихала, в общем – ужас, невозможно протиснуться. Люблю порядок, – зачем-то уточнила она. ‒ Стала разбирать сарай, хлам выкидывать. Покончила со своим, добралась до старья Марьи Борисовны. Господи! Чего там только не было! – Лариса Григорьевна захихикала. – Старые банки с засохшим вареньем, кастрюли какие-то, зонтик драный, чемодан со старой чернобуркой – глаза стеклянные. Всё в таком роде. Я только на помойку успевала бегать. Потом смотрю, в углу, на дальней полке, за железным кофейником, без крышки стоит термос китайский, тоже без крышки, только пробка одна. Битый и облезлый. Я его выкинуть собралась, но мне что-то тяжело показалось. Я его открыла – ничего, но как-то странно. В сарае толком-то и света не было – так, одно только оконце. Я на улицу вышла, заглянула, а там что-то непонятное: то ли пусто, то ли лежит что-то. Я пальцы засунула, потянула и вытащила пакет, завёрнутый в серебряную фольгу. Его в зеркальной колбе почти видно не было. Если не знаешь, ни за что не увидишь. Ну вот, – Лариса Григорьевна опустила глаза, разгладила лежавшую на столе крахмальную салфетку. ‒ Тут уж я в дом пошла, не стала на улице фольгу разворачивать. Пришла, вот на этот стол положила, развернула. А там… Ты не поверишь! У меня у самой глаза на лоб полезли. Десятки николаевские аккуратно маленькими колбасками завёрнуты, бриллиантики россыпью в пузырьке из-под лекарства, кольца, брошки, три бриллиантовых браслета, серьги. И камни все хорошие, работа прекрасная. Я как сидела, так и застыла перед всем этим добром. Ну, думаю, Марья Борисовна, весёлая старушка! Удивила она меня с того света.

			Лёля слушала Ларису Григорьевну, боясь вздохнуть, пошевелиться, сбить её с мысли. 

			– И вот пришла мне в голову тогда горькая мысль, что эта дача, эти камни отняли у меня Ируню. Будь Ируня жива ‒ как бы я радовалась этой находке! Всё бы ей досталось. Носила бы девочка моя бесценные камни. А так? Куда мне это? Собрала я всё, снова завернула, спрятала, никому ничего не сказала. Только один бриллиантик оставила, съездила с ним в скупку: проверить хотела, настоящий ли. Да я не сомневалась. Дали мне за него деньги приличные, а уж как в скупке дерут – это будьте любезны! Тогда я окончательно поняла, что пакетик Марьи Борисовны не из дешёвых. 

			‒ А вы что, разве Фёдору Петровичу ничего не сказали? – удивилась Лёля.

			‒ Федьке-то? – надменно спросила Лариса Григорьевна. ‒ Ещё чего! Он бы всё прахом пустил. На проституток своих потратил бы.

			«Она безумна, ‒ подумала Лёля, ‒ нет ни бриллиантов, ни проституток, а только душевно больной человек. Успокою её, фотки посмотрю, и – домой».

			‒ Вот ты сидишь сейчас напротив меня и думаешь, что я ненормальная. Напрасно так думаешь. – Лёля хотела что-то вежливо возразить, но Лариса не дала. – Я тебе сейчас докажу.

			Она усмехнулась недобро, презрительно, встала и ушла куда-то в комнаты.

			Послышались неясные звуки, происхождения которых Лёля понять не могла, и, довольно скоро Лариса Григорьевна вернулась с маленьким шёлковым мешочком, из которого и высыпала на стол несколько жёлтых кругляшков, прозрачных камешков и золотое кольцо с зелёным камнем. 

			‒ Это я специально к твоему приезду приготовила. Образец. Остальное у меня в другом месте.

			Лёля сидела всё так же молча, не зная, как себя вести. Последние слова Ларисы Григорьевны показались ей даже оскорбительными, будто содержался в них намёк на Лёлину непорядочность. Лёле стало особенно неприятно, однако она промолчала.

			‒ Ты потрогай, потрогай, кольцо разгляди.

			Лёля робко взяла кольцо, повертела его в разные стороны. 

			‒ Дорогое, – сдавленно сказала она. – Наверное, изумруд.

			‒ Не сомневайся, – кивнула Лариса Григорьевна. – Ты примерь. Думаю, как раз на тебя.

			Лёля примерила, и кольцо, точно, оказалось в пору. Оно было просто создано для тонкой Лёлиной руки, для её длинных пальцев. Мысли у Лёли бежали во всю прыть, то сталкиваясь, то разбегаясь. В едином вихре промелькнули глупый Аксельрод, норковые шубы, какие-то машины из американского кино, маленький Ванечка верхом на пони и почему-то Галя с Рубеном вкупе с бывшим мужем Юрочкой. Лёля непроизвольно сжала руку с кольцом в кулак, и Лариса Григорьевна тут же сказала:

			‒ А теперь отдай. Полюбовалась – и хватит.

			Лёля безропотно сняла кольцо с пальца и положила на стол, слегка отодвинув от себя. Лариса Григорьевна деловито сгребла сокровища обратно в мешочек, поднялась и унесла их обратно. Опять непонятные звуки раздались из глубины дома – старуха прятала мешочек.

			‒ Ну вот, с этим разобрались, – ласково сказала Лариса Григорьевна, садясь за стол. 

			Пока она ходила, настроение её сильно переменилось. Улыбаясь, она приветливо сказала Лёле: 

			‒ А что же, ты думаешь, было дальше?

			‒ Что? 

			Лариса Григорьевна вдруг громко расхохоталась.

			‒ Приезжают вдруг какие-то родственники Марьи Борисовны и рассказывают нам с Федей, что у нас тут на даче клад зарыт и они желают его получить. – Лариса Григорьевна вся тряслась от смеха. – Мямлили, бекали, экали, предлагали делиться, только чтобы мы им дали весь участок перерыть. Ну ты подумай! Я так смеялась! После Ируниной смерти в первый раз. Даже Федя удивился: думал, мне плохо. А мне было хорошо. Мне весело было. Я сидела на террасе и думала: «Эх вы, пентюхи, знали бы вы!». Копать они хотели! Ну надо же. 

			От смеха у нее выступили слёзы, и она вытирала их салфеткой, заново переживая сцену с родственниками. 

			– Ну-с, вот так. Спровадила я эту родню. Не поверила им. Они потом Фёдору Петровичу несколько раз звонили, уговаривали его, но Фёдор Петрович, как трезвый человек, объяснил им, конечно, что их в заблуждение ввели, что нет ничего на нашей даче. Видишь, Лёля, какая история? 

			‒ Невероятная, – Лёля была ошарашена. – Просто Дюма.

			‒ Это ты верно подметила. Да, Дюма. Мне бы кто рассказал, я бы не поверила. В термос бриллианты положить! Это какой же надо быть дурой!

			‒ А вы бы, Лариса Григорьевна, куда спрятали? – с интересом спросила Лёля, понемногу начинавшая приходить в себя.

			‒ Не скажу. Живу я тут одиноко, мало ли что. Вот ты. Что у тебя на уме? Я не знаю, а ты не скажешь. Думаю, убивать меня не придёшь, ты не из таких, но подвернись случай, обчистишь, не постесняешься. 

			Эти слова до слёз обидели Лёлю. Её губы задрожали, она отодвинула от себя чашку с холодным чаем и поднялась. 

			‒ Я поеду, ‒ сказала дрожащим голосом, – пора.

			Она повернулась, чтобы идти в прихожую, но Лариса Григорьевна её остановила.

			‒ Погоди. Не стоит обижаться. Я только сказала, что думаю, хотя это тебе неприятно. 

			‒ Вы не имеете права, – сдавленно ответила Лёля.

			‒ Оставь, какое это имеет значение? Для чего тебе обижаться на меня? Ведь я тебе безразлична. Ты лучше дослушай и поразмысли над тем, что я тебе скажу.

			‒ Нет, ‒ Лёля упрямо замотала головой, ‒ не буду я слушать, и говорить нам не о чем. Я к вам приезжала... и ничем вас не обидела. А вы… с какой стати?

			‒ Да сядь ты, ‒ морщась говорила Лариса Григорьевна. ‒ Вела бы себя по-другому, не услышала бы моих слов. Фотографии со мной разглядывала! Да не нужны они тебе, и на Ируню мою тебе наплевать. Ты её в детстве обижала. Ты девочка противная была и злая. А Ируня моя безответная, всё от тебя сносила. Вот теперь ты её памяти послужить должна. Тогда выйдет справедливо, – Лариса Григорьевна замолчала на секунду, пошевелила зачем-то губами и добавила: ‒ Не бесплатно, конечно.

			‒ О чём вы? – всё так же стоя, устало спросила Лёля.

			‒ Да сядешь ты или нет? Я не могу так говорить. 

			Лёля, безотчётно повинуясь резкому голосу Ларисы Григорьевны, села на самый краешек стула, гордо выпрямила спину.

			‒ Я хочу, ‒ Лариса Григорьевна нагнулась вперёд и зашептала скороговоркой, ‒ чтобы ты приезжала ко мне играть.

			‒ Как играть? – спросила Лёля, с испугом глядя на Ларису Григорьевну.

			‒ В Ируню играть.

			У Лёли сделалось такое выражение лица, про которое говорят «челюсть отвисла». Она, конечно, не открыла рот, но была к этому очень близка.

			‒ Нет уж, я поеду, – она снова встала. – Вы, ‒ сказала она, ‒ вы просто сумасшедшая. Вам в Кащенко надо, на поправку. Там я вас и навещу.

			‒ Я тебе за каждый визит буду платить из наследства Марьи Борисовны, – не обращая внимания на Лёлины слова, сказала Лариса Григорьевна. – За сегодняшний день, за твои страдания, ‒ она усмехнулась, ‒ дам кольцо. – И она вынула из кармана то самое кольцо, которое Лёля только что примеряла. – Бери, оно твоё, даже если ты не согласишься.

			Кольцо лежало на белой скатерти. Изящная работа, бесценный камень. И Лёля взяла. Рука сама собой потянулась, а подумала она вот что: «Дура старая! Изумрудами бросаешься? Ну что ж, а мне сгодится. Я из тебя и остальное вытяну. Играть хочешь? Ну что ж, устроим представление. Позабавимся, гадина».

			‒ Ну и что же вам надо? – спросила Лёля надменно.

			‒ Ты Ируней будешь, а я буду я, твоя мама, – с надеждой в голосе сказала Лариса Григорьевна.

			‒ Что-то я не пойму, как вы себе это представляете. Я на вашу дочь непохожа.

			‒ Ещё чего! – заносчиво, повышая голос, проговорила Лариса Григорьевна. – Ируня была такая… ‒ Она округло развела руками, показывая что-то, очевидно, совершенное. ‒ А ты? Даже сравнивать странно.

			‒ Допустим, – холодно сказала Лёля. – Уже легче. Значит, переодеваться не будем? 

			‒ Не требуется, – буркнула Лариса Григорьевна.

			‒ И что же я? Вхожу в комнату, бросаюсь к вам: «Здравствуй, мама?».

			‒ Нет, ты сначала выйди из дома и в дверь позвони, только не сразу. Дай мне время сосредоточиться.

			‒ А потом?

			‒ Потом обедом буду тебя кормить, ты мне расскажешь, как у тебя дела в университете, потом с посудой мне поможешь или отдохнуть приляжешь, а я около тебя посижу. Поговорю с тобой, пока Фёдор Петрович не приехал. Тебе до его приезда уйти надо будет.

			‒ Ясно, – усмехнулась Лёля. – Сценарий – зашибись.

			‒ Ты почему грубишь?

			‒ Ах, вам не нравится? Так вы себе кого-нибудь другого, повежливей, поищите. Я если останусь, так ещё в доме курить буду.

			‒ Нет, мы с Фёдором Петровичем табак не выносим. Да и моя Ируня не курила.

			‒ А теперь закурит, – твёрдо сказала Лёля. – Вначале в тайне от вас, а потом вы всё узнаете, она сознается, покается, вы пожурите, и мы обе пройдём через очистительные слёзы. 

			Глаза Ларисы Григорьевны загорелись.

			‒ Ты думаешь? Да, это будет хорошо. А что же я Фёдору Петровичу скажу?

			‒ Это дело ваше. Вы, кажется, умеете находить слова. 

			Лариса Григорьевна задумчиво кивнула, видимо, что-то прикидывая в уме.

			‒ Когда приедешь?

			‒ Только в выходные. Я работаю.

			‒ Но…

			‒ Не обсуждается.

			‒ Ладно, – покорно согласилась Лариса Григорьевна. – В субботу?

			‒ Или в воскресенье.

			‒ Но когда же? Мне нужно знать.

			‒ Я, Лариса Григорьевна, на неделю вперёд не вижу. Сидите, готовьтесь, монологи репетируйте. Потом разыграем.

			‒ А Федя?

			‒ А что – Федя? Уедет на выходные в город, будет премного доволен. От вас отдохнёт.

			‒ Это так, – кивнула Лариса Григорьевна, совсем не обидевшись.

			‒ Я поехала, – холодно и зло сказала Лёля.

			Она стояла, сжав руку в кулак, и разглядывала кольцо. На душе её было холодно и ясно.

			По дороге домой в какой-то дикой экзальтации она размышляла, сколько раз надо будет съездить к Ларисе, чтобы вытянуть из неё всё. Выходило что-то много. «Полная ставка», ‒ мысленно прикинула Лёля. «Надо брать дороже. Только она не даст. Хитрая очень». Нелепые эти мысли покатились дальше таким образом, что предложение Ларисы Григорьевны вдруг перестало казаться странным. Наоборот. Тяжёлые и неприятные минуты, пережитые в гостиной Ларисы Григорьевны, как-то странно исказили действительность. «Загробная игра», как она мысленно называла сумасшедшее предложение Ларисы Григорьевны, показалась ей извращённой, но смешной и волнующей, немножко, конечно, и стыдной, но стоящей где-то у порога неведомого, вроде спиритического сеанса. Хорошо оплачиваемого спиритического сеанса, – напомнила себе Лёля. Она поверила Ларисе Григорьевне безоговорочно и всё время мечтала и прикидывала, как она потратит богатства Марьи Борисовны. «Как в жизни-то получается удивительно! ‒ думала Лёля. – Когда мы маленькие были, она копила, прятала, а я бегала у неё перед глазами. Наследница. А она и знать не знала. Мне предназначено было. Круг замкнулся, нужно только руку протянуть. А Мишка дурак. Всё мне достанется, а он и знать не будет ничего».

			Лёля впала в какое-то лихорадочное состояние. Раз надев на палец полученное от Ларисы Григорьевны кольцо, она с ним уже не расставалась. Часто подолгу разглядывала не снимая. Большой и чистый камень был окружён мелкой бриллиантовой россыпью. Лёля специально подставляла кольцо под лампу или солнечные лучи и любовалась сверканием камней. Костик кольцо не заметил, а Галя увидела сразу. Спросила:

			‒ Откуда кольцо такое?

			‒ Костик подарил, – легко соврала Лёля.

			‒ Ха! Твой Костик на колготки не наскребёт, ты ври умнее. Впрочем, мне всё равно. 

			Лёля ничего не ответила.

			‒ Ты дай посмотреть.

			Лёля сняла кольцо, протянула матери, и та долго разглядывала его снаружи и внутри. Потом вздохнула и отдала.

			‒ Очень дорогое. Ещё, что ли, любовника завела?

			‒ Оставь, мама, это неважно, – загадочно сказала Лёля, возвращая кольцо на место, на безымянный палец правой руки. 

			Она дала кольцу имя – назвала его «Саванна», потому что ей казалось, что трава в Африке должна быть вот такого цвета. Как бриллиант оставляет черту на стекле, так «Саванна» поставила тонкую преграду между ней и всеми другими, оставив только маленький проход к Ларисе Григорьевне.

			Через неделю, снова в воскресенье, Лёля отправилась на дачу. В субботу она была свободна, думать ни о чём не могла, кроме визита к Ларисе Григорьевне, но не поехала к ней, чтобы как следует помучить старуху. 

			В тот день она волновалась, как перед выходом на настоящую сцену. Всю дорогу до дачи копила в себе то сложное состояние, которое, она знала, понадобится ей для игры. 

			В посёлке, тихом и сумрачном, не было ни души. Машина Фёдора Петровича отсутствовала, как и договаривались, и, в сильнейшем напряжении поднявшись на крыльцо, Лёля позвонила. Лариса Григорьевна открыла сразу. На Лёлю пахнуло запахом пирогов и жареного мяса. С утра Лёля только выпила с Костей кофе, но голода из-за волнения не ощущала. Есть захотелось, только когда она вошла в дом.

			‒ Здравствуй, – сказала Лариса Григорьевна, тревожно и выжидательно глядя на Лёлю. – А я знала, что ты в субботу не приедешь. Вот. И права оказалась. Проходи.

			Лёля прошла в переднюю, но раздеваться не стала.

			‒ Ну что, вы готовы?

			‒ Я… да.

			‒ Тогда я выхожу, вы ведь так хотели? Потом позвоню через пару минут. Будьте готовы. Я первая начну, подам вам реплику.

			‒ Хорошо, – глядя на неё как заворожённая, кивнула Лариса Григорьевна.

			Лёля вышла и остановилась на крыльце. Стоял сырой февральский день с плотными низкими тучами, сулившими, видимо, скорый снегопад. В тишине громко каркали вороны, и только где-то далеко истерически сигналила машина. Лёля закурила сигарету, сильно затянулась и выпустила дым вверх, к самым тучам. Она стояла, прислушиваясь к далёкому автомобильному клаксону, который то затихал, то начинал сигналить вновь. «Дети, наверное, балуются», ‒ подумала Лёля, кидая окурок в сугроб. Маленькое чёрное пятнышко изуродовало девственное совершенство снега. Лёля повернулась к двери, глубоко вздохнула и позвонила.

			‒ Мамочка, здравствуй! – сказала она хрустальным голосом, заключая Ларису Григорьевну в объятья. – Я пока со станции шла, страшно замёрзла. Чаю горячего хочется.

			Лариса Григорьевна стояла растерянная, моргала, не находясь с ответом. Лёля энергично, по-хозяйски, разделась и сказала:

			‒ А где мои тапочки? Ты куда их поставила?

			‒ А, ‒ сказала Лариса Григорьевна хрипло, ‒ я... ‒ Она снова замолчала, замешкалась. ‒ Я сейчас найду, засунула куда-нибудь. – Она присела на корточки и достала старые мужские стоптанные.

			‒ Мамочка, что ты, это же папины. А где мои? – Лёля улыбалась ласково и ободряюще.

			‒ А я… я убиралась и спрятала, – сообразила Лариса Григорьевна. – Сейчас принесу, – И молодой походкой, чуть не вприпрыжку, она пошла в комнаты и вернулась с парой щегольских новых тапочек, украшенных хорошенькими меховыми помпончиками.

			‒ А я, деточка, старые-то твои выкинула, а вот эти как раз тебе приготовила. Помнишь, что папа из-за границы привез?

			Лёля бросила одобрительный взгляд на Ларису Григорьевну.

			‒ Спасибо, мамуля.

			Тапочки пришлись как раз в пору, и она подумала: «Прямо как кольцо. На меня». Снимая сапоги, Лёля нагнулась, и «Саванна», лежавшая в маленьком кармашке плотно обтягивавших джинсов, дала о себе знать, впившись в бок. Лёля специально спрятала кольцо в карман, по-детски опасаясь, что Лариса Григорьевна отберёт. Кольцо в кармане сильно подбодрило Лёлю, она выпрямилась и, войдя в гостиную, плюхнулась на диван. Лариса Григорьевна с озарённым лицом робко вошла за ней и встала у двери, видимо, не зная, что говорить. Лёля же, ощущая себя хозяйкой положения, обвела комнату спокойным взглядом и, остановившись на Ларисе Григорьевне, сказала:

			‒ Как же дома хорошо! Я, мамуля, ехала и замёрзла. О чае мечтала. А тут у тебя такие запахи оказались, что впору обедать.

			‒ А я, деточка, тебя ждала, обедик приготовила. Сейчас кормить тебя буду. Отдохни.

			Лариса Григорьевна бросилась на кухню и застучала посудой.

			‒ Я отдыхать не хочу. С тобой пойду, – сказала Лёля и, поднявшись, прошла на кухню. – Что у тебя тут?

			‒ Пирожки с капустой и мясо тушёное. Как ты любишь.

			‒ Обожаю! Где пирожки? – Лёля сняла белоснежное полотенце с аккуратной плетёной корзинки, сунула туда нос. Румяные пирожки чудесно пахли, и она, тут же выудив один, откусила.

			‒ Что ты… ‒ Лариса Григорьевна запнулась, ‒ Ируня… аппетит перебьёшь.

			‒ Не-а, – жуя пирожок, ответила Лёля. – Первый пирожок, особенно твой, самый вкусный.

			Она облизала губы и, ничуть не смущаясь, обняла Ларису Григорьевну сзади за плечи, как сделала это недавно в прихожей. Лариса Григорьевна напряглась, а потом, судорожно всхлипнув, расплакалась.

			‒ Уйди, – сказала она сдавленно. – Всё не то. Это не ты. Уйди, – она села за стол, обхватила голову руками, сидела, скорбно сгорбившись. – Я думала… я мечтала…

			‒ Всё получится, – тихо и проникновенно сказала Лёля. – Нужно немножко постараться.

			Лариса Григорьевна замотала головой. 

			‒ Ты посиди, я сама на стол накрою, – сказала Лёля, открывая буфет. Она достала тарелки, поставила их на стол и, подойдя к плите, спросила:  ‒ А супа нет?

			‒ Вчерашний, в холодильнике. – Устало сказала Лариса Григорьевна, сморкаясь в платок. – Лёля достала суп, подняла крышку, понюхала ‒ оказались щи.

			‒ Прекрасно, щи с пирожками. Сейчас на славу пообедаем.

			‒ Не хочу. Не знаю, что говорить, – замотала головой Лариса Григорьевна. 

			‒ Ничего не говори. Просто поешь. Я говорить буду.

			Разогрев щи, Лёля разлила их по тарелкам, села напротив Ларисы Григорьевны и сказала:

			‒ Погода омерзительная. Сегодня точно снег пойдёт. Не люблю зиму. А в городе – так совсем тоска.

			‒ Тоска, – согласно кивнула Лариса Григорьевна, механически поднося ложку ко рту. – Не могу от неё избавиться. 

			Лёля, не отвечая, накрыла её руку своей. 

			– Ты ешь, не стесняйся, – вздохнув и, видимо, несколько успокоившись, сказала Лариса Григорьевна. Доев молча щи, она посмотрела на Лёлю с надеждой. ‒ Может быть, ещё раз попробовать?

			‒ Обязательно, – поддержала Лёля. – Только ты меня по имени не называй. Пока. А я тебя обнимать не буду. В этом вся штука. Пока ещё рано.

			‒ Рано?

			‒ Ну да. Привыкнуть надо, въехать.

			‒ Как на лыжах? – спросила Лариса Григорьевна и затряслась от мелкого беззвучного смеха, представив, как она на лыжах въезжает в свой чистый и холодный, как операционная, дом.

			Лёля тоже увидела Ларису Григорьевну цепляющуюся длинными лыжами за мебель, и ей тоже стало смешно. Смеясь они жевали пирожки, и Лариса Григорьевна вдруг спохватилась:

			‒ А мясо?

			‒ Да, а что с мясом?

			‒ Забыла я про него. А ведь вышло неплохо. Во всяком случае, я очень старалась.

			‒ Попробуем, – с энтузиазмом сказала Лёля. 

			Лариса Григорьевна поднялась, стала бодро расхаживать по кухне, доставая то одно, то другое, положила Лёле и себе по полной тарелке дымящегося тушёного мяса, а в салатницу – домашнюю квашеную капусту. Набрав побольше воздуха и глядя куда-то поверх Лёлиной головы, Лариса Григорьевна сказала:

			‒ Ты всегда такое любила. И капусту мою.

			‒ Я и сейчас люблю. Научи меня так готовить.

			‒ Правда? – обрадовалась Лариса Григорьевна. – Нет, у тебя на это времени нет. Ты занята. Ты ведь диссертацию пишешь.

			Она осторожно, искоса посмотрела на Лёлю.

			‒ Ерунда. Надо же и отдохнуть когда-то. А потом, ‒ говорила Лёля с набитым ртом, ‒ вот я замуж соберусь, чем мужа буду кормить? – Ей вспомнились Костиковы сосиски. ‒ Не сосисками же. Хорошему мужу нужна хорошая еда, – рассудительно добавила она.

			‒ Верно, – подхватила Лариса Григорьевна. – Только сейчас хорошего мужа днём с огнём не сыщешь. Нужен такой, чтобы тебя обеспечивал. Как Фёдор Петрович меня.

			‒ Да и в прежние времена таких не много было, – поддакнула Лёля. – Нужно, чтобы обеспеченный и положительный.

			‒ Связи нужны. Это самое важное. Личную жизнь строить на авось нельзя. 

			‒ Вот и Ветчинкина так говорит.

			‒ Это кто такая? – насторожилась Лариса Григорьевна.

			‒ А это однокурсница моя. Неужели я тебе про неё не рассказывала?

			‒ Нет, расскажи, – Лариса Григорьевна отодвинула от себя пустую тарелку.

			‒ Ну… Ветчинкина и Ветчинкина, ничего особенного. Она некрасивая ужасно. Просто, можно сказать, страшная. И никто за ней не ухаживает, а ей, между прочим, замуж хочется, и детей. Ведь имеет же право, разве нет? – Лариса Григорьевна кивнула. – Ветчинкина не отчаивается, ищет. Пока, правда, безуспешно. Так вот, она к браку рационально подходит, чувства отметает. Она думает, что так вернее. 

			‒ Конечно, – согласилась Лариса Григорьевна. – Твоя Ветчинкина – девочка с головой. А то, что некрасивая, так это неважно. Сколько я красавиц одиноких повидала! Красота эта – тьфу! Не нужна ни для чего. Да и отцветаем мы, женщины, быстро. Главное ребёнка заиметь и потом уж за него держаться.

			‒ Ну… муж хороший это тоже... 

			Лариса Григорьевна нетерпеливо махнула рукой, перебила:

			‒ Лишь бы ребёночка сделал и содержал безбедно. Ребёнок требует значительных средств. – Она помолчала, опустив глаза, пошевелила губами, добавила: ‒ Ответственность большая.

			‒ Давай, я посуду помою, – предложила Лёля, потому что увидела, что Лариса Григорьевна опять помрачнела. «Как бы снова не принялась плакать», ‒ подумала она, вставая и принимаясь собирать со стола.

			‒ Ни-ни-ни! – всполошилась Лариса Григорьевна, вскочила, принялась вырывать у Лёли грязные тарелки. – Сиди, я сама, мигом.

			Она действительно быстро и ловко, как автомат, перемыла посуду, а Лёля смотрела в окно на сумрачный сад. Пошёл снег. Белые мухи торжественно парили в безветрии, медленно опускаясь на деревья. «Пора идти. Или рано?» Она украдкой посмотрела на часы. «Половина второго. Сколько она сегодня заплатит? Ведь не может же она каждый раз по такому дорогому кольцу давать? Или может? Чёрт, ничего неизвестно».

			‒ Ну вот, – сказала Лариса Григорьевна, входя и вытирая мокрые руки. – Теперь можно и чай пить. Или ты кофе хочешь?

			‒ Лучше кофе, – отводя взгляд от окна, ответила Лёля. – И сладкого не надо, да и тебе вредно.

			‒ Хорошо. Я сейчас сварю, но у меня и растворимый есть. Хороший.

			‒ Свари лучше. 

			Лариса Григорьевна снова засуетилась, доставая джезву и малюсенькие чашечки. По кухне распространился густой кофейный аромат, и Лариса Григорьевна сказала с гордостью:

			‒ Я всё самое лучшее люблю. Федю посылаю только напротив Почтамта кофе покупать. Там сразу видно, что товар хороший, не эрзац какой-нибудь. А вообще всё мельчает. – Она покачала головой. – Что же ты…

			‒ Сахар дай, пожалуйста, – перебила Лёля. – Кофе удачный.

			Лариса Григорьевна встала за сахаром и, возвращаясь за стол, робко прикоснулась к Лёлиным волосам. Потом убрала руку и села, вздохнув и отвернувшись к окну.

			Допив кофе, Лёля поставила чашку, помедлила немного и сказала:

			‒ Поздно. Мне, видимо, пора. 

			Лариса Григорьевна повернулась к ней. Лицо у неё стало вновь замкнутым, и, поджав губы в нитку, она обронила:

			‒ Да, конечно. Посиди, я сейчас принесу. 

			Лёля неожиданно для себя проговорила:

			‒ Не надо, Лариса Григорьевна, бог с ним. Ничего мне не надо. Да у нас, вроде бы, и не вышло ничего.

			Лариса Григорьевна тяжело вздохнула.

			‒ Ты не можешь судить. Всё не так, конечно, как я предполагала. Но… я хотела бы, чтобы ты приехала снова. Мне нужно. Мне… очень важно попробовать ещё раз. А оплата, как договорились. Я тебя просто так не отпущу. Мне… ‒ она запнулась ‒ благодеяний не нужно. Если я тебе сейчас не заплачу, ты в другой раз не приедешь.

			Лариса Григорьевна ушла в комнаты и вернулась с двумя золотыми монетами. Положила их на стол перед Лёлей, чуть-чуть придвинув к ней указательным пальцем.

			‒ Окей, как хотите, – Лёля смахнула монеты в кулак, небрежно сунула в карман.

			Она вышла в прихожую, оделась и, стоя уже в дублёнке, сказала, предупреждая вопрос Ларисы Григорьевны:

			‒ В следующие выходные приеду. В какой день – не знаю. 

			Лариса Григорьевна только кивнула, и Лёля вышла из дома.

			В сыром воздухе тихо падал крупный снег. Она не оборачиваясь быстро пошла к калитке, спиной чувствуя тяжёлый взгляд Ларисы Григорьевны: Лёля не сомневалась, что та смотрит в окно. В каком-то нервном, почти истерическом состоянии она всю дорогу почти бежала на станцию. Сев в электричку, оглянулась по сторонам и, убедившись, что никто на неё не смотрит, вынула «Саванну» и надела на палец. Кольцо хранило тепло её тела, сияло африканской зеленью, было прекрасно. Оторвав взгляд от «Саванны», уставилась в окно, в белую пелену.
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			Так она стала ездить раз в неделю играть в их с Ларисой Григорьевной «загробную игру». Она нарочно никогда не говорила, когда приедет, хотя ей, собственно, было всё равно. Из этого вышла ещё одна маленькая игра ‒ в кошки-мышки. Лариса Григорьевна готовилась к концу недели, ждала, томилась и никогда не знала, будет ли это суббота или воскресенье. Кажется, обеим это нравилось, а «загробная игра» набирала силу, правдоподобие, свой собственный смысл и сюжетные повороты. Бедная Ируня как-то истаяла, отодвинулась назад. Её образ уже не висел непрерывно даже над Ларисой Григорьевной. Что там происходило, о чём думала Лариса Григорьевна всю неделю, Лёля не спрашивала. Сложилось же так – и Лариса Григорьевна говорила так мужу, что Лёля приезжала на обед, а он был уже поводом для сложной, мучительной игры. Каждый раз Лариса Григорьевна аккуратно платила, то больше, то меньше, и Лёля завела себе тайник, куда складывала наследство Марьи Борисовны. 

			Она долго думала, где держать заработанное, и наконец придумала. Не имея своего угла, складывала всё в носок, а носок прятала в сапог из старой пары, которую надо было бы выкинуть, да руки не доходили и жалко. Сапоги лежали у Кости на антресолях в отдельной коробке, в углу, и Лёля очень о них беспокоилась. Золота и камней становилось всё больше, и совершенно непонятно было, что с этим делать. Лёле хотелось всего. Мелькавшие в её воображении шубы, машины и дорогая одежда – всё это оставалось мечтой, как и прежде, потому что купить это можно было за обыкновенные деньги, а вовсе не за николаевские десятки, тяжёлым грузом томившиеся в старом сапоге. 

			Как-то в Столешниковом, в «Мехах», она увидела немецкие норковые шубы и аж зубами заскрежетала от обиды. Серебристая норка дивной красоты стоила огромные деньги, но эти деньги у Лёли были, были! На себе почувствовав всю правду басни «Лиса и виноград», Лёля поняла, что хватит! Ценности нужно реализовать, тем более что совершенно неизвестно, сколько за них можно выручить. Однако она всё тянула, не решалась, ждала неизвестно чего. Точку в Лёлиных колебаниях поставила Лариса Григорьевна, в начале лета расплатившаяся бриллиантовым браслетом. Браслет был чертовски хорош и очевидно дорог. Когда Кости не было дома, она, пугаясь каждого шороха, лазила на антресоли, любовалась браслетом, роскошным сиянием камней. Она отнюдь не изменила своей первой любви, красавице «Саванне», теперь всегда бывшей с ней, на безымянном пальце правой руки. Но как же горел своим благородным огнём браслет! Носить его не было никакой возможности: он был слишком дорогой, но Лёля дала себе слово не продавать его без крайней нужды. 

			Между тем наступило, как уже было сказано, лето, и ездить к Ларисе Григорьевне становилось затруднительно: все съехались на дачи. Приехали крикливые Аксельроды, которых было что-то уж слишком много. Пару раз наведывалась Галя с Рубеном. Недовольно охая, она наводила порядок перед заездом дачников. Потом прикатили сами дачники с детьми и собакой. Стало шумно. Лёля, ни к кому не заходя, пробиралась к Васильевым, радуясь, что Мишка не навещает отца. 

			Вообще бурно начавшиеся отношения с Аксельродом и тётей Дорой за весну почти сошли на нет. Устроившись по протекции Доры Михайловны на работу, Лёля сильно сократила визиты – ведь с самой Дорой Михайловной она виделась почти каждый день. А Миша, страшно радовавшийся, что ему больше не напоминают про Марью Борисовну и не заставляют копать клады, благоразумно помалкивал, стараясь не привлекать Лёлино внимание. 

			Теперешнюю жизнь Лёли можно было назвать совершенно приятной. Она получила, как и мечтала, хорошую работу. Бывала по-прежнему на вечерах Вероники Сергеевны. Костя любил её, и жить с ним было удобно. Ветчинкина только головой качала и с завистью спрашивала, как это Лёле удалось так его приручить. Словом, всё было хорошо – если не думать о злосчастном сапоге с его содержимым и не мечтать о шубе! 

			Норковое манто стало для Лёли сущим наваждением. Пришла весна, а за ней и лето, но в Лёлином воображении всё мели метели и она шла по улице Горького, высоко задрав подбородок, и нежный мех приятно щекотал шею, укутывал её всю, чуть не до пят. Она представляла себе, как она так идёт, а у книжного лотка стоит Аксельрод и, вытаращив глаза, смотрит на неё, плывущую в облаке из голубой норки. На Мишке курточка дутая, дешёвая, шапка из нутрии. Вот не хотел он сокровища искать – так поделом же ему!

			Лёля наконец решилась и, достав из сапога скромное колечко с камушком, отправилась в скупку. Отстояв порядочную очередь среди разношёрстной, но в целом довольно жалкой публики, подошла к оценщику, с волнением ожидая его приговора. Щуплый человек с какими-то липкими, обсыпанными перхотью волосами (Лёле хорошо была видна его макушка) придирчиво повертел кольцо, изучил его под лупой, взвесил, капнул и назвал такую цену, что Лёля оторопела.

			‒ Это бриллиант? – спросила она тихо и даже как-то вкрадчиво.

			‒ Да, – ответил оценщик.

			‒ А почему же так мало?

			‒ Вкраплений много, трещина. Камень средний.

			‒ Но ведь кольцо старинное, работа хорошая.

			‒ Принимаем как лом, – безучастно сказал оценщик. ‒ Будете сдавать?

			‒ Нет, – зло ответила Лёля и отошла от окошка. 

			Оценщик покосился на кольцо, но ничего не сказал. Лёля постояла ещё немножко в стороне, злая и растерянная, и пошла на улицу. Здесь, в скупке, очевидно, творился бессовестный обман. Кольцо нужно было продавать частным образом. Стоя на крыльце ювелирного магазина, она пыталась сообразить, как же, собственно, ей следовало поступить. Добро, если бы у неё только это кольцо и было: нашла бы, где продать, хоть на работе. Но в заветном сапоге набралось уже так порядочно, что, вздумай она продавать среди знакомых, тут же возникли бы вопросы. «Гале толкнуть», ‒ мелькнула блестящая мысль. С этой мыслью, которая ей сразу понравилась, она спустилась со ступеней, как вдруг густой бас позади негромко и интимно сказал:

			‒ Девушка, это вы сейчас кольцо с бриллиантом оценивали?

			– Я, – удивлённо оборачиваясь, сказала Лёля.

			Позади неё стоял здоровый дядька с лицом, похожим на сырую котлету.

			‒ Разрешите с вами побеседовать. Только здесь неудобно, – он кивнул на шумящие под резкими порывами ветра деревья, – того и гляди, дождь пойдёт. Вот моя машина, давайте там и присядем.

			У обочины действительно стояли старые неприметные «Жигули» не поймёшь какого цвета, и Лёля неожиданно для себя взяла и села в машину. Незнакомец моментально оказался на водительском месте, обдал Лёлю запахом крепкого мужского одеколона и, тяжело повернувшись своим большим телом в тесном салоне, пробасил:

			‒ Валентин.

			Он протянул Лёле большую руку без двух фаланг безымянного пальца, но с множеством наколок. Улыбнулся. Рот был полон золотых зубов.

			«Уголовник», ‒ подумала Лёля и сразу испугалась. Ей захотелось выскочить из машины, но остановила дурацкая мысль, что выглядеть она будет глупо. Лёля сидела, тупо глядя на его протянутую руку, себя не называла, а только мучительно пыталась сообразить, нужно ли придумать другое имя, а если нужно, то зачем?

			‒ Меня зовут Валентин, – настойчиво повторил он. – А вас как называть?

			Ничего не придумав, Лёля прокаркала:

			‒ Ольга.

			‒ Очень приятно.

			Валентин расплылся в улыбке, от чего стал ещё страшнее. 

			Лёля оторвала взгляд от его ужасного рта и наткнулась на маленькие и очень злые серые глазки, казавшиеся крошечными на огромном лице. 

			‒ Вы кольцо хотели продать, – твёрдо сказал он. – Покажите, пожалуйста.

			Лёля вцепилась руками в сумку. Валентин снисходительно и, как ему казалось, ласково пробасил:

			‒ Не стоит опасаться.

			Лёля, негнущимися пальцами расстегнула сумку, покопалась в ней и, мысленно повторяя себе: «Дура, не делай этого, беги, дура!», ‒ достала кольцо и отдала его Валентину.

			‒ Ага! – сказал Валентин, поднеся кольцо к своим крошечным глазкам. – Кольцо хорошее, вы правильно сделали, что в скупке не оставили. Можете взять за него хорошую цену.

			‒ А сколько? – робко спросила Лёля. 

			‒ Ну я не знаю, – Валентин развёл руками, отдал ей кольцо. – Я не специалист, такими вещами не занимаюсь. Вы специалиста спросите.

			‒ Какого специалиста? – тупо спросила Лёля.

			‒ Ну не знаю, какого. Знающего.

			«Так, ‒ подумала Лёля, – удивительно: кольцо отдал. Ведь мог, мог же забрать и из машины вытолкнуть. Я бы его никогда не нашла».

			‒ Где же мне узнать, сколько оно стоит? – растерянно спросила она.

			‒ А вы знаете что, ‒ откинувшись на спинку, задушевно сказал Валентин, ‒ вы и в самом деле лучше в скупку его отнесите. Деньги плёвые, но зато надёжно. У вас же крайний случай. Ведь так?

			‒ А… да, не совсем, – промямлила Лёля и вдруг добавила: ‒ Может быть, вы возьмёте?

			‒ Я? – поразился Валентин. – Кольцо, конечно, хорошее… Но нет, не могу.

			‒ Что же мне делать?

			‒ А вот это кольцо вы тоже продаёте? – Валентин кивнул на «Саванну».

			‒ Нет, нет, – испугалась Лёля. – Это – нет, это от бабушки.

			‒ Конечно, – безразлично кивнул Валентин, – бабушкино не следует продавать. Ну что ж… приятно было с вами познакомиться.

			Он замолчал, выжидательно глядя на Лёлю.

			Надо было уходить. Лёля медлила в растерянности, пытаясь сообразить, что же теперь делать и как избавиться от кольца, которое вдруг стало ей обузой.

			‒ Может быть… ‒ неуверенно начала она.

			‒ Да? 

			Она вздохнула и договорила:

			‒ Может быть, ещё раз взглянете?

			‒ Ну… давайте, – нехотя согласился Валентин, и Лёля снова принялась копаться в сумке, извлекая кольцо.

			Валентин ещё раз, не глядя, покрутил его в руках, достал толстое портмоне и как-то очень ловко, не считая, как показалось Лёле, извлёк пачку денег и вложил её в Лёлину руку.

			‒ Спасибо, – ошарашено сказала Лёля, хотела пересчитать, но не решилась.

			‒ Вы пересчитайте, – посоветовал Валентин. 

			Лёля покорно, ничего не соображая, пересчитала деньги и не поняла, сколько их.

			‒ Ну вот. С этим покончили. Если вам есть что ещё предложить, ‒ веско сказал Валентин, ‒ можно обсудить.

			‒ У меня есть… кое-что, – сказала Лёля.

			«Зачем я это говорю?» ‒ ужаснулась она и тут же почувствовала, что уже поздно, невозможно отказаться.

			‒ Да? А что именно?

			‒ Ну… так…

			‒ Похвальная осторожность, – одобрительно кивнул Валентин. – В этом деле главное, знаете ли, не переборщить. Ведь положение какое?

			‒ Какое? – испугалась Лёля.

			Ей пришло в голову, что он, может быть, вовсе не уголовник, а из милиции или КГБ, и ей стало совсем плохо.

			‒ Скупка цену не даёт, но имеются люди, как мы с вами, которым жить-то надо. Одним нужно избавиться от ценностей, другим, напротив, их приобрести. Однако на пути и тех и других есть различные препоны. Вот тут-то, ‒ он внимательно посмотрел на Лёлю, ‒ и следует соблюсти баланс между осторожностью и разумным риском. 

			Лёля недоверчиво усмехнулась.

			‒ Вы напрасно усмехаетесь. Совсем напрасно. В данном случае рискую я, а не вы. Удивлены? – Лёля неопределённо пожала плечами. – Сейчас я вам докажу. Это очень просто. Откуда мне знать – то кольцо, которое я только что у вас купил, может быть, оно фальшивое? В скупке вы оценивали одно, а мне продали другое. Такое случается сплошь и рядом.

			Лёля страшно развеселилась. Страх испарился, и ей стало очень легко.

			‒ Я-то вам кольцо настоящее дала, а вот вы мне, может, дали фальшивые деньги. Откуда я знаю?

			‒ Браво, ‒ одобрил Валентин. – С вами можно иметь дело.

			Похвала этого опасного человека неожиданно оказалась приятной Лёле. Внешность его была, несомненно, отталкивающая, но в тоже время от него исходила такая сила и уверенность, что Лёле захотелось ему понравиться, вызвать его одобрение.

			‒ У меня монеты золотые есть. Несколько штук.

			‒ Какие?

			‒ Десятки николаевские.

			‒ Давайте посмотрим.

			‒ Они… не со мной.

			‒ Вы хотите их продать?

			Лёля кивнула.

			‒ Тогда давайте встретимся… ‒ Он достал еженедельник, полистал его. ‒ Ну хотя бы в среду, в семь часов. Вам подойдёт?

			‒ Да. А где? Здесь?

			‒ Здесь не стоит.

			‒ Я к вам не пойду, – быстро сказала Лёля.

			‒ А я вас и не приглашал. И к вам, заметьте, не набиваюсь, – улыбнулся Валентин.

			‒ Тогда как же? – растерялась Лёля. – Не в метро же.

			‒ Ни в коем случае. Мы с вами давайте вот что сделаем, – Валентин доверительно нагнулся к Лёле. ‒ Вон тот дом видите?

			‒ Да.

			‒ Встретимся там во дворе. Я буду вас в машине ждать. Вы мою машину запомнили?

			Лёля оглянулась, осмотрела салон.

			‒ Не очень-то.

			‒ Ну выйдете – посмотрите внимательно да заодно и номер сверьте, чтобы уж совсем не ошибиться. – Валентин достал листок бумаги и написал номер. – Вот, возьмите. И вам спокойнее будет.

			Лёля взяла бумажку и не глядя сунула в сумку.

			‒ Ладно, приду, – не поднимая глаз, буркнула она. – Я пошла, до свидания.

			‒ Всего хорошего.

			Лёля вышла из машины и оглядела её. Запомнить не было никакой возможности. Не старая и не новая, не чистая и не грязная, не светлая и не тёмная, а какая-то, кажется, бежево-серая. «Хорошо, что номер дал», ‒ подумала Лёля, повернулась и пошла к метро. Она слышала, как Валентин завёл машину и уехал. 

			По дороге домой она всё время думала о разговоре с Валентином. Однако разговор в машине как-то неожиданно исчез, растворился, а вместо него остались только толстые губы, золотые зубы и пальцы в наколках. Да, и ещё, конечно, – и это самое главное! – уродливый палец-обрубок, маленькая отвратительная культя. Изуродованная рука всё время стояла перед её глазами. «Он бандит, ‒ думала Лёля. – Как же меня угораздило, дуру несчастную, сесть к нему в машину, продать кольцо да ещё о встрече уговориться? Я ненормальная. С этим Валентином можно в историю вляпаться. Нет-нет-нет. Продала кольцо – и довольно. Он про меня ничего не знает, встречаться с ним ни в коем случае не следует». Приняв решение, Лёля успокоилась, но неприятный осадок остался. Она сегодня сделала что-то, очевидно, неправильное. 

			Дома, пока не было Костика, она пересчитала деньги. Валентин ей дал гораздо больше, чем предлагали в скупке, но не так много, как ей показалось. Сумма получилась неплохая, однако Лёля рассчитывала на большее. Этот Валентин не даст лишнего, прижимистый, видно. Мысль, что Валентин мужик прижимистый, Лёлю успокоила. Она почему-то подумала, что такой человек, холодный и расчётливый, не может быть уголовником. Кроме того, речь Валентина выдавала человека образованного. Но зубы, наколки… Лёля совершенно запуталась и решила, что думать об этом совсем не стоит, раз она всё равно на встречу не пойдёт. Ну его на фиг, этого Валентина! 

			Пришел весёлый Костик, и от сердца у Лёли вовсе отлегло, словно она никуда и не ездила. 

			‒ У Горохова день рождения, – говорил Костик, жаря яичницу себе и Лёле. ‒ Хрен его знает, что ему подарить. Ты как думаешь?

			‒ Не знаю, – равнодушно сказала Лёля. – Бутылку ему подари. Я заметила, он что-то пьёт много.

			‒ Точно. А если серьёзно? Придумай, Лёлька, а?

			‒ Отстань, сигарету дай.

			Костик кинул ей пачку, Лёля закурила и сказала:

			‒ Был бы он баба – тогда колготки. А так… Не трусы же ему дарить. Слушай, идея! У нас на работе одна баба презики импортные толкает. Горохов доволен будет. 

			‒ Точно! – восхитился Костя. – А дорого?

			‒ Я не спрашивала. А знаешь, как называются?

			‒ Ну?

			‒ «Робинзон».

			‒ Что – Робинзон?

			‒ Презики «Робинзон». Обалдеть, какое название. Упаковочка зелёненькая, и на ней та-а-а-кой пупсик… ‒ гнусаво и манерно протянув длинное «а-а-а», Лёля рассмеялась. ‒ Я завтра, Кот, куплю. 

			‒ А у тебя бабки есть?

			‒ Ага. А вот чего у нас нет, это кетчупа. Хорошо яичницу кетчупом поливать. Ты, Кот, в жизни чего больше всего хочешь?

			‒ Я? Не знаю. Трахаться, наверное. А почему ты спрашиваешь?

			‒ Да просто так, – пожала плечами Лёля. – Вот я знаю, что до одури хочу шубу. Но, если вдуматься, ‒ на хрена она мне нужна? А вот что я хочу кроме шубы? Я сегодня думала-думала и…

			‒ Я, Лёлька, денег хочу. Ещё – путешествовать.

			‒ Ой, у тебя горит! – закричала Лёля.

			Костя быстро выключил газ и ловко разложил яичницу по тарелкам.

			– Ты ведь знаешь, я всю зиму и весну к Ларисе ездила, – неожиданно сказала Лёля.

			‒ Знаю, – Костик сразу насупился. 

			‒ Ну не обижайся, – ласково и тихо проговорила Лёля. – Такой я человек. – Костя молчал. – Аллё, Станчинский, кончай дуться! Понимаешь, она страшно одинокая, очень несчастная тётка. Не знаю, что ей в голову стукнуло, но она меня так просила, так просила. Никакой не было возможности ей отказать.

			‒ А библиотека?

			‒ А что библиотека? Я программы для Вероники делала. Там скукотища. Такие экземпляры доисторические собираются! Тётки замшелые.

			‒ А я не напрашиваюсь, – сердито, с вызовом сказал Костя.

			‒ Ну хорошо, виновата. В другой раз возьму. Помирились?

			‒ Помирились, ‒ вздохнул он. – Ну и что твоя Лариса?

			‒ Понимаешь, она мне подарок сделала.

			‒ Подарок? Какой?

			‒ Ты не поверишь. Только не говори никому. Кольцо дорогое и серёжки. Я брать не хотела, но она так обиделась!

			Костя удивлённо молчал.

			‒ Ну, скажи что-нибудь.

			‒ Странно это. Чего вдруг?

			‒ Ну так она же с приветом, я тебе говорила.

			‒ И что теперь?

			‒ Я думаю, продать нужно. 

			‒ А себе оставить разве не хочешь?

			‒ Деньги лучше, – пожала плечами Лёля. – Я сегодня в скупку ходила, приценивалась, но мало дают.

			‒ Ну так и не продавай. Сама носи. Дёшево отдавать жалко.

			‒ Может, ты и прав, – как-то поскучнев ответила Лёля.

			Она сразу пожалела, что сказала Косте о «подарке» Ларисы Григорьевны. В сущности, надо было помалкивать. Даже Костю удивила история про дорогой подарок, а как же другие? Никто не поверит, что просто так будут бриллиантовые серьги дарить, хоть бы и за душевное тепло. Ясно же было с самого начала, что про дела с Ларисой Григорьевной нужно молчать и молчать.

			Костя к этому разговору больше не возвращался – пропустил его, видимо, мимо ушей. Лёлино же решение не ездить на встречу с Валентином по мере приближения среды утратило твёрдость и начало оплывать, подобно кубику льда в стакане, пока совсем не растаяло. Заплатив совсем не дёшево за презервативы для Горохова, Лёля открыла для себя, как это здорово ‒ не нуждаться в деньгах. Она отдала деньги бестрепетно, сердце кровью не обливалось, потому что в сапоге было ещё много и работа у Ларисы пока не кончалась. Допустим, кольца можно не продавать – самой носить. Один день «Саванну», другой день – какое-нибудь другое. Всякой женщине так приятно. А что, позвольте спросить, делать с десятками? А парочка бриллиантиков без оправы? Это всё куда? Пусть так и лежит, как у Марьи Борисовны лежало? А сама в драных колготках, и туфли новые не на что купить? Выходило, что с Валентином встретиться стоит. Десятки уж точно в скупку не понесёшь. Но страшен, страшен был златозубый Валентин. Веяло от него чем-то таким, что совсем не нравилось Лёле. Она пару дней всё гадала, чем же он ей так не нравится, а во вторник вечером, стоя под горячим душем, внятно сама себе ответила. Вот тем и не нравится, что зубы золотые, наколки, пальца нет, деньги достаёт не глядя, но столько, словно заранее знает, сколько нужно. Одним словом – бандит. А то, что речь, как у образованного, так это, пожалуй, даже хуже. Наплевать на десятки, надо ювелира знакомого искать, а про Валентина забыть. Однако Лёля на всякий случай достала из своего тайника пару золотых монет, завязала их в носовой платок с мелкими цветочками и запрятала в глубины бестолковой и не очень опрятной своей косметички. 

			Вечером в среду, идя с Пятницкой к метро, она уже не сомневалась, что поедет на встречу, – впрочем, надеясь, что Валентин не придёт. Валентин пришёл. Его неприметная машина стояла во дворе. Лёля, все ещё колеблясь и оглядываясь по сторонам, села в «Жигули». Валентин сразу завёл мотор и поехал.

			‒ Куда? – пискнула Лёля, не ожидавшая, что машина тронется.

			‒ Так, покатаемся немножко. Да не бойтесь вы, – пробасил Валентин. 

			Приехали почему-то на смотровую на Ленинских, и Валентин сказал: 

			‒ Нуте-с, что у нас тут? Показывайте.

			Лёля, чувствуя себя до невозможности глупо, достала свой жалкий узелочек, долго развязывала и, наконец развязав, протянула Валентину. Тот скосил глаза, достал из кармана деньги и отдал их Лёле.

			‒ Куда вас подвезти?

			‒ К метро.

			Поехали. Валентин молчал, Лёля же, обескураженная его молчанием и тем, что он у неё больше ни о чём не спрашивал и ничего не предлагал, сжимала в руках деньги и думала, что вот теперь (а почему – неизвестно) придётся искать другого перекупщика. А где его, спрашивается, взять? Валентин, очевидно, был смирным и не обманул, деньги дал. А другой? Может, сразу же и обманет. Уже у самого метро, решившись, она сказала:

			‒ А как же дальше?

			‒ Что – дальше? – искренне удивился Валентин.

			‒ Я думала…

			‒ Уважаемая Ольга… ‒ он покосился на Лёлю.

			‒ Александровна.

			‒ Ольга Александровна. Да, что же дальше? Вы мне предложили, я купил. А дальше – ничего. У меня нет интереса за двумя червонцами ездить. Если у вас имеется солидное предложение, партия, – готов обсудить. А так, извините, не могу.

			‒ У меня есть, – брякнула Лёля. 

			‒ Ну вот и отлично. Только на этот раз вы уж потрудитесь, приходите ко мне. Будем смотреть. Я вам адрес напишу. – Валентин достал бумажку и написал адрес, протянул Лёле. – Вот, возьмите.

			Это было где-то на окраине, у самой кольцевой.

			‒ Я должна подумать, – сказала Лёля. – Дайте мне ваш телефон, я вам позвоню.

			‒ Извините, ‒ твёрдо сказал Валентин, ‒ телефон дать не могу, но готов звонить вам.

			‒ Нет, что вы, это неудобно! 

			‒ Вот видите, – укоризненно сказал Валентин. – Надо сейчас решать, Ольга Александровна.

			‒ Так, с ходу, я не могу, – каким-то задушенным и просящим голосом говорила Лёля. – Это неожиданно…

			‒ Ну что ж, тогда остаётся одно, ‒ он покосился на Лёлю, ‒ распрощаться. Было, так сказать, приятно познакомиться.

			Помолчали.

			‒ А если… если я с мужем приду или он один, без меня?

			‒ Пожалуйста, это ваше право. Муж, с мужем, без мужа, ‒ хохотнул Валентин, ‒ милости прошу. О цене с ним, в случае чего, договориться можно будет? Он в курсе?

			‒ Да-да, конечно.

			‒ Ну и чудесно. А больше нам и не нужно ничего. Как его зовут?

			‒ Кого?

			‒ Мужа.

			‒ Костя, Константин. 

			Валентин кивнул.

			‒ Значит, в понедельник, часиков в десять утра, будет в самый раз.

			‒ Почему в понедельник? Я на работе.

			‒ Отпроситься придётся, – развёл руками Валентин. – Большое дело мы с вами делаем. Или вот Костя пусть приходит. А за приятным разговором и доехали мы с вами быстро. 

			Валентин остановился не доезжая до метро, Лёля открыла дверцу, и он напомнил: 

			‒ Значит, в понедельник, в десять.

			Лёля ничего не ответила, как будто не слышала.

			В вагон метро она вошла, дрожа мелкой дрожью. Мысли в голове скакали, потные ладони скользили по поручням. Всё, всё, всё, что она делала, было неправильно. Валентин посадил её на крючок и водил, как глупую рыбу. Вновь вернулось ощущение, что он чертовски опасен и не надо с ним связываться. «Уже связалась», ‒ устало и обречённо сказала она себе. Ощущение было как во сне, когда знаешь, что нужно бежать, а ноги, налитые свинцом, не идут. Лёля понимала, что не нужно встречаться с Валентином, но также она знала и то, что обязательно пойдёт, надеясь на лучшее. Немного успокоившись по дороге, Лёля пришла домой с принятым решением отправить на встречу Костю, потому что сама она боялась. 

			Ожидая Костю, Лёля приготовилась: достала из сапога несколько монет, серёжки, кольцо и сложила всё это в старый чёрный кошелёк, неизвестно зачем болтавшийся в сумке. Вздохнула тяжело и нервно и села на кухне, положив руки на колени. Так, в напряжённом ожидании, словно в очереди к зубному, просидела довольно долго. Наконец послышался звук отворяемой двери: пришёл Костя. 

			Он сразу увидел, что с Лёлей творится что-то необычное. Она была бледна и сосредоточенна и, не поздоровавшись, сразу попросила его сесть, потому что ей надо с ним поговорить. Костино сердце упало. Матерное слово сигналом бедствия вспыхнуло в голове, и он подумал: «Так и должно было случиться. Сейчас она скажет, что уходит, нашла другого». 

			Облизав сухие губы, Костя сел на табуретку, потянулся к пачке сигарет, лежавшей на столе, чиркнул спичкой и закурил. Вкус у сигареты был горький, отвратительный. Ему совсем не хотелось курить: во рту было сухо, и нужен ему был только стакан холодной воды. Но он боялся шевельнуться, встать, открыть кран и так и сидел, куря гадкую сигарету. Лёля состояния его не заметила. Она глядела лихорадочным и пустым взглядом. Наконец сказала:

			‒ Помнишь, я тебе говорила, что мне Лариса Григорьевна подарок сделала?

			‒ Ну? – удивился Костя, ожидавший совсем другого.

			‒ И я в скупку ходила… Помнишь?

			‒ Помню. А в чем дело?

			‒ Ах, ни в чём! – вскрикнула Лёля. – Ни в чём совершенно. Я в скупке познакомилась с одним типом – то ли бандит, то ли нет, понять невозможно. Он хочет у меня эти вещи купить. Понимаешь?

			‒ Понимаю, – улыбнулся Костя, у которого отлегло от сердца. – Ты рассказывай, Лёлька, я только воды налью: пить страшно хочется.

			‒ Что ты веселишься? – взвилась Лёля.

			‒ Не веселюсь я, с чего ты взяла? – весело сказал Костя.

			‒ Нет, веселишься. А мне нужно, чтобы ты был серьёзен.

			‒ Успокойся, – он подошёл и нежно погладил её по голове. – Я серьёзен и слушаю тебя серьёзно. Какой-то мужик из скупки хочет купить у тебя драгоценности, я понял. Ну так продай.

			Он беззаботно пил холодную, гладкую, как стекло, воду.

			‒ Ты не понимаешь разве, что я тебе говорю? Он, может быть, бандит, я боюсь его.

			‒ Так и не надо с ним встречаться.

			‒ Как не надо? – повысила голос Лёля. Костя, видимо, не понимала того, о чём она толковала ему битый час. – Ты издеваешься надо мной, Костя? – с какой-то даже угрозой сказала она.

			‒ Лёлька, да всё в порядке, не нервничай. Ты просто скажи, что ты хочешь. Не ходи вокруг да около.

			Лёля сразу остыла, недоверчиво посмотрела на него и сказала:

			‒ Костик, может, ты сходишь вместо меня? То есть я думаю, мы пойдём вместе, я тебя на улице подожду, а потом, позже, поднимусь. Одной очень страшно.

			‒ Ну… ‒ протянул Костя, ‒ а иначе нельзя? Может, в другом месте продашь? Чёрт его знает… поискать где-нибудь?

			Лёля вздохнула:

			‒ Где же искать? Он мне уже два раза нормально заплатил. И сейчас наверняка всё обойдётся, просто… у него такая внешность.

			‒ Какая?

			‒ Неинтеллигентная, – рассмеялась Лёля.

			‒ Да, это, конечно, большой минус. Лёлька, а у нас пиво есть?

			‒ Вчера всё выпили. Я тебе сейчас покажу, что нужно продать.

			Она принесла и положила на стол кошелёк. Костя высыпал золотые монеты и драгоценности, присвистнул.

			‒ Подарила, говоришь, старуха? Чудеса! Что за дела у тебя, Лёлька?

			‒ Здесь всё честно, – горячо заговорила Лёля.

			‒ Да я ничего… Неужто я тебя в чём-то подозреваю? Какая ты глупая! Ты же как ребёнок! Птичка божья!

			‒ Птичка? – поразилась Лёля. – Курица я. Так пойдёшь вместо меня?

			‒ Пойду. Куда деваться? Хотя это, наверное, глупо. Глупо соглашаться, Лёлька, а?

			‒ Ничего не глупо, если ты меня любишь. 

			‒ А ты?

			‒ И я, конечно.

			‒ Тогда ничего, можно и пойти. 

			‒ В понедельник, в десять.

			‒ В понедельник так в понедельник, – беззаботно сказал Костя, думая, очевидно, уже о чём-то другом.
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			В понедельник на гадкую окраину поехали загодя, рано утром, и, преодолевая толкотню и давку, добрались на место к девяти. Запущенная многоэтажка уныло возвышалась посреди пустыря, заваленного строительным мусором. Вокруг, видно, хотели что-то строить, да так и не собрались. В этот утренний час здесь стояла тишина, не было ни души. Те, кто работали, уже давно ушли, а вездесущие старухи у подъездов ещё не появились. 

			Поднялись лифтом на нужный этаж, но Лёля прошла вверх ещё один пролёт и остановилась около мусоропровода. Костя позвонил в дверь. Никто не открыл. Костя позвонил ещё раз, ясно ощущая, что там, за дверью, никого нет. Третий звонок раздался также оглушительно в бездонной тишине подъезда – дверь не открыли. Костя тихо взбежал по лестнице и, почему-то шёпотом, спросил Лёлю:

			‒ Что будем делать? – Она не ответила, только пожала плечами. – Видишь, никого нет. Давай пойдём отсюда, а? 

			Лёля глянула на часы. 

			‒ Без пяти десять, – также шёпотом сказала она. – Давай подождём. Он сейчас, наверное, придёт.

			Костя пожал плечами и закурил, глядя в мутное от грязи окно.

			– Не кури, пожалуйста, – прошептала Лёля.

			‒ Почему?

			‒ Не знаю. Не кури. Я нервничаю.

			Костя закатил глаза и потряс головой, показывая, как нелепо Лёлино поведение. 

			Внизу хлопнула дверь подъезда, но лифт не вызвали. Кто-то стал подниматься по лестнице.

			‒ Иди к двери, – беззвучно шепнула Лёля, подтолкнув Костю к лестничному пролёту.

			Сердце её страшно забилось, и она отпрянула, чтобы Валентин её не увидел. Присев на ступеньки и прижавшись к перилам, увидела голову человека, поднявшегося на этаж. Это был не Валентин, а кто-то невысокий, с плотной фигурой борца, как показалось Лёле. Ей хорошо виден был его стриженый затылок.

			‒ Костя? – негромко спросил человек.

			Костя кивнул, улыбнулся, хотел что-то ответить, но парень легонько толкнул его согнутой в локте рукой. Костя удивлённо и бессмысленно открыл глаза и рот. Неизвестный приобнял Костю, поводил руками туда-сюда, повернулся и легко сбежал по лестнице вниз. Костя, всё с тем же бессмысленным выражением лица, уронил на грудь голову и сполз по стене.

			Лёля его больше не видела. Как только голова Кости упала и он съехал вниз, Лёля поняла, что неизвестный убил Костю. Она поняла это совершенно и окаменела, боясь не то что пошевелиться – вздохнуть. Беззаботные шаги всё стучали дробно по лестнице, пока не хлопнула дверь. От этого хлопка гул пошёл по подъезду. Наконец стало тихо. Лёля, чувствуя в голове пустоту, поднялась на ноги, по стеночке неслышно пробралась вдоль стены к окну и выглянула, схватившись рукой за мусоропровод. Ладонь ощутила что-то липкое и мокрое. Она машинально поднесла руку к носу и почувствовала запах тухлой рыбы, и раньше витавший в подъезде. «Кажется, это селёдка», – с тревогой подумала она. На улице никого не было. Она снова поднесла руку к лицу, понюхала грязную, перемазанную ладонь и удостоверилась, что да, это действительно была селёдка. Лёля тщательно вытерла руку о джинсы и спустилась вниз, к Косте.

			Костя лежал под самой дверью, нелепо вывернув ноги. Штанина задралась, и хорошо видны были нечищеный ботинок и белая волосатая нога. Лёля заметила вязкую лужицу, натёкшую на пол, твёрдо сказала себе: «Он умер», – мерным шагом спустилась по лестнице и, не оборачиваясь и не глядя по сторонам, вышла из подъезда и пошла к метро.

			«Aue Champs-Elysse, aue Champs-Elysse», – запел в её голове проникновенный мужской голос. Он пел всё одну и ту же фразу, пока Лёля ехала в метро. Джо Дасcен совершенно овладел Лёлиным вниманием, и она не замечала ничего вокруг. Она пыталась заставить его спеть что-нибудь ещё, но Джо Дасcен не поддавался, дальше петь не хотел, и Лёля подумала, что это, видно, оттого, что он тоже умер и потому нет у неё над ним власти. Эта мысль показалась ей занимательной, она хихикнула, чем поразила пассажиров, и, так размышляя о неподвластности мёртвых, вышла из метро и пошла к Косте на квартиру. 

			Она повернула ключ в замке, и Джо Даcсен моментально замолчал. Хотел поправиться и начать снова, но взял фальшивую ноту и, видимо, пристыженный, заткнулся. Наступила ватная тишина. Лёля ей обрадовалась, потому что песня, честно говоря, порядком ей надоела. Деловито и не торопясь она собрала пожитки, вытряхнула сокровища из сапога, взяла зачем-то и старые сапоги эти и, положив ключ на виду на кухонном столе, ушла из квартиры, тихо закрыв за собой дверь. Замок деликатно щёлкнул, и Лёля подумала, что да, с Костей покончено.

			Галина Ивановна только успела вернуться с работы и переодеться в шёлковый пеньюар, как открылась дверь и, вместо ожидаемого Рубена, появилась Лёля собственной персоной, с сумками и странным выражением лица.

			‒ Что случилось? – спросила Галина Ивановна.

			‒ Ничего. Я ушла от Кости. Разве не видишь? – капризным тоном ответила Лёля и прошла к себе в комнату.

			‒ Ты что, совсем вернулась? – воскликнула неприятно поражённая Галя. – Как же так?

			‒ А что, нельзя?

			‒ Да в общем-то… ‒ пожала плечами Галина Ивановна. Она просеменила за Лёлей в комнату и договорила, разглядывая Лёлино немногочисленное добро: ‒ Ты знаешь, это как-то неожиданно. Ты, разумеется, можешь сюда вернуться, да ты, собственно, окончательно и не уезжала. Тут твой дом. Но удобно ли тебе здесь будет?

			‒ Мне удобно. А вам?

			Лёля повернулась на каблуках, нагло и насмешливо глядя на Галю. 

			Галя, уже давно встревоженная мерзким запахом, неизвестно откуда взявшимся в квартире, наконец поняла, что он исходит от её дочери. То, что Лёля ушла от Костика, поразило её куда меньше, чем то, что от Лёли так пахло. Оглядев Лёлю с ног до головы, она легко установила, что источником вони были Лёлины дорогие джинсы.

			‒ Что с тобой, Лёля? – спросила не на шутку испуганная Галина Ивановна.

			‒ Я же сказала: ушла от Кости, – Лёля холодно рассмеялась.

			‒ При чём тут Костя? Ты грязная, от тебя несёт помойкой, и джинсы загублены.

			‒ Я не чувствую, – удивилась Лёля. – Наверное, где-нибудь прислонилась.

			‒ Прислонилась? Ты шутишь! У тебя вся штанина впереди в какой-то дряни.

			Лёля опустила глаза, увидела пятна на джинсах, поднесла ладонь к носу и ощутила тот самый запах, который был там, в подъезде. Она сглотнула и сказала:

			‒ Пойду в ванную, а джинсы выкину.

			‒ Как выкинешь? С ума сошла! Отстираются за милую душу. Сразу замочи в тазу.

			‒ Ага, – кивнула Лёля, – так и сделаю.

			Она пошла в ванную и сделала, как сказала мать. Тщательно вымыв руки, наполнила ванну, налила пену и забралась в воду. «Как хорошо, что воду горячую не отключили», ‒ подумала она и горько заплакала. Она плакала беззвучно, безутешно, жалея себя и Костю, сокрушаясь о невозможности вернуться в сегодняшнее утро, когда ещё можно было повернуться и уйти. Она спрашивала себя, виновата ли в смерти Кости, и сама себе отвечала, что нет, её вины тут нет. Но тут же вспомнила, как сказала: если любишь, пойдёшь. От этой мысли, от этого воспоминания её зазнобило в горячей воде, и она принялась дрожать, обняв колени руками, словно сидела голая на морозе. А то, что она повернулась и ушла? Так это правильно она поступила. Костя всё равно был мёртв, это она знала точно. А лучше бы завизжала: «Помогите! Спасите! Убивают!» или погладила его, ещё тёплого, родного. На прощание. Нет! Времени не было. Тут бы обязательно появились соседи и милиция следом. Нажила бы себе неприятности, ещё бы и в тюрьму посадили, не разобравшись. «Неприятности»! Слово вернулось к ней, хлёстко ударив своей банальностью. Смерть, мрак, убийство – вот что это было! И всему причиной она со своими цацками, с этой игрой Ларисиной дурацкой. Он, нежный, к Ируне пошёл, не вернуть. Покойников теперь счётом два, у каждой – свой. Мысль показалась занятной. Нет, правильно сделала, что ушла, и ни в чём она не виновата. Разве знала она, что Валентин зарежет? Знала. Нет-нет, не знала, только смутно опасалась. Он же раньше платил – и ничего… А на этот раз… Костя сам виноват: зачем соглашался? Взрослый ведь, не ребёнок. Сам должен был понимать… Да, да, да… это верно… Просто… просто жить дальше совершенно невозможно! «В сущности, – вдруг подумала она, – и не Костю так жалко, а тот вкус к жизни, который ещё был утром и которого уже нет теперь». И Лёля не знала, где его взять. 

			Костина смерть наделала много шума. Как-то так странно совпало – убийство и разрыв с Лёлей. Сашка Горохов носом чуял, что что-то тут не так. Он сразу решил, что Лёля врет, что-то не договаривает, и от этого вдруг и сразу люто Лёлю возненавидел. 

			Всех допрашивала милиция, но как-то вяло, без огонька. Сразу установили, что зарезал Костю профессионал: работа была чистая, комар носа не подточит, а вот за каким чёртом отправился Костя на эту глухую окраину, дознаться так и не смогли. Лёлина непричастность была милиционерам очевидна, за Костей ничего не числилось, он был чист, с какого конца ни погляди, в музее ничего не знали, и только одного Горохова трясли долго и жестоко за его мелкий побочный промысел. Но и из Горохова ничего не вытрясли, и в конце концов стало ясно, что Костю убили по ошибке. Видно, не за того приняли. А уж куда может поехать огорчённый человек, которого бросила любимая девушка, ‒ это уж одному богу известно. Может, и на гнилую окраину, в блочный дом с запахом гнилой селёдки, капусты и окурков. 

			Костю похоронили истерично и помпезно. Все много плакали, несли венки, шептались, сокрушённо качали головами. Перед самыми похоронами позвонила Ветчинкина и прокричала в трубку:

			‒ Жуть! Ты, Верещак, на похороны собираешься?

			‒ Я… ‒ растерянно пробормотала Лёля.

			‒ Так ты не ходи. Костина мать сказала, что она тебя там, на кладбище, и убьёт, глаза тебе выцарапает. Так уж ты лучше дома сиди. Я тебе потом отзвоню.

			И повесила трубку. 

			Лёля хотела спросить её, как она вообще узнала о Костиной смерти, если она, Лёля, ей не говорила, но не успела. Лёля перезванивать не стала, а пошла к себе, легла на диван, тайно радуясь, что идти на похороны не надо. 

			Она теперь всё больше лежала. Возвратившись с работы, напяливала несвежий махровый халат, ложилась на диван и механически раскладывала пасьянсы: «косынку» и «могилу Наполеона». Она знала ещё один хитрый пасьянс, название которого кануло в Лету. Пасьянс она называла «Евлампия Андреевна», в честь питерской дачной хозяйки, которая её научила его раскладывать. Лёля коротала с ней холодное дождливое лето, нянчила младенца Ванечку, раскладывала карты. Кто бы мог подумать, что этот пасьянс так пригодится. Пасьянс раскладывался двумя колодами, требовал большого места и неусыпного внимания. Теперь нудное это занятие только и выручало Лёлю. Она не могла ни читать, ни говорить с кем-либо. Даже телевизор смотреть не могла без того, чтобы тут же не вспомнить Костю. Всё вокруг, всякая ерунда тут же напоминала о нём, и она боялась не совладать с собой, завыть. Жалела себя и Костю, конченую жизнь. Зато «Евлампия Андреевна» тупостью и монотонностью своею глушила чувство вины, которое, как Лёля с ним ни сражалось, вновь пускало ростки, цепляясь за всякие, казалось бы, посторонние, мысли. 

			В день Костиных похорон Лёля металась. На работе выпила столько кофе и выкурила столько сигарет, что к концу дня у неё всерьёз разболелся живот. Выйдя с работы, пошла домой пешком. Шла долго-долго и, дойдя, расплакалась уже в подъезде. Расстроенная Галина Ивановна курила на кухне и при виде Лёли сказала:

			‒ Я знать не знала, что такая трагедия. Нина Ветчинкина позвонила. Удивительно, что ты не рассказала.

			Лёля пожала плечами, ничего не ответила, прошла к себе.

			После Костиных похорон всё пошло ни шатко ни валко – не грустно, не весело. Лёля жила, как бумагу жевала. Только ей всё мерещился Валентин, будто непременно должен он её найти и тоже зарезать. Для чего она могла Валентину понадобиться, Лёля не задумывалась, просто боялась его, а он, златозубый и беспалый, часто ей снился: был нежен и как-то страшно и нежно целовал в губы. Лёля увёртывалась, не хотела, но с Валентином не поспоришь. Он сжимал её лицо, смотрел в глаза водянистыми холодными глазами, змеиным языком раздвигал её губы – и оказывался сразу во влагалище. Лёлю это удивляло, и она просыпалась с чувством сладкой жути. 

			От нечего делать и не находя себе места, позвонила Мишке, говорила с ним ни о чём, напросилась в гости к Доре. Дора ей обрадовалась, не стала пенять на то, что Лёля долго не заходила. 

			Лёля пришла загодя, до Мишиного возвращения, и они сидели на Дориной уютной кухне, пили чай. Говорили всё о работе, но думала Лёля о Косте, как она думала о нём теперь всегда. Глядя на доброжелательную Дору, она не удержалась, рассказала про Костину смерть.

			‒ Больше всего, тётя Дора, меня мучает, что мы с ним поссорились, я ушла, а его тут и убили. И выходит, что я виновата. 

			‒ Ничуть. Это совпадение, и ты, конечно, не виновата, хотя… – она помолчала, – я тебя понимаю. Я бы тоже мучилась. Ты не могла знать, что так получится.

			‒ Нет, ‒ сильно подавшись вперёд, сказала Лёля, ‒ и не думала, представить не могла, что так выйдет. 

			‒ Конечно, не могла, – согласилась Дора Михайловна. Она налила ещё чаю Лёле и себе, положила на Лёлину тарелку слоёный пирожок с яблоками. – Ешь, – и продолжала рассеянно: – Не знаю, что и сказать. Как-то это… из другой жизни. Да, просто дико. 

			– Что… вы имеете в виду? – насторожилась Лёля. 

			– Ничего, – Дора снова замолчала, потом встала и взяла с полки сигареты, закурила. Лёля прежде не видела её курящей. – Видишь ли, – сказала Дора Михайловна, внимательно глядя на свою сигарету, – мы, конечно, живём в неспокойное время. И всё-таки у всего есть причина. Даже и сейчас редко зарежут просто так. Бывает, конечно, если верить слухам и газетам, но… – Она перевела взгляд на Лёлю и сухо заключила: – Как тебя угораздило! 

			‒ Я не хотела. Понимаете, не хотела, чтобы так вышло. Я его не любила, но он был хороший, и вот теперь так. И почему – угораздило? Я вообще ничего не знала. 

			– Не знала? – насторожилась Дора. – То есть он был в чём-то замешан? 

			– Нет-нет, я неправильно выразилась, – быстро сказала Лёля. – Это случайность глупая.

			Дора кивнула. 

			– Смутные времена. – Она помедлила, внимательно посмотрела на Лелю и добавила: – Ты бы куда-нибудь съездила. 

			‒ Да кто же меня с работы отпустит? – невесело усмехнулась Лёля.

			‒ Знаешь что? Я на работе поговорю. Пойду к руководству. В конце концов, не звери же кругом. На тебе лица нет.

			Пришёл Миша, и Лёля шепнула Доре Михайловне, чтобы она ему ничего не рассказывала. Та понимающе кивнула. Миша бледно улыбался, и Лёле показалось, что он ей совсем не рад. А Миша и вправду не был рад ей: она так напугала его прошедшей зимой, что он только и ждал от неё неприятностей.

			Сели обедать. Миша, больше обращаясь к матери, принялся говорить о работе, о каком-то неведомом Кирилле Владимировиче. Лёля долго слушала и спросила, воспользовавшись паузой, впрочем, довольно неловко: 

			– Миш, ты Новый год помнишь?

			Аксельрод уставился на неё бессмысленным взглядом, не понимая, к чему это она. 

			– Ну? 

			– Нинка Ветчинкина тебе привет передавала. Помнишь её? 

			– Помню, ну и что? 

			– Ничего. Просто вспомнила. 

			– А-а-а. 

			– Кто это? – спросила Дора Михайловна. 

			– Подруга моя, синхронный переводчик. 

			– Да? Мишка про неё не говорил. 

			– А что говорить? – пожал плечами Миша. – Я уж её и не помню. – Он поморщился. – О чём это я говорил раньше? 

			– О Кирилле Владимировиче, – сказала Лёля и вздохнула. – Давай, дальше рассказывай.

			Миша кивнул и с удвоенной энергией вернулся к оставленной теме. Когда он кончил, Дора Михайловна сказала:

			– А у нас, Лёля, новости: Мишка грант от англичан получил, едет теперь в Англию работать.

			Дора с гордостью посмотрела на сына.

			‒ Как же так? – радостно отозвалась Лёля. – Что же вы молчали? Ну, Мишка, это здорово! 

			Миша застенчиво улыбнулся:

			‒ Да, Лёля, так вышло.

			‒ Поздравляю. Тетя Дора, гениально! Что же теперь? Едете?

			‒ Ну, Лёля! Как это – «едем»? Это Миша едет, а я остаюсь его дожидаться. Поработает и вернётся.

			‒ Поработает? Зачем возвращаться? Фу, какая ерунда! – Лёля сморщилась от досады. – Поезжай, Мишка, и не вздумай назад. Надо же! Весь мир теперь перед тобой. Ты же за границей, небось, никогда не был.

			‒ В Чехословакии был, а так больше нигде, – сказал Миша.

			Он приветливо смотрел на Лёлю, испытывая неловкость за ту недоброжелательность, которая только что им владела. Теперь он видел, что Лёля человек отзывчивый. Дора Михайловна между тем принесла второе, и все принялись за еду.

			Тут Миша завёл очень пространный рассказ, в котором живописал перипетии с грантом. Лёля вежливо слушала, кивала – и не слышала ни слова. Какое ей было дело до Аксельрода с его грантом, поездкой в Англию, научными изысканиями, борьбой с этим… как его там? Кириллом Станиславовичем, кажется? И Дора ей была не нужна и скучна, не нужны были эти пельмени, радио, отиравшаяся под столом дворняга. Жизнь требовала каких-то механических действий, и она их делала. Нужно было ходить на работу – она ходила, нужно было встречаться с людьми – она встречалась, потому что так делали все и от неё ожидали того же. 

			Посидев после обеда ещё полчаса, выпив чаю и выслушав все Мишины рассказы, Лёля ушла. У Миши же Аксельрода осталось приятное чувство, что люди, бывает, меняются в лучшую сторону. «Надо будет Лёльке позвонить, встретиться, что ли», ‒ размышлял он, наполняясь чувством грустного сожаления обо всех, с кем в скором времени предстоит расстаться.

			‒ Мамуля, как Лёля переменилась, – сказал он, входя в кухню, где Дора Михайловна, кончив мыть посуду, вытирала миску из-под пельменей.

			‒ Ты заметил? – вздохнула Дора Михайловна. – Да, такое несчастье.

			‒ А что случилось? – удивился он.

			‒ Костю, мальчика её, зарезали.

			‒ Ка… какого мальчика? У неё сын Ваня, кажется, – почему Костя? 

			‒ Бог с тобой, Миша! Как у тебя язык повернулся. Это Костю, Лёлиного молодого человека, убили. 

			Дора Михайловна, расстроенная Мишиным нелепым предположением, автоматически поставила чистую миску обратно в раковину, заметила свою оплошность, поморщилась. 

			‒ Ой, я что-то не то сказал, – испугался Миша. – А я уж было подумал… но и Костю этого жалко: вместе Новый год встречали. И вот… ‒ Миша развёл руками, словно поместил между ними последние полгода Костиной жизни. 

			‒ Ты знаешь, Лёля очень переживает. Просто не в себе. Даже вот и ты заметил, а ты, между прочим, вокруг себя вообще ничего не видишь. А вообще история странная: они расстались, и его тут же убили. Что-то тут не так, и сдаётся мне, что Лёля врёт. 

			– Почему врёт? Не она же убила. 

			– Разумеется. И всё же… Боюсь, я совершила ошибку, устроив её у нас на работу… Не было бы последствий… 

			– Каких последствий? – тупо спросил Миша. 

			– Если бы я знала! И вот ещё: зимой она тебя зачем-то к Ларисе Васильевой на дачу заманивала… Что-то здесь накручено. Пожалуй, не надо её больше принимать. 

			Дора Михайловна положила на стол кухонное полотенце, приблизилась к Мише и легко и нежно провела своей ещё влажной рукой по лицу сына.

			‒ Надо, надо тебе уезжать, детонька. Неправильно всё вокруг и небезопасно. Костя этот несчастный – кому, спрашивается, помешал? И ведь и у него мать есть, – горестно заключила Дора Михайловна. 

			Лёля же, раз начав делать визиты, объехала всех своих московских знакомых, выпила немыслимое количество чая на множестве кухонь, съездила и в Питер, повидалась не только с Ванечкой, но и с бывшим мужем. И все нашли её, как и Миша, сильно изменившейся к лучшему и очень приятной. 

			Сама же Лёля, вернувшись из Питера, по-прежнему не могла найти себе места: всё думала о Косте, жалела себя. Вдруг вспомнила о Ларисе Григорьевне, решилась не долго думая и поехала, чтобы рассказать всё.

			Стоял хороший летний день. Было солнечно и очень тепло. Подойдя к даче Васильевых, вспомнила про Фёдора Петровича, который был бы сегодня очень некстати, однако машины его видно не было. Лёля открыла калитку, прошла на участок и сразу увидела Ларису Григорьевну, которая, стоя на коленях перед клумбой с пёстрыми цветами, что-то усердно подрезала садовыми ножницами. Услышав Лёлины шаги, она обернулась, испачканной в земле рукой отвела от лица прядь упавших волос. 

			– Ты? – удивилась она. – Не ожидала. Думала, больше не приедешь. 

			– Можно? 

			Лариса Григорьевна пожала плечами, встала с колен. 

			– Проходи. Хочешь чаю?

			– Да. 

			– Я сюда принесу. Погода хорошая. Нужно пользоваться, пока солнце и дождь не пошёл. Садись.

			Лариса Григорьевна указала Лёле на садовые кресла, стоявшие вокруг стола тут же, возле клумбы.

			Лёля присела на край, вцепившись обеими руками в сумку. Лариса Григорьевна прошла в дом и скоро вернулась с подносом в руках. На нём стояли две чашки и сахарница. «Никаких сладостей, как бывало прежде», – с удивлением отметила про себя Лёля. Она перевела взгляд с подноса на саму Ларису Григорьевну и тут заметила, что и та изменилась. В чём заключалась перемена , сказать было трудно. Просто Лариса Григорьевна вдруг помолодела. Такая же она была полная, морщинистая. «Её взгляд», – сообразила Лёля. Лариса Григорьевна смотрела не мрачно, как прежде, а обыкновенно. Лёля поразилась этой перемене и с тревогой подумала, что новой Ларисе Григорьевне, пожалуй, и не расскажешь, что с ней случилось. 

			– Ну, Лёля, игра окончена? – сказала Лариса Григорьевна, слегка вздёрнув подбородок. – Чем же обязана?

			– Почему… почему вы решили, что окончена? Я всегда приезжала неожиданно, и вот сегодня…

			– Глупости, – перебила её новая Лариса Григорьевна и махнула рукой. – Рассказывай, что тебе на этот раз от меня надо?

			Лёля хотела ответить, прижала сумку к животу, но не справилась с собой и расплакалась. Слёзы сами брызнули, она принялась всхлипывать, и жгучая жалость к себе, которую она так долго копила, вылилась горькими сдавленными рыданиями. Пока Лёля плакала, Лариса Григорьевна сходила в дом за носовым платком и протянула его безутешной Леле. Она терпеливо ждала, пока Лёля наплачется, насморкается, вытрет мокрое лицо. Наконец Лёля судорожно вздохнула, сказала:

			– Всё-всё-все! Больше не буду. Простите.

			Лариса Григорьевна придвинула к Леле остывший чай.

			– Пей. Если хочешь мне что-то рассказать, говори. Не надо плакать.

			– Да. Вдруг подумала, что только вам могу рассказать. Глупо. Кроме вас, – она усмехнулась, – совершенно некому. Кажется, только вы и поймёте.

			– С чего ты взяла? – подняла брови Лариса Григорьевна. – Ну, говори.

			Лёля задумалась на мгновение и затем, торопясь и путаясь, выложила всё. Про Костю, про мать, про спрятанные в сапог драгоценности, про скупку, про Валентина. Рассказ про Валентина вышел особенно длинный и сбивчивый. Дойдя до убийства Костика, она было замялась, покосилась на Ларису Григорьевну, но не остановилась, а рассказала до конца. Достала сигареты, закурила, снова взглянула на Ларису.

			– Опять ты куришь, – сказала Лариса Григорьевна. – Не вздумай окурки на землю кидать – на блюдце клади, я потом выкину. 

			– Это всё, что вы можете мне сказать?

			– Ну да. А что ты хотела услышать? Утешение? Так ты, девочка, не туда пришла. Мне ли утешать других? Сама нуждаюсь. 

			– Но это… это всё так ужасно. Я места себе не нахожу. Что мне делать?

			– Разумеется, ничего. С того света не вернёшь, – Лариса Григорьевна усмехнулась. – А время пройдёт, всё забудется. Жалко, конечно, мать его, ну да она не первая и не последняя. А Костя твой дурак.

			– А его разве не жалко? Вы прямо бесчувственная, ей богу.

			– Забавно это слышать от тебя. Сама парня под нож подвела, а я, выходит, бесчувственная.

			– Я не подводила! – горячо заговорила Лёля. Потом остановилась, помедлила, искоса глянула на Ларису Григорьевну. – Вы нарочно всё так выворачиваете. Уж не знаю почему… И вообще… Я не думала, что так выйдет.

			– Конечно, думала, иначе зачем потащила к Валентину этому? Вместо себя подставила. 

			– Нет, нет! Я…

			– Не ври. Да. И правильно сделала. У тебя другого выхода не было. А могло и пронести. Ты про Валентина правильно поняла. Поступи ты иначе, дурой была бы ты, а не Костя. И, между прочим, драгоценности так просто не сбудешь, – Лариса Григорьевна убеждённо кивнула. – Я вот часто думала, что ты со всем этим делать собираешься? Признаться, худшего ждала. Ты оказалась умнее, хоть и жадная очень. 

			– То есть, выходит, я не виновата? – поразилась Лёля.

			– А это тебе решать, – пожала плечами Лариса Григорьевна. – Мой тебе совет: возьми себя в руки и живи дальше. Если ты мимо него мёртвого бестрепетно прошла, то уж это-то сможешь. Всё забывается. Вот и я, спасибо тебе, – Лариса Григорьевна нагнулась вперёд и похлопала Лёлю по руке, – не забыла, конечно, свою девочку, но в сторону отошла, по-другому на жизнь свою взглянула.

			– Моя терапия, – усмехнулась Лёля. – Может быть, кто-то думал, что я плохая актриса? Дудки. Вот! – и она театрально указала на Ларису Григорьевну.

			– Напрасно смеёшься, – улыбнулась та. – Хотя… это и правда смешно. Мне ведь тоже больше некому рассказать, кроме тебя. 

			Лариса Григорьевна снова подалась вперёд и заговорила очень живо о том, что её, видимо, сильно занимало.

			– Вот ты ко мне приезжала: терзалась я страшно этой игрой, по ночам не спала, и казалось мне, что теперь ещё хуже, чем прежде. А однажды утром, день был такой хороший весенний, проснулась я и ясно поняла, что нет моей девочки, умерла вполне, а я жива. Я, понимаешь, на всё по-другому взглянула. Ведь и Ируня моя, царство ей небесное, не подарок была. Крови из меня выпила сколько! Ну так это уж так положено. Ребёнок. Вот будь она жива – хорошо бы мне было? Неизвестно. Вышла бы замуж за неподходящего, моих советов она ведь не принимала. Это сплошь и рядом так. Внуков родила бы мне? А разве я люблю детей, чтобы внукам радоваться? Нет, не люблю. Только её, её одну любила. Внуки бы тут орали, всё на даче перепортили, покоя бы мне не было. Может, я бы жизнь свою тогда кляла, с дочерью могла навек разругаться. Да мало ли что. А так – что бог дал. Поняла я это в тот день, и тоска ушла, только пустота осталась. Выходит, не зря я тебе платила. Мне сейчас гораздо лучше: ничего не чувствую. А моя племянница, – Лариса Григорьевна хихикнула и стукнула себя по коленке, – она дачу мою заполучить надеется, мне говорит: «Тётя Лара, вам в церковь надо со мной пойти, на Пасху. Уныние – смертный грех. Исповедаетесь, причаститесь». Отчего же не сходить? Пошли мы с ней. Господи, глупость такая! Духота, давка, ни сесть, ни лечь, как говориться. А она мне потом говорит: вот, мол, тётя Лара, сходили мы с вами на Пасху в храм, и вы прямо другим человеком стали, не чудо ли это? Знала бы эта дурища, сколько я тебе за это чудо заплатила! 

			– И что же, вы теперь так и живёте? – Лёля во все глаза глядела на Ларису Григорьевну. – Невероятно! Вы же так Ируню свою любили – и играли раз от раза лучше. А теперь всё не нужно стало, всё ушло?

			Лариса Григорьевна кивнула и улыбнулась как-то хитро, как никогда прежде не улыбалась: словно кошка, стерегущая мышь.

			– Я теперь другую игру затеваю: с Фёдором Петровичем.

			Лёля с изумлением посмотрела на неё и потянулась за новой сигаретой.

			– Что за игра? Хотите рассказать?

			– Хочу. Значит, так. Получила я недавно письмо… от одной женщины… Одним словом, это любовница Фёдора Петровича.

			– Так. Мило.

			– Да я знала давно, тоже мне секрет!

			– И что же, молчали?

			– Естественно, – пожала плечами Лариса Григорьевна. – Так вот, получаю от неё письмо. Пишет она в том смысле, что они с Фёдором Петровичем давно вместе и мне следует об этом знать, потому что у неё от Феди ребёнок, мальчик. Мол, отпустите, проявите благородство.

			– И что же вы сделали?

			– Ничего.

			– Как ничего? Неужели скандал не закатили, не побили бедного Фёдора Петровича за такое безобразие?

			– Ни в коем случае. Я письмо спрятала (никогда ведь не знаешь, что может пригодиться), а сама ни гу-гу. Не получала я никакого письма, и всё тут. 

			Лариса Григорьевна победно откинулась на спинку садового кресла.

			– Ну?

			– Что – ну? Не понимаешь?

			– Не очень.

			– Ну как же. Она-то думала именно так: закачу я скандал, выгоню мужа, или сам он уйдёт. Для этого писала. Ясно? Федя-то мой сам меня никогда не бросит. Она подтолкнуть его хотела. Глупая женщина! А я письмецо-то под сукно и положила. Она своей цели не достигла, а я знаю то, что раньше не знала. Проворонила я ребёночка. Сплоховала. Вот теперь я рассуждаю знаешь как?

			– Как?

			– То, что у Федьки любовница много лет, – это пожалуйста, это мне наплевать. Вот ребёнок дело другое. Дочечка моя умерла, у меня на свете никого нет, и, когда в могилу лягу, после меня никого не останется, ни капельки крови моей. А он? Разве разделил он со мной это? У него мальчик, кусочек его. Нет у меня сил такое предательство простить. И ему, Феденьке, придётся расплатиться. За меня и за Ируню. 

			– Что же вы, травить их, что ли, будете? – оторопела Лёля. – Это уж прямо Шекспир какой-то. Вы что, себя леди Макбет вообразили?

			– При чём тут леди Макбет? Глупости какие. Как это я травить их буду? Ты в своём уме?

			– Да я в шутку. А вы… вы, пожалуй бы, и отравили, будь у вас возможность такая, – сообразила Лёля, по-новому, во все глаза глядя на Ларису Григорьевну. Та потупилась, но не от смущения: Лёлины слова были ей приятны. – Так что вы против бедного Фёдора Петровича затеяли?

			– Не затеяла – затеваю. Я теперь адвоката ушлого нашла. Страшный пройдоха и подлец. Хочу, чтобы он помог мне как-то так устроить, чтобы и дача, и всё-всё-всё Феде и им не досталось. Но при этом чтобы не разводиться. Мне для этого теперь большие деньги нужны.

			– Что, не иссяк животворный источник? – спросила Лёля.

			– Не иссяк, не иссяк, – закивала та в ответ. 

			– Вот объясните мне, на кой чёрт вам это сдалось? Хоть бы пожалели всех. Вот кому вы всё своё добро оставите – не знаю, что уж у вас там есть, кроме дачи и бриллиантов?

			– Что ещё есть? А сберкнижки, а наличные? Да мало ли что.

			– Ой, и вы всё мне это рассказываете! Не боитесь? 

			– А что, Валентина приведёшь? – рассмеялась Лариса Григорьевна. – Нет, не боюсь. Так даже интереснее. Я теперь играть в разные игры полюбила очень: спасибо тебе. Можно попробовать и в ограбление.

			– И как же вы всё это устроите? Не представляю. 

			– Да уж как-нибудь найду способ, не сомневайся.

			Лёле вдруг стало скучно. Зачем ехала, на что надеялась? Не облегчило её признание. Может, не тому человеку рассказала, а может быть и невозможно было найти утешение. Эта мысль показалась ей особенно неприятной, тягостной, вернувшей её в ту же точку, с которой она начала сегодня путь к Ларисе. Ничего не ответив на последние слова Ларисы Григорьевны, Лёля поднялась и попрощалась. Лариса Григорьевна кивнула, тяжело встала с кресла и взялась за поднос с пустыми чашками: нужно было помыть посуду.

			Нина Ветчинкина, находившаяся под сильным впечатлением от похорон и разговоров с Гороховым, часто звонила Лёле, приезжала в гости, подолгу сидела с Галиной Ивановной, которая очень её привечала. Глаза Нины горели любопытством. Умная Ветчинкина прямо ни о чём не спрашивала – пыталась вызвать Лёлю на откровенность, приезжала с бутылочкой и пирожными. Лёля молчала. Молчала про Костю, про Горохова, который в пьяном виде ей позвонил и обложил матом, молчала о тоске, лежавшей на сердце. Была ровна. Ровно и доброжелательно расспрашивала саму Нину про все её обстоятельства. 

			Нина познакомилась на каком-то конгрессе со сдержанным немолодым англичанином, который пригласил её ужинать, а потом просил показать ему Москву. Англичанина звали Тимоти Инглиш, и самым удивительным было то, что, вернувшись в Лондон, он сразу же позвонил Ветчинкиной и имел с ней продолжительную беседу. Через два дня позвонил снова, а потом ещё и ещё.

			– Ты ему дала? – спросила Лёля.

			– А он не просил, – рассмеялась Ветчинкина.

			– Так чего же он звонит?

			– А хрен его знает! Даже думать не хочу, зачем. Там видно будет. – Ветчинкина отбросила назад пряди своих тусклых волос и почесала за ухом. – Я теперь, Лёлька, не дышу.

			– Надеешься?

			– Не то что бы… Не позволяю себе.

			– Ну, он какой?

			– Какой? Обыкновенный, английский. Не наш совсем.

			– Понятно, – улыбнулась Лёля. Вздохнув, налила вина себе и Нине. – Ну ты там поосторожнее, зря не обольщайся.

			– Не буду, – пообещала Ветчинкина. – Прямо совестно мне болтать про мою ерунду, когда у тебя такое, – и искоса глянула на Лёлю.

			Лёля не дрогнула, ничего не сказала, не выдала себя – улыбнулась легко и без всякого смысла.

			– Мне Дора отпуск выхлопотала. Хочу по её совету куда-нибудь съездить. 

			– Ты Ванечку возьми, и с ним к морю поезжай. Я тебе денег дам.

			Лёля ничего не ответила, но твёрдо знала про себя, что с ребёнком не поедет, не найдёт в себе сил на заботу о маленьком. 

			– Я, – сказала она, – слишком Ваню люблю, чтобы сейчас брать его с собой. Ты это не поймёшь, у тебя детей нет. 

			Лицо Нины вытянулось, поскучнело: она обиделась. 

			– А впрочем, – добавила ничего не заметившая Лёля, – вернее всего, никуда я не двинусь. Куда, спрашивается, ехать? Что искать?
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			Однако, решив отказаться от отпуска, устроенного ей заботливой Дорой Михайловной, уже через два дня Лёля садилась в самолёт вместе с Вероникой Сергеевной и Арнольдом Израилевичем.

			Вышло так, что, придя на чтения в библиотеку, Лёля услышала, как Вероника Сергеевна жаловалась одной из постоянных тамошних обитательниц, что вот, должна ехать на юг, а подруга, на которую взята путевка, в последний момент отменила – что-то у неё там вышло, кажется, заболел кто-то. Путёвку жалко, и без компании плохо. Лёля не раздумывая подошла и сказала, что, если можно, с удовольствием поедет. Вероника была в восторге. Она только страшно беспокоилась, что Лёле скучно будет в компании с ней и Арнольдом Израилевичем, но Лёля ответила, что нет, ей веселье ни к чему, а ищет она покоя. Сказав так, прикусила язык. Арнольд Израилевич? Позвольте, а он тут при чём? Тоже едет. Странно. А, впрочем, всё равно. Она посмотрела на Веронику Сергеевну внимательно, как, может быть, прежде никогда не смотрела, однако ничего нового не увидела. Только на ум пришёл О. Генри со своим рассуждением о том, что треугольники, мол, бывают разные. Веронике, как видно, не без труда удалось сложить равносторонний. 

			Поехали. Место оказалось глухое. На пустынном берегу Каспия расположились террасами довольно старые деревянные домики, окружённые пыльной зеленью. В деревьях гукали сойки, по вечерам показывали кино под открытым небом, приезжали артисты с концертами. Оказалось, что Вероника Сергеевна вот уже лет десять исправно ездила в это богом забытое место. Это открытие поразило Лёлю, о чём она честно и сказала Веронике. Они были в просторной полутёмной комнате деревянного домика.

			– Да, здесь скучновато, – согласилась Вероника, – но очень, Олечка, спокойно. Арнольд Израилевич может работать без помех: здесь ничто не отвлекает, а мне давно нужен отдых – устала. Я вот роман с собой взяла: буду наслаждаться.

			И она показала Лёле толстую английскую книгу в мягком переплёте. У самой Лёли с собой не было даже газеты, и, заметив это, Вероника Сергеевна направила её в библиотеку, по её словам, очень порядочную. Вероника Сергеевна сказала чистую правду: книг было на удивление много, и все хорошие. Лёля, пробежав взглядом по корешкам, вытащила том Гёте.

			– Вы взяли Гёте? – поразилась Вероника.

			– Да, – кивнула Лёля. – Хочется чего-то надёжного.

			– Милая, впервые слышу такую характеристику Гёте. Да, странно.

			– Что ж такого? – пожала плечами Лёля.

			– Видите ли, Арнольд Израилевич как раз сейчас о нём пишет. Литературный потрет в духе Цвейга. 

			– Ну и пусть пишет, – сказала Лёля и пошла к себе.

			Устроившись на допотопной кровати с панцирной сеткой, открыла книгу. «Вы снова здесь, изменчивые тени», – начал Гёте. Лёля захлопнула том, откинулась на подушку, закрыла глаза, и под веками сразу образовался Костя, весёлый и живой. «Дурой надо быть, чтобы такое взять в библиотеке, – подумала она. – “Фауста” сдам и спрошу детектив». Отправляясь на отдых, она дала себе твёрдое обещание выкинуть Костю из головы и начать жизнь с чистого листа, словно и не приключилось с ней нынешним летом ничего ужасного. Вспоминала разговор с Ларисой Григорьевной, как та ей сказала: «Только тебе решать, виновата ты или нет». Эти слова Ларисины крепче всего засели у неё в голове, да ещё фраза, что с того света, мол, не вернуть. Однако Костя не забывался. Чуть зазевается Лёля, от тут же и встанет перед глазами, словно и не умирал вовсе. И начинала Лёля вести с ним, мёртвым, длинные разговоры. Доказывала, что ни в чём не виновата, и он охотно соглашался. 

			«Надо что-то с собой делать, – сказала себе Лёля . – Так невозможно. Нет его. Умер». 

			Произнеся мысленно слово «умер», она почувствовала, что сделала это напрасно. Слово было так определённо, недвусмысленно, окончательно, как определённа бывает брань или оплеуха. Закрыв глаза, решила думать про Ларису, которая вот смогла же отодвинуть мысли об Ируне. Да, но сколько же у неё на это времени ушло! Полжизни. Она теперь просто… просто жалкая развалина. Дорого заплатила Лариса Григорьевна за душевный покой и неизвестно, вправду ли достигала его. Может, врёт. Вон с Фёдором Петровичем игру затеяла. Со света сжить хочет и его, и женщину эту неизвестную, которая и вовсе ни при чём. И Костя, слава тебе господи, не ребенок её. Любовник. Подумаешь, дело большое! Сколько их было и сколько ещё будет, если она сейчас совладает с собой. Да, Ларисе хорошо. Поиграла с Лёлей, за мужа взялась. Ведь игра – это так... Можно себе что хочешь придумать. Например, будто бы не умирал Костя. Если она играть станет, как Лариса, может, ей легче будет, само всё уйдёт. И тогда берись хоть за Гёте. 

			– Оля, – прогудела откуда-то снаружи Вероника Сергеевна, – ужинать! Мы с Арнольдом Израилевичем вас на скамейке ждём. 

			– Иду, – крикнула Лёля. 

			И время потекло отпускным порядком. По утрам, после завтрака, шли с Вероникой Сергеевной на пляж. Там купались и загорали до обеда. После обеда отдыхали, читали до ужина, а вечером прогуливались по парку. В общем, складывалось – лучше не придумаешь. 

			Как-то незаметно для себя Лёля обнаружила, что Вероника Сергеевна совсем не так стара, как казалось. Лёжа на пляже с закрытыми глазами и временно загнав Костю куда-то под пляжный лежак, она размышляла о Веронике Сергеевне, расположившейся тут же, по соседству. Обширное Вероникино тело было некрасиво, но, пожалуй, не так уж старо. Выходило после разглядывания исподтишка, что она даже Галина ровесница.

			«Как бы это вызнать, сколько ей годков? Спросить прямо – как-то уж совсем неделикатно».

			«Я тут на песке лежу совсем убитый, а ты про Вероникин возраст думаешь», – подал голос Костя, прикидываясь обиженным. «Ну не всё же время мне с тобой разговаривать. Есть и другие вещи на свете, такие же интересные», – рассудительно отвечала Лёля, продолжая разглядывать Веронику Сергеевну. «Интереснее моей смерти?» – вкрадчиво спросил он. «Ну да, интереснее. Что, съел?»

			– Оля, простите, вы меня слышали? – спросила Вероника Сергеевна, откладывая в сторону книгу. 

			Лёля ответить не успела, так как к ним подбежал трусцой Арнольд Израилевич, совершавший по пляжу утреннюю пробежку. Тяжело дыша и вытирая потное лицо висевшим на шее полотенцем, он сказал:

			– А между прочим, сырники сегодня за завтраком были весьма приличные. Вы не находите? – И приветливо глянул на Лёлю.

			– Да-да, просто вкусные. Я это тоже отметила, – сказала Вероника Сергеевна, приподнимаясь на лежаке и устраиваясь поудобнее.

			– Жарко, – сказал Арнольд Израилевич. – Нужно поплавать. Вы, Оля, как?

			– Лень, – протянула Лёля.

			– Что же мне, одному? – он посмотрел на Веронику.

			– Нолик, милый, не могу. У меня тут всё так увлекательно, – Вероника Сергеевна потрясла толстым романом.

			– Бросьте, искупаетесь – будете дальше читать. Что у вас там такое? 

			– Знаете, оказалось очень занятно. Вы поплаваете, я вам расскажу.

			Арнольд Израилевич повернулся и бодро зашагал к воде. Его лысина, покрасневшая за последние дни на жарком солнце, сияла зеркальным блеском.

			– Подождите, я с вами! – неожиданно решила Лёля и, обращаясь к Веронике Сергеевне, пояснила: – В самом деле жарко. 

			Вдвоём они нырнули в прохладную воду и сразу же поплыли. Выйдя на берег, Лёля съела сочный персик и подумала, что всё, в сущности, хоть и ужасно, но иногда это «всё» можно не замечать. Вот, например, сейчас она ничего не замечает, кроме персика. Чтобы укрепиться в этой здравой мысли, она съела второй. Из морской пены, сверкая алмазными каплями, вышел Арнольд Израилевич и сел в ногах Вероники Сергеевны. 

			– Как вода?

			– Отменная. Вы не находите, Оля?

			– Нахожу, – улыбнулась та. Арнольд Израилевич её забавлял. – Вы, Вероника Сергеевна, много теряете.

			– Оторваться не могу, – развела руками Вероника.

			– Что за роман? – спросил Арнольд Израилевич.

			– Увлекательный. Я даже сама не ожидала. Там дело вот в чём…

			– Английский?

			– Нет, американский.

			Арнольд Израилевич насупился и с важным видом сообщил дамам, что не любит Фолкнера. 

			– А он тут при чём? – оторопела Лёля. 

			Арнольд Израилевич выпятил губу, кивнул и принялся объяснять. 

			«Господи, – он похож на Муссолини, – сообразила Лёля, которая, доев персик, снова улеглась на спину, всю себя подставив солнцу. – Пусть говорит, а я буду вот так лежать, и солнце проникнет в каждую клеточку…» 

			Рассуждения Арнольда Израилевича горячо перебила Вероника Сергеевна, бывшая с ним во всём не согласна. Она отложила книгу и в сильном волнении, колыхаясь толстым своим телом, облачённым в раздельный купальник, принялась доказывать что-то лингвистическое. Лёле стало совсем скучно, захотелось вздремнуть, потому что – и она это знала, – нужно пользоваться моментом, пока не накатили мысли о Косте. Те двое всё продолжали спорить. Арнольд Израилевич жужжал, как шмель, а Вероника оглашала окрестности своими светскими модуляциями, пока их голоса не слились для Лёли в довольно неприятный фон, раздражавший её, как шум настраиваемого приёмника. «И уши не заткнёшь», – обречённо подумала она, краем сознания выхватывая отдельные слова из их разговора. Вероника Сергеевна как раз стала объяснять про толстую книжку, лежавшую у неё на коленях. Имя автора и название Лёля пропустила, но переспрашивать не стала: её так разморило на солнце, что лень было шевелить губами. В конце концов, какая разница, что Вероника там читает! 

			Однако само собой вышло, – впрочем, не без попустительства Арнольда Израилевича, который проявил удивившую Лёлю заинтересованность, – что Вероника Сергеевна вдруг взялась пересказывать книгу. 

			Лёля, как большинство нормальных людей, терпеть не могла подобные пересказы. Она подумала, что противнее может быть только разглядывание чужих фотографий, и тут же вспомнила Ларису Григорьевну и как мучилась у неё на даче зимой. Лариса её завалила альбомами с фотографиями бедной Ируни. Вот интересно, подумала Лёля, от чего она умерла? Лариса ни разу не обмолвилась. «Костю спросить, он наверняка знает». Вероника между тем увлечённо рассказывала роман. Чувствуя, что нужно всё-таки как-то реагировать, Лёля вклинилась: 

			– А вот ваш герой… Нет, я не то хотела спросить… Жизнь персонажа интереснее жизни живого человека? Лично для вас? 

			Вероника Сергеевна поджала губы, как-то подозрительно, искоса глянула на Лёлю, словно был в её вопросе подвох, и сказала после паузы: 

			– Разумеется, судьба каждого из нас уникальна, но… 

			– Я так и думала, – быстро сказала Лёля. – Продолжайте, пожалуйста. Простите, что перебила. 

			Она уже пожалела, что задала свой никчёмный вопрос, потому что Арнольд Израилевич, обожавший дискуссии, мог вступить со своим монологом и вышло бы только хуже. Арнольд Израилевич высказался, однако совсем не в том духе, как ожидала Лёля. Он повёл речь о механизме формирования скандинавских саг из таких вот точно пересказов. Вероника Сергеевна решительно замотала головой, с Арнольдом Израилевичем не согласилась и, попросив разрешения продолжать, снова принялась за своё, а Костя, почему-то босой и в одних трусах, как, бывало, любил ходить по своей квартире, сказал: 

			«Мура!» – «Откуда ты знаешь? Может, правда интересно». – «Уж ты мне поверь. Я теперь столько знаю и поэтому на тебя, киса, не сержусь». – «Правда?» – с надеждой спросила Лёля.

			Но тут Вероника Сергеевна вторглась в их диалог с очередным вопросом. Лёля, упустившая нить, смешалась, открыла рот, но её выручил Арнольд Израилевич, живо перехвативший нить разговора. Вероника Сергеевна, выслушав его рассуждения, согласно кивнула и продолжала повествование, а Арнольд Израилевич, видимо довольный своим последним замечанием, принялся угощаться виноградом из полиэтиленового пакета. 

			«Вот интересно, – думала Лёля, разглядывая Арнольда Израилевича, – в каких они отношениях? Живут врозь – это раз, он без стеснения ест её виноград – это два, отдыхать поехали вместе – три. Что из этого следует?» – «Ничего, – ответил Костя. – Вот мы с тобой в каких были отношениях?» – «Ну у нас всё было ясно». –  «А мне – нет. Я, пока был жив, места себе не находил, страдал, потому что всё было зыбко. Из-за тебя». – «Враньё! Я тебе ничего не обещала и от тебя ничего не требовала. Разве не так?» – «Внешне, может, и так, а по сути…» – «Отстань, надоел».

			Лёля снова открыла глаза. За то время, что она говорила с Костей, Вероника Сергеевна продвинулась в изложении, но не было никакой надежды, что повествование её подойдёт к концу.

			 – Бу-бу-бу… Бу-бу-бу… – гудела Вероника. 

			«Ерунда какая! – подумала Лёля. – Кажется, скоро обедать. Пора собираться».

			Она встала, сложила полотенце и принялась натягивать сарафан. 

			– Вероника Сергеевна, я пошла. Скоро обед. Может, вы потом расскажете, что дальше было? Очень увлекательно.

			– Да, вы находите, Оля?

			– Весьма, – Лёля взглянула на Арнольда Израилевича.

			Вероника Сергеевна, недовольная тем, что её прервали, тяжело поднялась с лежака, отряхнула песок и сказала:

			– Вы идите, я окунусь и тоже – обедать. Арнольд Израилевич, подождёте меня?

			– Охотно, – ответил тот. Он уже был в рубашке и теперь скакал на одной ноге, другой нацеливаясь в штанину. 

			– Жара, – сказала Лёля и закрутила волосы в тугой пучок. Открылась длинная стройная шея. Повернувшись, пошла к корпусам, и Арнольд Израилевич проводил её взглядом.

			Лёля шла по раскалённому песку. Лицо и тело горели от морской соли. Если бы не Костя! Как было бы приятно. Он тут же ей и представился, весёлый и беззаботный, идущий вместе с ней с пляжа. Вместе плавали, потом загорали, потом ели персики, обливаясь соком, потом собрались, но забыли полотенце, и он, конечно, был виноват, потом… Ничего этого не было. Лёля опустила глаза, сгорбилась, шмыгнула носом. Она тоскливо оглянулась назад, как бы ища поддержки: не идут ли следом Вероника Сергеевна и Арнольд Израилевич? Но нет, плелись только посторонние отдыхающие, ухватиться было не за кого. «Вот бы напиться», – подумала она и закурила, кривя губы. 

			В душной комнате безвольно села на кровать, уставилась невидящим взглядом в окно. «Всё, кажется, на сегодня наигралась. А толку-то? Как было плохо, так и есть. Этот Вероникин роман невозможная дрянь. Или это она так рассказывает нудно? Нет, всё-таки буду читать “Фауста”». С этим намерением – не сдаваться и читать «Фауста» – она переоделась и пошла обедать.

			Раз взявшись пересказывать книгу, Вероника Сергеевна твёрдо за это держалась, каждый день выдавая новую порцию. Рассказ Вероники Сергеевны Лёлю сильно раздражал, она про себя ядовито называла её Шехерезадой. «И к чему её назвали Вероникой? Имя нежное и романтичное, просто особенное имя. Идёт ей как корове седло. О чём родители думают, когда дают имена? Видела бы сейчас её мамаша. Вероника! Как бы не так». Лёля принялась подыскивать подходящее имя для Вероники Сергеевны и решила, что лучше всего было бы Галина или Антонина Сергеевна. В её воображении эти имена почему-то хорошо сочетались с крупной расплывшейся фигурой и простецким лицом Вероники. Добрая Вероника Сергеевна стала Лёлю просто бесить. В своих желчных размышлениях на неё выплёскивала Лёля своё дурное настроение и тоску. Поглядывая на своих спутников, по-прежнему Лёля пыталась разобраться в их отношениях, и Арнольд Израилевич представлялся ей Вероникиной жертвой. Лёле было известно, что он женат, но как-то странно. Дети, кажется, есть и у него, и у Вероники. По вечерам, перед сном, Лёлю всё подмывало спросить, а как же, мол, дорогая Вероника Сергеевна, жена вашего Нолика? Неужели не обижается? Но, разумеется, не спросила. 

			Вероника же всё говорила и говорила. Лёля давно потеряла нить и очень смутно представляла себе сюжет. Диалог с Костей, в который она ныряла, поглощал всё внимание, и голоса спутников доносились до неё как сквозь толщу воды: она не разбирала слов. Между тем, спор пошёл о потустороннем мире, очевидно, как-то связанным с действием романа. Тут Лёля могла бы многим поделиться. Ей стало смешно, она отвлеклась от мыслей о них с Костей и, услышав последнюю реплику Вероники Сергеевны, брякнула: 

			– И вдруг – бац: послание с того света.

			– А вы знаете, Оля, – Вероника Сергеевна повернулась к Лёле, – я ведь с этой точки зрения не смотрела. Вы совершенно правы! Именно! Из мира потустороннего. 

			– Дух подбросил? – хохотнул Арнольд Израилевич. 

			– Постойте! Нет-нет-нет, – Вероника прижала палец к губам. – В словах Оли есть много правды. Проблема случайного и закономерного в жизни человека. 

			 «Ну теперь поехали рассуждать! Филолог и писатель! Сошлись! Бьются! Какая чушь. Привидения, случайности, закономерности, какую-то жену приплели. Кто такая?» – «Родственница героя», – подсказал Костя. – «За сюжетом следишь?» – «А что ещё делать остаётся в моём положении?» – «А какое у тебя положение?» – осторожно спросила Лёля и напряглась в ожидании ответа, словно и вправду говорила с духом покойного. «Незавидное, – грустно сказал Костя и глянул исподлобья. – Рана болит, так и ноет». «Врёшь. Мёртвые ничего не чувствуют, – ответила Лёля, но как-то неуверенно. – Или правда больно?» – «Ужасно, киса. Всё крутит и крутит с тех пор, как он нож повернул. Ведь он ударил, а потом повернул с нажимом, негодяй».

			Лёля почувствовала, что не может дышать.

			– С этой точки зрения весьма важным оказывается вопрос, кто это сделал, – заметил Арнольд Израилевич, воспользовавшись паузой в Вероникином рассказе.

			– Боже мой, но это очевидно! – заволновалась Вероника Сергеевна. – Вы совершенно не даёте рассказывать. Что тут гадать?

			– Нет, позвольте! Мне неясно.

			– Туману автор напустил, – сказала Лёля.

			– Ну где вы здесь видите туман? Кристальная проза, – обиделась Вероника Сергеевна. – Я вот читаю и получаю большое удовольствие. Зря я взялась пересказывать – глупо вышло. 

			– Ничуть, – пожал плечами Арнольд Израилевич. – Благодаря вам я словно сам книгу читаю. Думаю, ухватил основную мысль: безответственность, равнодушие к судьбе другого человека. 

			– Ваш автор, видно, думает, что открыл Америку, – сказала Лёля. – Всем на всех наплевать – это давно известно, не стоит и роман писать.

			– Не согласен: об этом как раз стоит, – негромко вступил Арнольд Израилевич. – Каждый хочет, чтобы его любили. Люди равнодушны, это верно, но они не хотят, чтобы это равнодушие распространялось на них самих. Тепла ищут, Оля. 

			– Все? – спросила она.

			Арнольд Израилевич кивнул:

			– Все. В той или иной форме. Свежо, вы не находите? – неизвестно к кому обратился он и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Некоторым подчас открывается вся, так сказать, бездна одиночества. Видимо, Вероника Сергеевна, ваш автор об этом-то и ведёт речь. Вы не находите?

			– Да-да, – благодарно улыбаясь, проговорила Вероника Сергеевна. – Вы это верно заметили. Я…

			«Дурак, – подумала Лёля. – Бездна одиночества! Это его, что ли, в Литературном институте учили так выражаться? Бездна одиночества и пропасть денег». – «Это про тебя», – вкрадчиво сказал Костя. «Почему это про меня?» – с тревогой и обидой спросила Лёля. «Ну как же, – охотно отозвался он, – бездна одиночества: ты же ведь одна и никому не нужна, в точности, как сказал старик; ну и пропасть денег: ты же у нас женщина богатая, Ларису тряхнула – дай бог каждому. Когда меня зарезали, только немножко спёрли». Лёля огорчилась и с ответом не нашлась. «Прогнать хочешь?» – насмешливо и ласково спросил Костя. «Нет», – помедлив, ответила она. За деревьями было черно, пахло душистыми травами, и там, в глубине этого аромата, был Костя. «Я не хотела, чтобы так вышло», – подумала Лёля. Движение воздуха подсказало ей, что он кивнул. Лёля вздохнула. «Костя!» – мысленно позвала она. Но он не ответил. 

			Пришло ощущение, что всё она уже сказала, за себя и за него. То говорила горячо и страстно, и будто бы он отвечал. А то вдруг стал плоским и неживым, совсем неинтересным. Вот позвала его, а что сказать, не знает. Может, устала? Пропал Костя в одну секунду, и остался тёмный парк с Вероникой и Арнольдом Израилевичем да Вероникин роман неизвестно про что. Нет! Лучше, живее, горячее было, когда вела она с ним диалоги и всё жило и крутилось у неё в голове. А теперь осталась одна пустота, и словно не хватает воздуха. Надо Костю вернуть, подумала Лёля, и играть в него дальше, чтобы снова было больно и хорошо. Она посмотрела на Арнольда Израилевича, рассуждавшего о Толстом, и совсем затосковала. К чему Толстой? Чуть заговорят о литературе, он тут же его и помянет. Просто кролик какой-то из шляпы – всегда под рукой. Ага, теперь на Набокова перекинулся. Тоже дело. А Вероника, кажется, сейчас расплачется. Боже, её бы печали да бедной Лёле. 

			За завтраком Лёля смотрела на Арнольда Израилевича, шумно прихлёбывавшего кефир, и тосковала: как она ни пыталась с самого утра, Костю оживить не удавалось. Не клеилась игра! Опустив глаза, принялась разглядывать потёртую поверхность стола, отбитый уголок с обнажившейся трухлявой ДСП: в столовой давно не меняли мебель. Вероника Сергеевна, уже кончившая завтракать, вытерла губы и поинтересовалась у Лёли, отчего та не ест. 

			– Я с детства кашу терпеть не могу, – бледно улыбнувшись, ответила та.

			– А выпечка? Очень, знаете ли, приличная. Мне хоть и нельзя, однако и я не удержалась.

			Лёля покосилась на надкусанную булочку.

			– Нет, как-то нет аппетита сегодня. 

			– Что с вами, Оля? Какая-то вы бледная, – заботливо спросила Вероника Сергеевна. 

			– Голова болит. Я пойду, места получше займу на пляже.

			– Может быть, таблетку? – предложила Вероника Сергеевна, берясь за свою сумку.

			Лёля помотала головой.

			Выйдя на солнце, она сощурилась и, плотно сжав губы, зашагала к морю. Холод, мешавший дышать с самого дня Костиной смерти, снова пробрался в неё. От этого холода и всё было плохо: жали сандалии, жала тугая резинка, стягивавшая конский хвост волос, купальник впивался в бедро. Кажется, начинала болеть и шея, неудачно повёрнутая за завтраком. А впереди виднелось море, нестерпимо сверкавшее металлическими бликами, – как кусок жести, подумала она. По дороге к воде сказала себе, что игра не помогла. И глупо было вступать с самой собой в диалог. Будто бы она и Костя – одно и то же. Никакой она не Костя. А Костю – забыть. Вон Лариса уверяла, что всё пройдёт. Надо плавать и спортом заниматься, а не валяться на лежаке. От лежака, от безделья отпускного вся беда. С работы не уходить нужно было, вот всё бы и забылось. «В Москве бы не забылось», – напомнила она себе. У воды разделась, нырнула , принялась яростно плавать, и стало легче, колючая пружина внутри ослабла чуть-чуть. На берег вышла почти другим человеком: появился аппетит, и она пожалела, что не позавтракала. 

			Выручила её предусмотрительная Вероника Сергеевна, захватившая с собой булочки и фрукты, и новая, совладавшая с собой Лёля с благодарностью накинулась на еду. Лёля лежала расслабившись, отдавшись во власть солнца и легчайшего ветерка, нежно охлаждавшего нагретое тело, и старалась ни о чём не думать. То есть мысли теснились в голове, но все какие-то бесформенные, легко сменявшие друг друга и бывшие в основном порождением пляжных звуков. Что-то прошуршало по песку – это Арнольд Израилевич вернулся с пробежки. И она не ошиблась: он грузно уселся по соседству, вздохнул, откашлялся, заворочался на лежаке. «Вот интересно, – подумала она, – когда же он работает? По ночам, что ли? Только бы Вероника не принялась снова за свой рассказ. Надо притвориться спящей – может, пронесёт». Вероника Сергеевна шелестела страницами, потом, слышно было, отложила книгу, сказала:

			– Как хорошо! Климат здесь очень мягкий.

			– Да, приятно чрезвычайно, – ответил Арнольд Израилевич. – Я вообще простые удовольствия люблю. Я, вы же знаете, ещё в бассейн хожу. Плаваю по вторникам и четвергам.

			– Да-да, вы у нас известный спортсмен, – ответила Вероника Сергеевна. – А что же, Оля спит? Оля! (Лёля не шевелилась, притворяясь спящей.) Вредно спать на солнце. Разбудить её, как вы думаете, Нолик?

			– Не стоит. Я думаю, это нестрашно. 

			– Да? – с сомнением сказала Вероника Сергеевна. – Она выглядит утомлённой.

			– Не замечал. Я сейчас подумал вот о чём: в Париже, на площади Вогезов…

			– Вы были в Париже? – удивилась Вероника Сергеевна. – Как же это прошло мимо меня?

			– Нет, дочь моя была. Она уши мне прямо-таки прожужжала. В письмах, конечно. Я словно сам там побывал. У неё, знаете ли, неплохой стиль.

			– Есть в кого, – вставила Вероника Сергеевна.

			– Ну это я не знаю, однако…

			– Простите, что перебиваю вас, Нолик, но я всё хотела спросить: как она там?

			– Да… – замялся Арнольд Израилевич, подбирая, видимо, слова. – Не знаю, как и ответить. А в сущности, грех жаловаться. Я к ней осенью собираюсь. Вообще, – он шумно вздохнул, – ещё каких-нибудь десять лет назад во сне не могло присниться, что свидимся. Я её как на тот свет провожал.

			– Что вы, Арнольд Израилевич! – возвысила голос Вероника Сергеевна. – Даже и сейчас не смейте так говорить. – Она поплевала. 

			– Вы суеверны? Поразительно! Это, знаете ли, не ваш стиль, вы не находите?

			– Бережёного бог бережёт, – назидательно сказала Вероника Сергеевна. – Так, значит, едете.

			– Да, приходится.

			– Что ж, вы разве не хотите? 

			– Как вам сказать? Повидаться – хочу очень, но ведь даль какая, и самолёты эти…

			Лёля более не в состоянии была притворяться спящей. Она приподнялась на локте и сказала:

			– Но вы же и сюда на самолёте летели. Как же вы решились?

			Арнольд Израилевич удивился, растерянно поглядел на Лёлю, перевёл взгляд на Веронику Сергеевну, сказал:

			– Я, знаете ли, как-то об этом не думал. А ведь действительно! Но какая-то разница, очевидно, должна быть.

			– Какая же? – задушевно спросила Лёля.

			– Ну… – загнанный её вопросом в тупик, Арнольд Израилевич откашлялся, поглядел в безоблачное небо, ожидая оттуда, по-видимому, помощи, и не нашёлся с ответом. 

			Лёля тихо рассмеялась. 

			– Какой вы, Арнольд Израилевич, милый, – ласково сказала она. – Что же вы теперь, документы оформляете?

			– Собираюсь, – тяжело вздохнул Арнольд Израилевич. – Нужно загранпаспорт получать: морока страшная.

			– А по-моему, увлекательно. Я бы только и мечтала путешествовать. 

			– Не могу про себя это сказать, – насупился Арнольд Израилевич.

			– Арнольду Израилевичу нужно работать, – строго заметила Вероника Сергеевна. – Поездка, конечно, отвлекает. С другой стороны, новые впечатления. Вот, к примеру, Бунин. Изумительные оставил описания Святой земли. Вам, Арнольд Израилевич, нужно ехать в компании. Вы, как ребёнок, нуждаетесь в опоре. 

			– Блестящая идея! Беру с собой вас и Олю. 

			– Решено: едем все вместе! – звонко сказала Вероника Сергеевна и смутилась. 

			– Вот ваша дочка-то обрадуется, – закинув руки за голову, сказала Лёля. – Звала вас одного, а вы в компании приедете.

			– Ерунда. Уверен: это можно устроить. У меня там и друзья старинные имеются. Разместимся.

			– Однако это странно, – холодно сказала Вероника Сергеевна. – Я ведь только пошутила, не более того.

			– Напрасно вы, Вероника Сергеевна, отказываетесь. Разве вы не видите – Арнольд Израилевич был бы рад. Уверена, вы никого не стесните: если хорошенько подумаете, своих подруг вспомните. К ним тоже заедете. По мне, так предложение заманчивое. Я бы согласилась. 

			– Вы это серьёзно, Оля? – спросил Арнольд Израилевич. 

			– Да. 

			– Нужно обдумать. Паспорта, билеты… Хлопотно. 

			– Ничего, похлопочу, – твёрдо сказала Лёля и села.

			Тут она увидела, что Вероника Сергеевна расстроена. 

			– Что-то не так? – спросила Лёля. 

			– Что, Оля, может быть не так? – сказала Вероника Сергеевна и взялась за книжку.

			Лёля пожала плечами, встала и направилась к воде. Нырнула, поплыла. Под водой было хорошо и тихо. Обиделась Вероника, подумала она, ну и чёрт с ней. Что между ними там происходит, ей, Лёле, неведомо, а поехать с ним можно. Даже нужно и, в сущности, интересно. Жизнь заново начать. Там забудется Костя, а остальное неважно. Арнольд Израилевич славный, хоть и старый и скучный. Но разве она ищет развлечений? Нет, покоя.

			Вынырнула, огляделась. Берег был довольно далеко. Маленькие человечки копошились на пляже, слышался неясный гомон. Энергичным кролем к ней подплыл Арнольд Израилевич. Его красная лысина с реденьким венчиком волос вынырнула из воды. 

			– А вы далеко заплыли, Оля. Неплохо. Вы это серьёзно?

			– Что именно?

			– Я про поездку. 

			– Как никогда в жизни. 

			– Несколько неожиданно. Вы не находите? 

			– Нахожу. А вы? 

			– И я. Решительная вы. Ну да время есть. Обсудим.

			И он снова нырнул и размашисто поплыл дальше от берега.

			Выйдя из воды, Лёля застала Веронику Сергеевну всё в том же положении: с книгой в руках. Вытираясь полотенцем, спросила:

			– Ну, Вероника Сергеевна, как подвигается сюжет?

			– Понемногу, – ответила та, не отрываясь от книги. 

			– Арнольд Израилевич вернётся, продолжите, пожалуйста, рассказ.

			– Сегодня вряд ли. Уже поздно. Скоро возвращаться пора. 

			– Ну что ж, тогда буду собираться. 

			Идя с пляжа, Лёля снова думала о Косте. Он был добр, и это было в нём самым замечательным. Любил он её или нет, неизвестно, а вот доброту его, расположение она ощущала всегда и особенно теперь, когда его уже не было на свете. «Он добр и поэтому оставил меня», – думала она, смывая с себя пыль и песок. Она обвела взглядом полумрак душевой – Кости не было. А между тем, ей захотелось, чтобы он смотрел на неё, восхищался её стройным длинноногим телом. Она мысленно позвала его, но он не откликнулся, и присутствия его она не ощущала. «Всё», – сказала она себе и с яростной досадой принялась вытираться куцым своим полотенцем. Странно получалось: то хотела избавиться от мыслей о Косте, то теперь, когда он её оставил, пожалела. И правда, никому она не нужна. Хоть умри сейчас – не заметят. Подумала: Косте была нужна. А теперь что уж! Ходил за ней по пятам, обижался, что не брала в библиотеку и к Ларисе. Как приклеенный… Она хихикнула. Из глубины памяти всплыл детский стишок, который она так любила маленькой. Как там? Стала вспоминать лихорадочно. Почему-то представилось, что очень важно именно сейчас стишок этот вспомнить. Про барашка. Маршак, кажется: «У девочки Мэри был белый барашек…». Нет, не так: «У крошки Мэри был баран»… Не то, как-то по-другому… А дальше, кажется: «собаки он верней…». Точно, собаки он верней… Она села на грубую лавку, стоявшую в раздевалке, прислонилась к стене. Как ни пыталась, не смогла вспомнить. Вертелся в голове стишок, только кусочек про собаку выскочил. Странное сравнение, если вдуматься: баран – и собака. И при чём тут Костя? Ни при чём. Только, кажется, никто за ней больше не последует, гнать от себя больше некого. Эх, прильнуть бы, зарыться лицом в то шелковистое руно и так замереть…

			Она вышла на солнце, огляделась по сторонам – никого: полуденный зной разогнал всех отдыхающих. Только два здоровенных пса с всклокоченной и свалявшейся шерстью, кормившиеся при столовой, лежали в тени главного корпуса, закрыв глаза и вывалив длинные языки. Она посмотрела на них внимательно, отвернулась и пошла к себе.

			Придя в комнату, Лёля плюхнулась на кровать. Панцирная сетка прогнулась и жалобно зазвенела. Открылась дверь. Тяжело ступая, вошла Вероника, но Лёля не шевелилась, лежала закрыв глаза. Вероника Сергеевна деликатно, стараясь не шуметь, прилегла на кровать, зашуршала страницами. Лёля лежала и прислушивалась. Вероника Сергеевна читала. 

			«Вот пожалуйста! Совершенно безмятежный человек. У неё из-под носа уводят то ли любовника, то ли друга, чёрт их разберёт, а ей хоть бы что! Приехала отдыхать – и отдыхает. Пляж, столовая, роман, вечерние прогулки. А я? Тоже приехала отдыхать, вернее, забывать. И ничего, ничего не получилось. Я, как Вероника, ходила на пляж, в столовую, на вечерние прогулки… под ручку с привидением. Беседы вела, как Лариса, в точности. А он взял и исчез. Оставил после себя пустоту и тоску. Нет, тоска была и раньше. И теперь, вместо мёртвого Кости, живой Арнольд Израилевич. Ужас! Хоть бы Вероника кислотой плеснула! Впрочем, от неё не дождёшься». 

			В ответ на Лёлины размышления раздался громкий храп Вероники Сергеевны, а затем стук упавшей на пол книги. 

			«Спит», – подумала Лёля. Она повернулась на бок, поджала под себя ноги и почувствовала, что ей очень удобно и хорошо на этой кровати. Можно вот так лежать тихо до самого ужина и, может быть, даже сладко уснуть. И храп Вероники Сергеевны как-то совсем не мешал, что было, уж конечно, странно. Она увидела себя тихо плывущей в лодке по какой-то большой и спокойной реке. Волны качали лодку, Лёля лежала, а Арнольд Израилевич, сидевший на вёслах, тихо грёб. Скрипели уключины, а может быть, скрипела кровать. 

			Тяжёлый дневной сон, с пóтом и мерным жужжанием мух, завладел ею. Проснувшись, Лёля вспомнила, что плыла в лодке, и не удивилась, припомнив себя во сне в компании Арнольда Израилевича. От простого этого сна было чувство ленивой безмятежности, которую она искала и не могла найти наяву.

			За ужином она внимательно разглядывала Арнольда Израилевича, пытаясь понять, что он за человек. Говорил он охотно, но всегда на предметы отвлечённые: о себе ничего не рассказывал, словно жил в безвоздушном пространстве, время от времени возникая в библиотеке или вот здесь, в доме отдыха, из небытия. Случайно выяснилось, что у него есть дочь в Израиле. К Веронике Сергеевне обращался с предупредительной церемонностью, и Лёля снова подумала: а как же его жена? Неужели ничего не значит в его жизни? Да, об Арнольде Израилевиче теперь нужно было разузнать побольше. В тот же вечер, укладываясь спать, она исподволь стала пытать Веронику Сергеевну. Та не удивилась Лёлиному интересу, но сплетничать не захотела. 

			– Я, Оля, – сказала она вздохнув, – никогда не расспрашиваю людей. Довольствуюсь тем, что человек сам готов о себе рассказать. Всегда можно попасть впросак, а я этого не люблю.

			Лёля, запретив себе всякую мысль о Косте, со следующего дня принялась изучать Арнольда Израилевича, так вовремя вторгшегося в её сны. Вероника Сергеевна, проглотив обиду, ещё пыталась пересказывать свой роман, но её уже не слушали. Бедная Вероника! Пожилая, некрасивая. Её невинный платонический роман, даривший маленькие радости и обманчивое чувство тепла, кончился. Финал представлялся ей опереточным и оттого недостойным. «Толстая старая гусыня, – думала она про себя. Пошло и стыдно!» А Арнольд Израилевич, больше всего боявшийся насмешки, так хорошо игравший роль друга, вдруг взял и решился: бросился за Лёлей, как он имел обыкновение бросаться в море, и поплыл за ней, молодой и длинноногой, к неведомым берегам.

			Раз начав длинный и серьёзный разговор, Арнольд Израилевич и Лёля не прерывали его до отъезда. Говорили они на темы общие, но так задушевно и глубоко, что бедная Вероника Сергеевна, пару раз пытавшаяся вклиниться в беседу, почувствовала себя глупо. Сделав вид, что не замечает бестактности, глубоко уязвлённая, промаялась остаток отпуска. Думала уехать, да решила, что выйдет ещё хуже. Роман не читался. Так и бродила помехой тем, двоим. А они, словно не замечая ничего вокруг, всё говорили и говорили, улыбались, шутили. Но всё кончается когда-нибудь, и испорченный отпуск тоже. Наконец сели в самолет. Те, двое, вместе, а Вероника Сергеевна рядом с каким-то крепко пахнущим человеком в большой кепке. При посадке объявили, что в Москве дождь, плюс четырнадцать. 
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			Любовь к себе сильно помогла Лёле. Она ухватилась за ничего не ведающего о Косте Арнольда Израилевича, как за спасательную верёвку, в надежде не так так этак выбраться из отчаяния и избавиться от бессмысленного чувства вины. Она-то знала, и не нужно было для этого ходить ни к Ларисе, ни к тёте Доре, что для того, чтобы выжить, Костю следует забыть, выкинуть из головы и жить дальше в гармоничной любви к себе. Тут удачно случился Арнольд Израилевич, скрытые желания которого, она, кажется, так верно угадала. Крепко ухватившись за него, потому что одной было не справиться, понеслась она с ним в неведомое, в ту далёкую вожделенную нору, где забудутся все несчастья этого лета. Она побежала быстро и почти бездумно – и добежала до самого края земли. И здесь, вдалеке от Костиной могилы, от страшного Валентина и противной, как зубная боль, матери, стало ей легче и даже весело. Она смогла дышать. Свободно. Почти как прежде. 

			Приехав с Арнольдом Израилевичем в Израиль, Лёля огляделась – и первым делом купила шубу. Как она мечтала. Потому что и от Костиной смерти должен быть какой-то прок. Иначе уж совсем обидно, а главное, несправедливо. Вышло дорого, но как же хорошо! Стояли холода, каких не помнили и старожилы, и Лёля, укутавшись в мех, чувствовала себя почти счастливой. Шубу снимала и аккуратно вешала в шкаф, а проходя мимо, каждый раз на шкаф поглядывала, а то и приоткрывала его тайком, зарывала лицо в мех. Строго говоря, не хватало к шубе настоящего морозца и снега, и это, она чувствовала, как-то удешевляло приобретение, однако, несомненно, сама шуба была превосходна. 

			Покупка шубы за одну из Ларисиных безделушек отдалила Лёлю от Арнольда Израилевича. Он остался где-то в прежней жизни, а шуба своей красотой, мягкостью, пушистой прелестью давала зачин чему-то новому, чего Лёля ещё не знала, но была уверена, что это новое придёт, и очень скоро. И действительно: среди обширных знакомств Арнольда Израилевича нашлись в высшей степени приятные люди и среди них один библиофил, который особенно оценил Лёлину привлекательность. Одним словом, когда Арнольд Израилевич собрался домой, Лёля, повздыхав и даже уронив слезу, сказала, что остаётся. Арнольд Израилевич остолбенел и неприлично открыл рот, отчего стало видно, что зубы у него не свои – протезы. Он что-то мямлил про ответственность, которую в некотором роде несёт за Лёлю, про трудности иммиграции вообще, а для одинокой женщины в особенности, но Лёля, поблагодарив за заботу, твёрдо сказала, что нет, всё уже решено: она остается. Тут как-то выяснилось само собой, что у неё имелись все необходимые документы для натурализации, и Арнольда Израилевича кольнула неприятная мысль, что Ольга Александровна, кажется, его использовала. Мысль эта совершенно испортила Арнольду Израилевичу настроение, и в Москву он летел, чувствуя себя дураком.

			Лёля поселилась на квартире у библиофила, возле Иерусалимского рынка. Она ощущала значительный прилив сил, вызванный в первую очередь тем, что стыдный морок, Костя, её оставил. Теперь она только недоумевала: как она могла о нём сожалеть ещё совсем недавно? Жалко Костю, что уж говорить! Но с того света не вернёшь, Лариса верно говорила. А вот жить дальше надо. Она как раз недавно узнала, что уныние – страшный грех. И это открытие сильно её поддержало. Она и сама всегда чувствовала, что унывать не стоит. Другая причина некоторой даже эйфории заключалась в том, что квартира, а вернее, две крохотные тёмные комнатушки, находившиеся в непосредственной близости от рынка, своей несуразной экстравагантностью превосходили весь прежний жизненный опыт Лёли. Словом, она чувствовала себя, как в прологе пьесы.

			Квартира в своём роде была действительно уникальна, хотя среди развалюх квартала Нахлаот встречались и не такие. В первой, и светлой, комнате, смахивавшей на дачную террасу, жила сама хозяйка с тёмным и роковым лицом Наины. В этой комнате бабушка и ела, и спала. Предложив жильцам не стесняться, смело ходить через неё, она варила, зевала, почёсывалась и переодевалась тут же, у них на глазах. Туалет, натурально, был во дворе, что повергло Лёлю в оторопь: она от заграницы такого не ожидала. Комнаты же, в которых она жила со своим новым другом, были сырые и почти без света. Только в спальне имелось крохотное оконце, выходившее, впрочем, в подъезд соседнего дома. Лёлю, которая раньше думала, что хуже питерских тараканов нет ничего, поразили здешние крысы, которые по вечерам сновали повсюду. Одним словом, Иерусалим оказался городом весьма романтичным, однако не в том роде, как она себе его представляла по песне Гребенщикова. 

			Город, лишённый, кажется, всякой градостроительной идеи, изобиловал мусором, заполнявшим грязные улочки, застроенные какими-то подозрительными лабазами. Вечером и по субботам всё было мертво, как мертво бывает только захолустье. Однако этот нелепый город был местом святым, и, если закрыть глаза на всё, кроме святости, ею-то и воодушевлял новоприбывшую чрезвычайно. Первый миф пал, но разочарования не было. 

			За первым вскоре последовал второй. Никогда прежде, ни в Москве, ни в Питере, Лёля так не мёрзла, как той первой зимой в Иерусалиме. Никакого парового отопления в их комнатках, конечно, и в помине не было. В помещении изо рта шёл пар, Лёля спала в пижаме, шерстяных колготках и носках – и всё же мерзла. Стены, как только пошли дожди, покрылись чёрной плесенью, из крана текла ледяная вода – Наина не давала включать бойлер. Книги, загромождавшие и без того тесные комнатушки, лежали во всех углах и под кроватью. Они на глазах разбухали от сырости, распространяя неприятный запах. Лёля с опаской принюхивалась к своим вещам и находила, что и они начинают дурно пахнуть. 

			И последнее, что поразило Лёлю на новом месте, это, собственно, сам её новый друг. Библиофил пил страшно, объясняя это душевными терзаниями. Он был отчаянным сионистом, ненавидел советскую власть, из-за которой насиделся в отказе, и в среднем подпитии страшной площадной бранью ругал коммунистов и арабов. Лёля была с ним согласна, но эпитеты казались ей чрезмерными. Библиофил пил, ругал террористов, политических проходимцев и «гебуху», распалялся, брызгал слюною, снова пил. Первый большой глоток «Гольда» он делал с утра, перед тем, как почистить зубы, и, приняв таким образом дозу, шёл на работу. Возвращался, всегда имея с собой новую бутылку, и тут уж дело шло. Лёля имела представление о евреях, что будто они народ трезвый, не пьющий. Однако такого количества пьяных вокруг себя она в прежней своей жизни не видела. Прожив таким манером несколько месяцев, она от библиофила ушла. Она так поступила после того, как тот, будучи нетрезв, пытался выйти из дома через старухин гардероб, спутав его с входной дверью. Нырнув головой в тёмное и вонючее нутро бабкиного шкафа, он страшно матерился, ибо выхода не нашёл. 

			Библиофила сменил милый весёлый доктор, оказавшийся очень домашним. Лёля повстречала его в трудную минуту, когда, брошенный женой, он не знал, где приткнуться. С доктором жили хорошо, дружно, хотя Лёля хозяйка была плохая. Посуду не мыла, а уж о прочем и говорить не приходится. Доктор, хотя и работал тяжело, а всё же делал что мог: ходил на рынок, мыл посуду, брался даже за веник. Скучновато было, но уютно. Между тем Лёля чувствовала, что всё вот-вот – а почему, неизвестно – должно было растаять. Одним словом, ненатурально всё было. И действительно: в один прекрасный день бывшая жена пришла забирать мужа обратно. Тот, как бедная собачка, которая не может выбрать между двумя хозяевами, метнулся было к Лёле, но потом повесил голову и поплёлся за женой. 

			Лёля, таким образом, оказалась в квартире, которую не могла оплачивать. Покрутившись, поняла, что нужно тряхнуть мошной, иначе не выжить. Стала потихоньку продавать «наследство». Тут посоветовали ей поискать жильё в провинции, и она нашла хороший дом с садом возле моря. Посмотрев с крутого берега, покрытого изумрудной травой, на прибой под ногами, на простор перед глазами, на птицу, поймавшую воздушный поток и парившую высоко в небе (а с обрыва казалось – рукой подать), она поняла, что прибыла на место. Пошла и купила дом. Первым делом, ещё прежде кровати, она привезла шкаф, аккуратно повесила в него шубу, зашитую для сохранности в чехол из простыни. Забегая вперед, следует сказать, что прошло очень много лет, однако шуба ничуть не пострадала, тщательно сберегаемая и ежегодно проветриваемая хозяйкой. 

			Поначалу Лёля искала работу и актрисой, и на радио, но не сложилось. В городе же у моря и искать особенно было нечего. Немножко выучив иврит, поработав там и сям, она открыла детскую драматическую студию. Денег было мало, но как-то хватало, потому что за жильё не приходилось платить. Однако о том, чтобы забрать Ванечку к себе, думать не приходилось. Вот, казалось бы, и дом уже был свой, но всё было как-то зыбко, неопределённо. Подумывала уехать в Канаду или Новую Зеландию, да так и не собралась. После доктора серьёзных связей не было, и такого человека, на которого можно было бы опереться, найти не удавалось. Так, в зыбкости этой, стали проходить годы. Приезжала Галя навещать. Сначала с Рубеном, а потом одна – брошенная и огорчённая. Приезжал бывший муж Юра с новой женой, Ванечкой и новыми детьми. Встреча с сыном, которой Лёля очень ждала и которой боялась, оказалась совсем не в том роде, как она предполагала. Ваня, уже большой, ни подросток, ни юноша, оказался человеком самостоятельным и дружелюбным, маму ни в чём не упрекал. Лёля долго готовилась к драматичному разговору, но никакой из её внутренних монологов не пригодился. Она повела Ваню на дальнюю прогулку, собиралась плакать и всё объяснять, но тот проявил снисхождение, сказал: «Мам, не надо. Всё в порядке». Лёля сильно обиделась, но и вздохнула с облегчением: вопрос решился сам собой. Больше она старалась не оставаться с мальчиком наедине, и это трусливое чувство сильно мешало ей получать удовольствие от визита питерских родственников. Ну и, конечно, новая жена бывшего мужа сильно раздражала, в основном потому, что была с Ваней в самых дружеских отношениях. Родственники уехали, и жизнь снова потекла, как и прежде: всё было слава богу.

			2

			Наступил день, когда Лёля поняла, что должна заменить старый диван на новый. Она купила мебель с обивкой цвета слоновой кости. Кожа была приятной на ощупь, прохладной и очень понравилась Лёле тонкостью оттенка. Мебель привёз простоватый и нагловатый мужик с чёрными бойкими глазами. Разгрузив товар, он, не присаживаясь, выпил на кухне одним духом большой стакан воды и, пока пил, успел цепкими своими глазами всю Лёлю ощупать – от небрежно заколотых на макушке волос до узких её босых стоп. Выпив воду, утёр рот тыльной стороной ладони и уходя крякнул – видно, Лёля ему понравилась. И действительно, через пару дней он оказался возле её дома, но появлением своим Лёлю не удивил. Она была уверена, что он вернётся. Перевозчик отрекомендовался Лёвой и без всякого стеснения предложил Лёле выпить чаю или кофе, а если хочет, то и пива. И Лёля не отказалась. Было в нём что-то, от чего она не стала воротить нос. 

			Лёвчик, как вскоре стала называть его Лёля, говорил с ужасным украинским акцентом, неправильно ставил ударения и имел на шее толстую золотую цепь. Ещё у Лёвчика были не по годам большая лысина и живот, ясностью очертаний напоминавший твёрдое брюшко насекомого.

			Впрочем, хотя внешность Лёвчика и была не совсем такой, какой Лёле хотелось бы, мужик он был положительный, добрый и совсем непритязательный. Лёлю полюбил крепко, быстро к ней переехал и каждый вечер, обосновавшись на том самом диване высокого вкуса, благодушествовал перед телевизором. Вечер Лёвчик проводил обязательно с пивом, хотя Лёля находила это нездоровым. Он особенно любил футбол, хотя смотрел все спортивные каналы. Оглушительные выкрики комментаторов поначалу раздражали Лёлю, но со временем она примирилась с этим, здраво рассудив, что людей без недостатков не бывает. С недостатками Лёвчика она готова была мириться, потому что его достоинства были очевидны: материально Лёля стала жить гораздо лучше, а телевизор – фиг с ним, пускай орёт. Целый день Лёвчик колесил по стране на своём грузовичке с гордой надписью «Перевозки Лев». Он умел найти клиентов, хорошо управлялся с грузчиками и каждый вечер, победно улыбаясь, давал Лёле деньги. А ещё он не замечал, как Лёля стареет. 

			Долго пробыв молодой женщиной, она вдруг, а как – и не заметила, высохла, увяла, сделалась немолодой. Стильная худоба обернулась костлявостью, кожа покрылась мелкими морщинками не только на лице, но и по всему телу, и однажды, увидев старую ощенившуюся суку с седой мордой и отвислыми сосцами, вдруг ясно поняла, что они похожи. Ведь и эта старая собачка когда-то была игривым щенком, а теперь вот, пожалуйста, вяло плетётся по двору. Сопоставление себя с соседской Рокси совершенно убило Лёлю. Оно пришло вдруг, помимо её воли, так что она даже остановилась и украдкой скосила глаза на своё предплечье: кожа была коричневой от загара и безнадёжно старой. В этот день Лёля была особенно внимательна к Лёвчику. После ужина села на подлокотник его кресла, лёгким движением погладила по лысине. Лёвчик поймал её руку, чмокнул и со словами «Не мешай, мамочка!» переключил с тенниса на армрестлинг. Лёля стала опасаться, что Лёвчик разлюбит и уйдёт в мир, полный молодых женщин. Страх потерять Лёвчика отравлял хорошо налаженную жизнь. Тогда она начала ходить в тренажёрный зал, соблюдать полезную оздоровительную диету, и те ценности, которые у неё остались после покупки дома, потихоньку тратить на маленькие и большие радости для Лёвчика. Они постоянно ездили отдыхать в дорогие гостиницы в Эйлат и в Турцию. Там жили по заведённому порядку: сауна, бассейн, массаж, много еды, вечером концерт, бар, или что там ещё предлагала гостиничная программа. Появились знакомые, любившие отдыхать точно так же.

			 Настал день и, может быть, самый важный в теперешней жизни Лёли, когда раздался телефонный звонок, и незнакомая женщина сказала, что она Карина, бывшая Ванечкина жена, приехала в Израиль с сыном. Лёля растерянно опустилась на диван, потому что не знала, что Ваня женился. Она что-то хрипло забормотала, прокашлялась и, стараясь скрыть, что знать ничего не знает, любезно осведомилась, где эта Карина (черт бы ее побрал!) находится, и что собирается делать. Карина охотно сообщила, что прибыла буквально вчера, живет в Таль-Авиве в диких условиях, и готова, хоть сейчас, посетить бывшую свекровь. Деваться было некуда, Лёля дала адрес и расстроенная стала ждать. Ее сильно беспокоило, как Лёвчик воспримет новость, особенно в той части, где Лёля фигурирует в качестве бабушки. Когда вечером Лёвчик вернулся домой, она начала издалека, с тревогой на Лёвчика поглядывая, но тот, залезая под душ и намыливая волосатую грудь и торчащий живот, сказал:

			‒ А чего? Пацан! Нормально.

			Потом, смывая с головы мыло, жмурясь и отфыркиваясь, добавил:

			‒ Вот, едрить твою мать! Женятся, разводятся – не уследить. 

			У Лёвчика у самого где-то на Украине жили бывшая жена и дочь.

			На следующий день приехала Карина. Лёля открыла дверь и увидела – не её, а крошечного мальчика, очень худенького, светленького, с серьёзным личиком и зеленоватыми глазами, как у Лёли. Неизвестно, что вдруг с Лёлей произошло, но она расплылась в улыбке и проворковала:

			‒ Деточка! Иди сюда, иди! Как же тебя зовут?

			Малыш, который еле ковылял и только начинал говорить, уткнулся в мать, и та льстиво и радостно сказала:

			‒ Это Рома. Ромочка, смотри, мы к бабушке приехали, это бабуля твоя. 

			От слова «бабушка» Лёлю передернуло, и она торопливо сказала:

			‒ Зови меня Лёля, деточка.

			Малыш поначалу дичился, но потом привык. Карина, оказавшаяся грудастой брюнеткой с губами, как у Анжелины Джолли, прожила в Лёлином доме месяц, а потом, как-то даже и не решая ничего, поселилась в том же городе. Ребёнок её заметно тяготил, а тут открылась возможность водить его к Лёле, которая, неожиданно для себя, полюбила маленького. Чувство это оказалось новым и саму Лелю удивило. Выражалось оно главным образом в том, что Лёля ребёнком не брезговала, легко и с удовольствием купала, кормила и вытирала попу. А Ванины пелёнки, помнится, в руки взять не могла, так и кисли в тазу до прихода мужа. Так и вышло само собой, что Ромочка совсем обосновался у Лёли. Она давно забыла, как это хлопотно – ребёнок. Стало ей гораздо тяжелее, однако тревога и противная зыбкость пропали, и стало, напротив, легко и удобно. Теперь они с Ромочкой жили по режиму: завтрак, прогулка, купание, обед, сон; снова прогулка, снова купание, ужин и снова сон. Лёля не чуяла под собой ног, потому что был ещё и Лёвчик, проявивший, впрочем, чудеса снисходительности. Светлана, рассудительная Лёлина подруга, строго предупредила ее, качая головой:

			‒ Смотри, бросит он тебя. Мужики – гады. Он к Ромке станет ревновать, а потом другую себе найдёт, внимательную. 

			‒ А знаешь, ‒ поражаясь собственным словам, сказала Лёля, ‒ и пусть. У меня теперь Ромочка есть, а Лёвчик – как хочет: гнать не буду, но между ним и ребёнком выберу ребёнка. 

			‒ Пробросаешься, – с сомнением, поджав губы, сказала Света. 

			Но Лёвчик не ушёл. Подруга ошибалась: он был не из тех, кто ревнует к ребёнку. Лёвчик остался и всё так же сидел с пивом у телевизора. Однако, привыкая к новой жизни, говорил Лёле:

			‒ Ты, мамочка, стараешься, а Карина – раз и заберёт пацана, да ещё в другой город уедет. Напрасно ты, мамочка, так привыкаешь. 

			От мысли, что Карина может уехать с ребёнком, у Лёли мёрзли кишки. Она порылась в своих запасах, съездила в Тель-Авив и вернулась оттуда с деньгами. Карина получила на день рождения дорогой подарок, и Лёля стала ей так, между прочим, давать деньги.

			В это утро, как, впрочем, и во все другие дни, солнце пекло нещадно, а между тем было только восемь часов. Лёля, изнывая от жары, энергично толкала коляску, чувствуя первый утренний пот на верхней губе и под мышками. Ромочка сладко спал, защищённый от солнца поднятым верхом. Его нежное личико с круглыми упругими щёчками и светлые редкие волосики были так трогательны, что Лёлино сердце сладко замирало всякий раз, как она бросала на него взгляд. Лёля выбрала самую тенистую дорогу, хотя и знала, что всё впустую: к детской площадке она подойдёт потная и обессилевшая от жары. Благополучно миновав пальмовую аллею, тянувшуюся от самого дома, Лёля вышла из спасительной тени. Она всегда готовилась к этому переходу, мысленно совершая прыжок туда, где не было ничего, кроме солнца. 

			Солнце ослепило и ударило под дых так, что сразу стало трудно дышать, и страшный пустырь, который всё-таки нужно было преодолеть, Лёля пересекла со стиснутыми зубами, воображая себя космонавтом на Луне, где, говорят, так же нещадно палит солнце. Однако тот американец – она не помнила его имени – был, кажется, в белом скафандре и, конечно, не чувствовал ни жары, ни холода. Пустырь кончился, и Лёля наконец расслабилась. Впереди виднелись горки и качели. 

			На лавке, стоявшей в густой тени соседнего дома, было прохладно. Лёля села, поставила коляску так, чтобы Ромочка был на виду (он по-прежнему спал), откинулась на спинку и вздохнула. Достав носовой платок, промокнула потное лицо, поправила солнечные очки, сползавшие с мокрой переносицы, выпила воды и вытащила из пакета, лежавшего внизу коляски вместе с детскими игрушками, книжку в мягкой обложке. Этот роман Акунина был почти дочитан, а новый куплен и манил, лёжа дома на виду. 

			Итак, Лёля погрузилась в чтение, чувствуя себя счастливой, как в детстве, ибо интрига должна была вот-вот разрешиться и Лёля, кажется, догадывалась, каким образом. 

			‒ Доброе утро! – бодрый голос ворвался в роман, и картинка рассыпалась. – А чего это Ромочка у тебя спит? Заболел?

			Лёля с досадой подняла глаза на Майю и маленькую Алису. Алисины волосы были собраны в два хвостика и украшены множеством мелких разноцветных заколочек.

			‒ Т-с-с! – зашипела Лёля, одной рукой в испуге закрывая себе рот, а другой энергично замахала на Майю, словно провожая её в дальнюю дорогу. – Тихо, умоляю, не разбудите его. 

			‒ Молчу, молчу, – громким шёпотом сказала Майя и грузно уселась на скамейку рядом с Лёлей. 

			Алиса прижалась к бабушкиным коленям и, задумчиво ковыряя в носу, разглядывала спящего Ромочку. 

			– На, Алисочка, ведёрко, иди в песочек, покопай: видишь, Ромочка спит, – проворковала Майя. – На качелю не ходи! – строго добавила она, доставая из пакета ведёрко с лопаткой и легонько подталкивая Алису. – Ну вот, я же спрашиваю: заболел он у тебя?

			‒ Нет, ‒ с улыбкой глядя на ребёнка, сказала Лёля. – Здоров, слава богу. Зубы у него режутся, спал сегодня плохо. Карина у нас ночевала, полночи с ним провозилась: и он не спал, и она не спала. Как на работу пошла – не знаю.

			‒ Ничего, ‒ Майя махнула рукой, ‒ она молодая, справится. Мы ж не спали, когда их растили. Теперь их черёд. Жарко сегодня, а мне ещё на рынок. Сволочи-то мои всё сожрали. Оля, ты не поверишь! Не успеваю таскать: всё едят и едят, а я таскаю и таскаю. – Лёля сочувственно улыбнулась и скосила глаза на свою книжку. – Чего читаешь? – бодро спросила Майя и взяла в руки роман. – Это про любовь или детектив?

			‒ И то, и то.

			‒ А я вот не люблю про любовь. Нахлебалась за свою жизнь, – Майя провела ребром ладони по толстой шее, показывая Лёле, как за жизнь переполнила её любовь.

			Лёля сдержанно улыбнулась, глянула на книжку и вздохнула. Ромочка пошевелился, потянулся, сладко причмокнул во сне и повернул головку в другую сторону. 

			‒ Вот он сейчас у тебя спит, а потом его не уложишь. Тебе будить его надо, – назидательно говорила Майя, обмахиваясь Алисиной панамкой. – У меня Алисочка всё по часам: и кушаем вовремя, и спим, и гуляем. Поэтому она у меня такая здоровенькая. Никогда не болеет, – Майя принялась энергично плевать и стучать по деревянной лавке. – Вот эта вот… ну как её, у которой Стив? – Майя скривилась, припоминая и щёлкая пальцами.

			‒ Ну? Не помню, как её зовут.

			‒ И я не помню. Вот у неё ребёнок неусмотренный.

			Майя осуждающе поджала губы и покачала головой. 

			‒ Каждый, Майя, по-своему. Ой, смотрите, что это Алисочка в рот потянула? Бумажки какие-то. 

			‒ Алиса! – страшным голосом заорала Майя и бросилась в песочницу к ребёнку. – Брось сейчас же! Это кака, кака, рыба ты моя дорогая! Баба по жопе надаёт!

			От Майиных воплей Лёля подскочила, а Ромочка проснулся, завертел головкой и скривил ротик, собираясь плакать.

			‒ Ромочка, солнышко! Проснулся, мой хороший! Давно пора, лапочка. Вот мы сейчас водички попьём, я тебе яблочко дам. Хочешь? Ну вставай, вставай.

			Сонный и розовый Ромочка вылез из коляски, повертел головой, попукал, сказал «Дай!» и, напившись воды из бутылочки, заковылял в песок к упорно копавшей Алисе. Читать было уже невозможно. 

			Детская площадка постепенно заполнялась бабушками, мамами и детьми. Лёля покатала Рому на качелях, потом помогла ему карабкаться на горку, потом были карусель и песочница и снова качели. К половине одиннадцатого Лёля была вся в поту, как раб на галерах, а солнце уже владело небосводом – жар его стал нестерпим. 

			‒ Ромочка, ‒ пропела Лёля, ‒ нам с тобой домой пора: солнышко кусается, нас домой прогоняет. 

			Она погрузила ребёнка в коляску, попила сама и напоила ребёнка и пустилась в обратный путь, через пустырь и пальмовую аллею – домой. 

			В одиннадцатом часу было так жарко, что космонавты уже не вспоминались. Без единой мысли в голове, плотно сжав губы, Лёля продвигалась вперёд и наконец вошла в дом, в царивший там душный полумрак. Изнывая от жары, раздела Ромку. Из его одёжек посыпался грязный песок, образовав на полу порядочную горку. Потом была ванна, после ванны – обед, а потом она уложила его спать, и он, покапризничав немножко, всё-таки уснул. Лёля вздохнула с облегчением и пошла обедать. Настал блаженный час! В доме тихо, только слышно, как тикают часы на кухне да гудит холодильник. Она достала из коляски недочитанный роман, села за стол и принялась есть. Зазвонил телефон. Лёля опустила ложку, не донеся до рта, и, ругнувшись нехорошим словом, рванула к телефону: не разбудил бы ребёнка!

			‒ Алло! Верещак! – заорала Ветчинкина. – Как ты там? Привет!

			‒ Привет, – просипела Лёля.

			‒ Что? Не слышу.

			‒ Привет, говорю. У меня Ромочка спит, не могу громче.

			‒ Ах ты дуся-бабуся моя! А я знаешь, что звоню?

			‒ Что?

			‒ Мне только что позвонили: Вероника умерла.

			‒ Какая Вероника? – не поняла Лёля. 

			‒ Ну твоя библиотекарша.

			‒ А ты её разве знаешь?

			‒ Ты что, Лёлька? Я всех знаю.

			‒ Да? Странно, – прошептала Лёля, не зная, что сказать дальше. Потом нашлась и добавила: ‒ Жалко. Я очень давно её из виду потеряла. 

			‒ А я общалась. Она мне по наследству досталась, даже сюда заезжала. Не любила она тебя. – Лёля молчала. – Ты что там, умерла?

			‒ Нет, я слушаю. Мы давно не разговаривали, Нина. Как ты там?

			‒ Правда, давно. Всё обыкновенно и в общем хорошо. Одним словом, жизнь.

			‒ Да, – вяло шептала Лёля, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на суп, стывший не столе. – Как у вас там погода?

			‒ А! – обрадовалась Ветчинкина. ‒ Говенная: дождь и холода. А у вас?

			‒ У нас тоже говно, – в первый раз улыбнулась Лёля. – Жара, солнце шпарит. А как вообще тебе там? Тим, дети?

			Было слышно, как Нина вздохнула. Помолчав, серьёзно сказала: 

			– Знаешь, Лёлька, здесь воробьи, суки, поют. – И, подведя таким образом итог своей английской жизни, уже прежним бодрым тоном прокричала: ‒ Я, как узнала, что Вероника умерла, страшно захотела с тобой повидаться.

			‒ Мерси, – хмыкнула Лёля.

			‒ Нечего смеяться. Я серьёзно. Давай в Париж вместе съездим.

			‒ Куда? – изумилась Лёля.

			‒ В Париж. А что такого? Мы с тобой подруги, а никогда не видимся. Можем же себе позволить?

			‒ Да нет, это невозможно. И потом, какая связь – Париж, смерть Вероники? 

			Лёля лукавила: связь была. Тонкая иголка легонько кольнула Лёлино сердце, потревожила какой-то ещё живой участок, отозвавшийся тупой, сладкой болью. 

			‒ Не могу я в Париж, – упавшим голосом сказала она. – На мне ребёнок. С кем я его оставлю?

			‒ С матерью! – рявкнула Ветчинкина. – В общем, так: я с Тимкой поговорила. Решайся, обрадуй Лёвчика, а я закажу гостиницу. Будет классно! Только ты и я. Всё. Целую.

			И, не дав Лёле опомниться и ответить, Нина повесила трубку.

			Лёля растерянно стояла с прижатым к груди телефоном. Про суп она забыла; положив трубку, взяла сигарету, закурила, уставившись в окно. Пальмы, очень много пальм, белые сахарные дома, черепичные крыши, очень синее небо, короткие тени, зной. Глядя в окно, попыталась вызвать образ Парижа, где она была когда-то с Лёвчиком, и золочёный мост Александра Третьего заслонил собой вид из окна. Тут же вспомнился Питер, а дальше уж пошло-поехало. Воспоминания треснувшим калейдоскопом принялись скакать перед Лёлиным взором, и под конец выплыл улыбающийся Костя, молодой и беззаботный. Сердце ухнуло. Всё. Лёля села. Пепел недокуренной сигареты упал на коленку, обжёг кожу. Лёля стряхнула его на пол, растёрла босой ступнёй, встала, вернулась за стол и тупо доела остывший суп.
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			‒ Покойники не стареют, – назидательно сказала Нина Ветчинкина, вылезая из такси на набережной возле Эйфелевой башни. – Мне теперь столько, сколько было маме, когда она умерла. Ужас! У неё, Лёлька, косынка была с Эйфелевой башней. Помнишь, дико модно было?

			‒ Точно, – кивнула Лёля. – Зачем мы сюда приехали? Я была здесь с Лёвчиком. Только не говори мне, что из-за косынки.

			‒ Отчасти, – покаянно кивнула Нина. – Знаю, что дико, но когда я туда поднимаюсь, как-то очень остро вспоминаю маму: она, бедная, в Париже никогда не была, только косынка эта суррогатная. Молчи, молчи, ‒ откликнулась она на движение Лёлиных губ, ‒ сама всё знаю: клише бульварного романа.

			‒ Скорее уж сериала, – вздохнула Лёля. 

			‒ Ну да. А что мне делать? – Нина лукаво глянула на неё. – Я человек своего времени, никуда не деться. Пошлость чувств и поступков: я тут, наверху, самоутверждаюсь, – она раскинула руки и театрально, но негромко, чтобы людям вокруг не было слышно, произнесла: ‒ «Пастушка, о башня Эффеля!» Пойдём, Лёлька, к очереди пристраиваться.

			Оказавшись в промежности пастушки, обе тотчас стали частью змееподобной очереди, тяжко втягивавшейся а ажурное нутро башни. В этот день, сырой, холодный, ветреный, давка была уж какая-то особенно страшная. Насилу выбрались на площадку и стояли там, глядя на скучный город, не зная, куда себя деть. 

			‒ Да, ‒ хихикнула Нина, ‒ путь наверх был труден и вполне бесцелен. Зачем я про косынку болтала?

			Лёля, подняв от ветра воротник и невольно прижимаясь к Нининому плечу, сказала:

			‒ Какая разница? Я, спасибо тебе, на несколько дней вырвалась, и вот он – глоток свободы. А уж где его получить – неважно. Можно и на Эйфелевой башне. Как ты её там назвала? Пастушка? Забавно.

			‒ Ну это не я, у меня бы мозгов не хватило. Аполлинер додумался. 

			‒ Господи, Аполлинер! Я его сто лет не читала. Что это там такое сталинское?

			‒ Музей Шайо.

			‒ По музеям не хочу. Давай спускаться. – И, повернувшись к Нине, добавила на ходу: ‒ Ты совсем другая, очень изменилась. 

			Нина попросила разъяснений. 

			‒ Выглядишь прекрасно, – искренне сказала Лёля и улыбнулась, добавив: ‒ И вообще шикарная. 

			Нинино некрасивое лицо расплылось в улыбке, и, уже по дороге к метро, она сказала:

			‒ Знаешь, Лёлька, за всю мою жизнь никто меня шикарной не называл. В голову никому бы не пришло. Слово, ты меня прости, вульгарное, однако спасибо тебе.

			Она на секунду прижалась щекой к Лёлиному плечу, и, когда она это сделала, Лёле стало неприятно. Настроение испортилось, во-первых, потому, что Нина не сказала ответного комплимента, а во-вторых, потому что глупое словечко совсем не отражало суть случившихся с Ниной перемен. Перемены же были глубинные, словно вывернули перчатку с изнанки на лицо: материал всё тот же, а вид другой. Нина выглядела очень скромно и очень респектабельно, одним словом, дама. Ни дешёвых джинсов, ни кожаной куртки не по возрасту, ни, боже упаси, кроссовок, ни пластмассовой заколки, ни пёстренького шарфика под шёлк на худой и морщинистой шее. Мысль эта вызвала в Лёле ощущение горечи. 

			Она вдохнула сырой и холодный парижский воздух и утешила себя тем, что ещё несколько дней будет принадлежать только самой себе. По магазинам походит, в ресторанах посидит. Купит что-нибудь замечательное, чтобы вспоминать Париж, на память. А ещё лучше – познакомится с каким-нибудь интересным мужчиной. В ресторане, например. Жаль, что она не одна. Да, чтобы волосы седые и костюм в полоску. Вот это было бы приключение! С Лёвчиком всё-таки как-то пресно. Да, а Ветчинкина… В конце-то-концов, какая разница, какой Нина была и какой стала? Лёле до этого дела нет. С Ниной, такой другой и слишком благополучной, она больше никогда не будет встречаться. Да, никогда.

			«Грех желать людям плохого, ‒ думала Лёля, в то же время машинально ведя разговор с Ниной, ‒ но ведь и вынести это благополучие… Нет, не так, ‒ прервала она саму себя, ‒ разве я сама не благополучна? Есть нечего? Одинока? Нет и нет. Уверенность в себе – вот, кажется, в чём дело. Нинка уверена в себе ужасно, но, чёрт её знает, как-то ненавязчиво». А ещё Лёля подумала, как не думала прежде никогда, что она вся шатается на тонких ножках, как богомол, и всё ищет опоры, и не может найти, и боится потерять то, чего нет. 

			Потом долго гуляли вдоль Сены, потом был остров Сите, кружили там и разговаривали, то доходя до запретно-откровенного, то отскакивая, словно боясь обжечься и разрушить то хрупкое и недолговечное чувство, которое соединило их в Париже, как тогда, в новогоднюю ночь. Сидели в кафе и ресторанах. Платила всё больше Нина, и официанты, Лёля это заметила, обращались к ней вовсе не потому, что Нина знала французский. «Официанта, – горько думала Лёля, – не проведёшь». 

			За чашкой кофе, глядя сквозь окно на улицу, Лёля спросила Нину, счастлива ли она, и та беззаботно ответила, что да, просто ужасно счастлива. И даже глаза зажмурила. Лёле дико было видеть совершенно счастливого человека. Она сказала, натянуто улыбаясь:

			‒ Знаешь, Ветчинкина, мне кажется, что счастливых людей в нашем возрасте нет, а совершенно счастливых и подавно. Это, прости меня, идиотизм. В молодости ещё можно быть счастливым, а теперь… ‒ Лёля махнула рукой. 

			Нина пожала плечами, покрутила ложечкой в чашке и с той простотой, которая так удивляла в ней нынешнюю Лёлю, сказала:

			‒ Я не могла быть счастлива в молодости, пока Тимку не встретила и он меня не полюбил. А до этого – ты же знаешь. С моей внешностью на меня никто не смотрел. Я сама себе сказала: за кого попало замуж не выйду, лучше всю жизнь буду одна. Решила подождать, а там исхитриться как-нибудь, ребёнка родить, а то совсем тоска на свете. А тут Тимка. Я и не упустила. Как же мне, посуди сама, не быть счастливой? Так ведь по сравнению с этим лотерейный билет выигрышный – это тьфу, глупости одни. Вот я и счастлива, потому что помню, как раньше было. Потом, знаешь, Лёлька, мне ещё вот в чём повезло, ‒ она бросила на Лёлю взгляд, в котором была то ли жалость, то ли просьба о прощении. ‒ У меня же ни кожи ни рожи. Мне стареть не страшно. Лицо некрасивое? Так оно в моём возрасте у всех некрасивое. Фигура плохая? Так она у всех плохая, кто не балерина. 

			Они расплатились и пошли к Дому инвалидов. Лёля, переварив сказанное Ниной, спросила:

			‒ Ты мужа своего любишь?

			Нина удивилась этому вопросу: 

			‒ Да я сама не знаю. Раз живу с ним двадцать лет – значит, люблю. 

			‒ Прости, я, кажется, не то спросила, – сказала Лёля. 

			‒ Ну Лёлька, ты такие вопросы задаёшь… – Нина пощёлкала пальцами, ‒ детские. Как на такое ответить? Вот он умрёт, я тебе тогда точно скажу. А до тех пор… Господи, дай бог Тимочке здоровья, – забормотала Нина, плюя через левое плечо.

			Ходили по магазинам, с удовольствием покупали подарки, думая о тех, кого оставили дома. Нина очень сдержанно и кратко говорила о детях, мальчике и девочке, погодках. 

			К концу второго дня тяжёлая тёмная зависть пришла к Лёле. Не то чтобы она раньше не знала всех Нининых обстоятельств – знала, и очень хорошо. И завидовала, как завидуют многие. Чувство же, пришедшее к ней где-то на подступах к Маре (а она ощутила этот миг), было так полновесно, глубоко и не банально, что поразило саму Лёлю. Не было в нём никакой женской мелкой будничности, но была, напротив, шекспировская мощь. Умей Нина Ветчинкина читать чужие мысли, она бы в то же мгновение, подгоняемая чувством самосохранения, бежала, скрылась от Лёли, оставила Париж, да и дома, в Англии, тотчас бы сменила адрес. Но Нина Ветчинкина не умела читать чужие мысли. Сама по природе была независтлива и опрометчиво думала, что подруга должна радоваться её счастью. Лёля, слушая Нину и не слыша её, почерневшая от чёрных мыслей, думала, что отпуск пропал и денег жалко. Билет на самолёт менять, видимо, слишком хлопотно, а может быть, и невозможно. Но и находиться рядом с Ниной не было никаких сил. Да. Очень мучительно. 

			У Нины всё было лучше: мужчина, дети, доходы, дом, страна, машина, туфли, наконец. Да, туфли – это ерунда, тьфу! Хоть сейчас пойди да купи такие же, а может, ещё лучше и дороже! Не в туфлях дело. Куда она, Лёля, эти туфли денет? Вот с этими джинсами дешёвыми? Или дома поставит на журнальный столик в роскошном обрамлении кожаного дивана? Было ясно, что вся она, как карточный домик: выдерни снизу карту, поменяй туфли – рухнет вся хлипкая конструкция. Скелет Лёлиной жизни выдержал появление Ромочки и Карины, но, видимо (и это было обидно и дико!), не вынес бы вот этих чудных, таких скромных, лодочек. Да. И убить Нину не было никакой возможности. Трудное это дело – убить человека. Главное, как избежать ответственности? 

			Сознание Лёлино как-то постепенно раздвоилось, и одна его половина оживлённо участвовала в разговоре с Ветчинкиной, а другая утешала себя тем, что придумывала разные способы Нину убить – и концы в воду. Мысли эти очень утешали Лёлю, помогая справиться с собой, не расплакаться. Лёля знала, что никогда-никогда этого не сделает, потому что такие возможности бог даёт только в кино, но примеривала к идущей рядом Нине всё, что приходило в голову. В кино всё получалось очень ловко. Сталкивали с поезда, с лестницы, выбрасывали из окна. Это сплошь и рядом. Превосходно. Вот сейчас они спустятся в метро… И как Лёля будет сталкивать Ветчинкину? Пальцем не ткнёшь и рукой не столкнёшь. Нинка не кегля, за здорово живёшь не повалится. Тут, конечно, нужен некоторый размах. Лёля мысленно хихикнула, представив себе, как она при стечении публики толкает упирающуюся Нину под поезд. Ну, тут и полиции не долго ждать, а дальше… Логическим завершением попытки убийства Лёле виделось освидетельствование у психиатра, и она даже потрогала сумку – на месте ли медицинская страховка. Хотя, если арестует полиция, то и врача они же должны оплачивать. 

			‒ Лёлька, ты что, уснула? – спросила Нина, глядя на неё в упор.

			‒ Зазевалась. Прости. Так что ты говорила?

			Нина кивнула и продолжала, а Лёля тут же перестала её слушать, не забывая, впрочем, время от времени мычать что-то в ответ. Сталкивать с лестницы казалось и вовсе пустым делом. Там хоть поезд перережет, а тут – как упадёт, так и встанет. Удивительно будет, если ногу сломает. Хотя, например, в Лувре можно ножку подставить под самой Никой Самофракийской, никто и не заметит, и будешь катиться до конца лестницы долго-предолго. Однако и это не годится, потому что лестница пологая, совсем не крутая.

			‒ Есть хочется, ‒ сказала Лёля, которой прискучило придумывать способы убийства. – Пойдём, Нинка, пожрём. Чего-нибудь китайского, задёшево. А то я тут в твоём Париже совсем разорюсь.

			В китайской обжорке просто так, скуки ради, размышляла об отравлении: не было сил смотреть на Нинку. Ну, положим, яду из дому не прихватила. Да и чем, собственно говоря, травить? Краской для волос? Что-то такое было, кажется, у Кристи. Так Нинка пить не станет. Такие вещи не перепутаешь. Фармацевту хорошо: он может отравить практически любого. Постойте, у Мопассана, кажется, травили толчёным стеклом, и очень удачно. Ну что же, она в номере будет стакан толочь в ванной? Нинка придёт и спросит: «Ты чего это тут делаешь?». А она ответит: «Вот растолку стекло, завтра тебе в кашу подсыплю». 

			Нина же Ветчинкина, хотя и была оживлена, весела, приятна до чрезвычайности, но тоже, как и Лёля, томилась, так же, как она, не показывала виду, что всё, в сущности, не то и не так. Нину снедала не зависть, а скука. В душе она мечтала, что вот, поедет с Лёлькой в Париж и та увидит, какой Нина стала. Да, есть, как говорится, что предъявить окружающим: двое детей, любящий состоятельный муж, прекрасный, хорошо поставленный дом, и не приходится, собственно говоря, бояться старости. Все мы, конечно, умрём, но Нина намеревалась совершить этот акт достойно, если, конечно, бог даст. Как человек тактичный, она, разумеется, не имела намерения колоть Лёле глаза своим благополучием. Но ведь Лёлька-то сама всё увидит, этого Нине хватит. 

			А вышло всё не так. Вышло скучно очень. И Лёля была скучная, всё талдычила про своего внука, как будто это кому-нибудь интересно. Покупала ему подарки в дешёвых магазинах, и Лёвчику этому дебильному тоже. Нина никогда Лёвчика не видела, знала только по фотографиям, говорила с ним по телефону, но и этого было довольно. Лёвчик был ужасен. Да, так вот, не только Лёля оказалась скучна до зевоты – скучным оказался и Париж, чего Нина от него никак не ожидала. Очень скоро выяснилось, что у Лёли денег мало, считай что и нет. Поели несколько раз в ресторанах за Нинин счёт, а дальше слонялись по улицам, по дешёвым магазинам, ели в азиатских забегаловках. С другой стороны, говорили много, иногда без умолку, – но ничего существенного друг другу не сказали. Выходило, что ради этого и не стоило тащиться в Париж – далеко и накладно. Нина хотела домой, и прямо сейчас. Она не могла подвести Лёлю, бросив её в Париже, но дала себе зарок: никогда больше с Лёлей не встречаться.

			‒ Да, ‒ сказала Нина, плотно запихивая кулаки в карманы пальто, ‒ нельзя дважды войти в одну реку. – Она вздохнула.

			‒ Это точно, – кивнула Лёля. – Ты это к чему?

			‒ Да так, ни к чему. Мы с тобой раньше молодые были, а теперь не очень.

			‒ Славное наблюдение, – одобрила Лёля. – Когда мне было тридцать, я всех, кто был в мамином возрасте, презирала, как будто они по собственному недосмотру состарились. А теперь я сама такая, и мне себя жалко.

			Лёля как-то по-детски пожала плечами, беспомощно и трогательно, и вдруг громко, на всю улицу, так, что обернулись прохожие, воскликнула:

			‒ Какие туфли! Нинка, смотри, – она указала на витрину. – Пошли быстро. Если есть мой размер – клянусь, куплю!

			Туфли по размеру подошли, но стоили недёшево. Лёля, хоть и поклялась, но мялась, жалела денег. Придумала, что, кажется, жмут. Стала мерить другую пару, которая не нравилась, но была дешевле. Тут совсем загрустила: на ту, что хотела, денег было жалко, а та, что не нравилась, была маловата, но как-то не окончательно. Между тем продавщицы замерли возле неё, как караул у тела Ленина. Ну форменная ловушка!

			‒ Лёлька, ‒ пришла на помощь Нина, ‒ ты лучше те, первые, ещё раз примерь. По-моему, сидят классно. Если что, я разницу доплачу.

			Сказав так, Нина почувствовала себя сволочью, потому что неделикатно вышло.

			Кровь бросилась Лёле в лицо: здравствуйте, что, Лёля – нищая, что ли? Доплачивать она будет. Скажите, пожалуйста!

			‒ Ты права, я их ещё раз примерю, – сказала она, сжав губы.

			Померила – и от обиды сразу решилась. Пошла и заплатила. И искоса глянула на Нину. А Нина, чувствуя себя виноватой, всё же была довольна. Настроение как-то переменилось, а отчего – неизвестно. 

			Лёля шла с пакетом в руках и думала, что туфли эти ей, в сущности, не нужны. Ходить ей в них некуда. Зато завтра уже домой, ну её, эту Нинку, на хрен. Дома Ромочка и Лёвчик, так что всё у неё хорошо, она счастлива. 

			Мысль о скором расставании сблизила их обеих в этот вечер. Пили белое вино в каком-то крошечном ресторанчике, говорили долго и хорошо. Потом было прощание, аэропорт. Всё! Взмыли в воздух. 

			В тесноте самолёта пришло блаженство. Словно вериги спали с Лёли! А ведь были подругами! «К чёртовой матери эту Ветчинкину, ‒ думала Лёля, ‒ что б её не видеть больше! И ведь какая деликатная: Костю ни разу не помянула, но и Лёвчика не вспомнила. Сволочь!» Но если бы Лёлю спросили, что же сволочного было в Нине Ветчинкиной, она не нашлась бы с ответом. Чтобы перебить гадкий вкус, оставшийся от Парижа (да и город-то, между нами, тоже паскудный!), Лёля купила в самолёте духи, сигареты и очень симпатичные часики. В конце концов, и она не нищая. И у неё, между прочим, тоже кое-что осталось, просто она не транжирка, тратит деньги с умом. И вообще, каждый живёт, как хочет. И Лёвчик прекрасный человек, а её этот англичанин – что он ей там, в постели, по-английски хрюкает? 

			Лёле стало легче, она расслабилась и незаметно для себя задремала. Под нею, темнее темноты, щетинились Альпы. О, как было бы страшно упасть туда, в бездну! Ледяная пустота, твёрдая боль, смерть. Но нет, не упали, а полетели дальше и долетели до моря, до сверкающей береговой полосы, до яркого города, полного крохотных небоскрёбов, никогда не спящего, живого.

			В зале прибытия стоял Лёвчик, неловко, по-мужски, держа безобразный букет. 

			«Господи! Букет в четыре утра! Какая безвкусица!» ‒ мелькнуло у Лёли в голове, но она тут же подумала, что Лёвчик не виноват и это от всей души. Обнялись, пошли к машине. Вон Нинкин, морда английская, небось не стал бы в четыре утра встречать с букетом. И Лёля решительно оттолкнула эту последнюю мысль о Нине, твёрдо взяла Лёвчика под руку и пошла рядом с ним. В машине Лёвчик сказал:

			‒ Тебя, мамуля, пока не было, этот Аксельрод твой имейлами нас завалил.

			‒ Мишка, что ли? – удивилась Лёля. Как пошли – так косяком! Сначала Ветчинкина, теперь Мишка Аксельрод! – А ему что понадобилось? – отвечая на свои мысли, спросила Лёля.

			‒ Повидаться хочет. Будет в Израиле через месяц.

			‒ Ясно, – кисло сказала Лёля. – Придётся принимать.

			‒ А что? Мяса нажарим, водки купим – красота! Чего ты недовольна? Ты ж отдохнула, мамуля!

			‒ Оставь! Я его двадцать лет не видела. Перезванивались-переписывались. Мне Нинки хватило.

			‒ Поссорились, что ли? – Лёвчик сделал круглые глаза. – Вы ж всю жизнь подруги! Ёлки!

			‒ Да не поссорились мы. Просто… ‒ она тронула его за плечо, пробежала пальцами вверх по рукаву, дотронулась до шеи.

			‒ Щекотно, мамуля, – радостно жмурясь, сказал Лёвчик. – Ты меня не сбивай, врежемся куда-нибудь. До дома потерпи. – Лёля убрала руку, а он одобрительно и победоносно глянул на неё и добавил: ‒ Вот бог мне послал – хороша ты, Лёлька! Десять лет живём, и не надоело.

			Лёвчик покрутил головой, словно удивляясь этому обстоятельству, и стал рассказывать про своё, спрашивать про Париж и Нину.

			Тёмная плоская равнина бежала за окном. Ветер доносил запах сухих трав – и попросту пахло сеном, как в России, и ещё немного душной влагой, даже не запах, а намёк: это давало знать о себе море. 

			Приехали домой и сразу легли спать. Утром Лёля встала прежним человеком, как будто и не уезжала в Европу. Карина привела Ромочку, и всё покатилось и завертелось. Едва поспевая, разрываясь между готовкой, ребёнком и магазином, Лёля больше не вспоминала Нину, не досадовала, только коробка с туфлями стояла, забытая на калошнице, и она каждый день клялась себе убрать её в шкаф. Она начала новый роман Акунина и, читая, как всегда, урывками, думала иногда о своих новых туфлях. Они как-то странно вплелись в ряд книжных ассоциаций, и, стоило ей открыть роман, тут же вспоминались парижские туфли. Лёля их полюбила, и странно ей было думать теперь, что столько из-за них было терзаний. Господи, всего лишь туфли! Очень правильно сделала, что купила. В гардеробе должны быть такие. Вот пригласят на свадьбу или на юбилей – в них и пойдёт. Здесь такие не купишь. Бабы вечно глазами шарят – а уж тут нашарят, будьте любезны! Дойдя до этих приятных размышлений, Лёля опускала глаза и снова принималась за роман. Написано было очень занимательно.
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			Ненужным обстоятельством маячил где-то на задворках мыслей Аксельрод со своими имейлами. Видеть его Лёле не хотелось, но ясно было, что придётся. Да, придётся. Прежде вспоминались и он, и тётя Дора, и Нина, и Вероника, которая (надо же!) взяла да и умерла. Но теперь, после Парижа, стало вдруг ясно, что ни к чему всё это. Ушло, проехали, не тот она, совсем не тот человек. Воспоминания о людях из прошлого почему-то ощущались занозой, маленькой, но противной, и, следовательно, все их нужно было отбросить. Жизнью её теперь были, и были бесповоротно, Ромочка и Лёвчик. С Ромочкой было как-то всё ясно. Ромочка – свет её очей! Но и Лёвчик, который когда-то был чем-то случайным, оказался неотторжимой частью её, Лёли. И она не позволит, нет, не позволит осуждать или не любить его. Ромочка и Лёвчик – вот за что теперь, уже осмысленно и потому радостно, будет она держаться. 

			Аксельроду, тем не менее, пришлось отвечать, и в том духе, что, мол, очень-очень рада. С восторгами Лёля, кажется, перебрала. Миша ответил суховато, что, поскольку он будет в командировке в Тель-Авиве, то считает необходимым повидаться – в память о маме. «В память о маме, ‒ озадаченно повторила Лёля, тупо глядя на экран компьютера. – Надо же! Что он хочет этим сказать?» Видимо, Миша то и хотел сказать, на что Лёля обиделась, и ей стало как-то совсем несносно. Захотелось отменить встречу, но подруга Света, принимавшая живое участие в обсуждении Парижа и иных обстоятельств, уговорила:

			‒ Брось, не заморачивайся. Прими его и забудь. Говоришь, мать его хорошая баба была?

			‒ Угу, – угрюмо буркнула Лёля.

			‒ Ну вот, в память о ней. Тебе что, куска курицы жалко? 

			Нет, курицы Лёля не жалела, но, согласитесь, это форменное хамство! Или нет?

			‒ Он у тебя жить собирается? – спросила проницательная Светлана.

			‒ Нет. 

			‒ Так вот, радуйся. Приедет, съест курицу и уедет к себе в Америку или откуда он там. Долго страдать не придётся.

			‒ Светка, ты тоже приходи, а то мне прямо кранты.

			‒ Ничего, ничего, вместе переживём. А он женат? – спросила одинокая подруга.

			‒ Нет. Светка, ты знаешь, ‒ вдруг охнула Лёля, ‒ я просто об этом совсем не думала! Ведь он старый холостяк. Вот ты в своей жизни много видела старых холостяков? 

			Света задумалась, сделала глоток кофе, поставила кружку на стол и сказала:

			‒ Ни одного. С ума сойти. Все мужики, которых я знала, или были женаты, или разведены. Старый холостяк – это что-то из романа.

			‒ Девятнадцатый век, – кивнула Лёля. – Очень редко попадаются. Вот Гоголь никогда не был женат, и Мопассан.

			‒ Старый блядун, – махнула рукой Света, словно хорошо была знакома с классиком. 

			‒ А Аксельрод, как в девятнадцатом веке, – ни разу не был женат. 

			‒ Значит, и на мне не женится, – притворно вздохнула Света. – Буду помогать тебе бескорыстно.

			К приезду Миши Лёля купила всё, что полагалось, и наконец пришёл день, когда к дому подъехало такси и из него вышел грузный человек небольшого роста, а с ним маленькая толстенькая девочка в очках. Девочка озадачила Лёлю. Приклеив радостную улыбку, Лёля пошла навстречу, даже как-то раскинув руки. Аксельрод не сробел и прокричал в ответ, хотя в этом не было нужды:

			‒ Лёлька, сколько лет, сколько зим! Ну наконец-то!

			«Что значит – наконец-то? Мы же встречаемся в память о маме, ты что, забыл?», ‒ подумала Лёля.

			‒ Мишка, радость моя! Ну как хорошо! Проходи, проходи. Нет, ‒ она отстранила его рукой, ‒ дай разглядеть. Ну ты молодец, прекрасно выглядишь!

			Между тем, внешность Аксельрода поразила Лёлю. Без сомнения, он выглядел хорошо, но и изменился порядочно. Теперь он был сед, румян, совершенно кругл, одним словом, похож на злого Санта-Клауса, потому что взгляд его был колюч, а нижняя губа, пухлая и красная, имела, как показалось Лёле, какой-то плотоядный изгиб. У неё мелькнула мысль, что он хорошо бы сгодился в Голливуде для фильма ужасов. 

			‒ А что же это за милая дама с тобой? – светски спросила Лёля, поворачиваясь к толстенькой девочке. 

			‒ А вот знакомься, ‒ в тон ей, бодро и фальшиво, сказал Миша, ‒ дочка моя, Дороти.

			‒ Надо же, какая славная, – пропела Лёля. – Копия тёти Доры. Проходи, деточка. Ты по-русски говоришь?

			Девочка смущённо кивнула и боком, неловко, прошла в дверь. Там уже стояли все: радостный Лёвчик, Света и Карина с Ромочкой на руках. Рукопожатия, поцелуи, возгласы. Радушный Лёвчик потащил Аксельрода в сад, где стоял жирный дух жарящегося мяса. Миша неловко топтался у мангала, а Лёвчик, лихо орудуя щипцами, облачённый в нарядный клеёнчатый фартук, говорил:

			‒ Мы тебя, Михаил, тут уж давно ждали. Лёлька с утра с ног сбилась – всё салаты наворачивала. Ну, как оно?

			‒ Что? – не понял Аксельрод.

			‒ Ну жизнь, Америка? Ты водку будешь?

			‒ Я не пью, – Аксельрод сощурился от дыма и вытер крупный пот, выступивший на его румяном и пухлом лице. 

			‒ Опаньки! – Лёвчик захохотал. – Как это – не пью? А у нас надо. По чуть-чуть, пятнадцать капель. За знакомство, Михаил, за знакомство. Лёлька, тащи водку. 

			Лёля, метнув на Лёвчика восхищённый взгляд (фартук очень был ему к лицу), рысью помчалась на кухню и моментально вернулась с запотевшей бутылкой «Абсолюта» и узенькими стопочками. Разлили. Радостно чокнулись. Выпили тут же, стоя у мангала, закусили, и Лёвчик, бывший в своей стихии, сказал:

			‒ Мясо градуса требует, это уж к бабке Марье не ходи. Мы сейчас для аппетита, а потом ещё понемножку.

			‒ Вы извините меня, ‒ довольно сухо и не в тон сказал Аксельрод, ‒ но я действительно не пью, разве только бокал вина, но и это нежелательно. 

			Лёвчик огорчённо глянул на него, собрался было что-то возразить, но раздумал, а вместо того перевернул увесистый стейк, отчего мясо зашипело.

			‒ Я, Мишка, тут, в саду, накрыла, на чистом воздухе. Так ведь лучше, правда? – спросила Лёля.

			‒ Как хочешь, Лёля, всё прекрасно. Самое главное – сесть, поговорить, ведь столько лет не виделись. Ты Дорочке включи телевизор. Если можно, какой-нибудь детский канал по-английски.

			‒ Да-да, конечно. Пойдём в комнату, детка, – Лёля засуетилась, потащила маленькую Дорочку, которая неохотно отпустила отцовскую руку. – А сколько же тебе лет? – слышался голос Лёли уже из дома. Девочка что-то тихо ответила.

			Лёвчик, Миша, Светлана и Карина с Ромочкой – все столпились возле мяса. Все чувствовали одно: пока стоишь тут – не пропадёшь, разговор не так, так этак куда-нибудь выберется. Света, чувствуя себя свободней других, сказала:

			‒ Лёвка, а что, у тебя разве вина нет? Это прекрасная идея – выпить вина. А вы, простите, Михаил, надолго в Израиль?

			‒ Да нет, на месяц.

			‒ А чем вы тут занимаетесь?

			‒ Ну я, собственно, по специальности, по моей научной работе. Я Дорочку с собой взял, потому что мы с ней вдвоём, не могу я ребёнка на чужого человека оставить, да и каникулы к тому же. Вот, собственно, и всё.

			‒ А что же, извините за нескромность, мама у девочки есть?

			Аксельрод открыл было рот, чтобы ответить, и Света с Кариной жадно на него уставились, потому что это было действительно интересно, но тут совсем некстати заорала из дома Лёля:

			‒ У меня всё, давайте садиться! Лёвчик, ты как?

			Лёвчик, оправившийся от чопорного обращения Аксельрода, прогремел:

			‒ Полный парад, мамуля! Ну двинули, двинули. Каринка, водку не забудь. Вот ведь климат, зараза: бутылка уже тёплая. Мамуля! Что ж ты её обратно в морозилку не убрала? Тащи другую, а эту забери.

			‒ Что же мы, Лёвчик, сразу вторую бутылку «Абсолюта» откроем? – воспротивилась Лёля. – Разольёте – я эту в морозилку уберу, а потом принесу обратно.

			‒ Вишь, как мной командует? – подмигнул Лёвчик Мише. – Ну пошли, если хозяйка зовёт. 

			За столом, заставленным салатами, сначала долго жевали, нахваливая Лёлину готовку и искусно пожаренное мясо, а потом разговаривали, но всё как-то вразброд. Пили и водку, и сухое красное, и добрый Лёвчик всё хотел слепить беседу. Он задавал Аксельроду разные вопросы про Америку, но тут оказалось – и Лёвчика это поразило, что ни на один вопрос Миша ответить не мог, потому что ничем этим не интересовался. Михаил Борисович Аксельрод не интересовался американской политикой, американским образованием, здравоохранением, системой пенсионного обеспечения, ценами на недвижимость и автомобили, не интересовался он также национальными отношениями, кулинарией, модами, искусством, спортом и природой. Разговор иссякал сам собой, выходило неловко. Лёля поспешила вмешаться: 

			– Ну, Мишка, ты теперь у нас, наверное, профессор? Помнишь, как мы твою кандидатскую праздновали? А вот докторскую твою пропустила: ужас как жизнь развела. Но я помню, ты мне о ней писал – давно, правда. 

			– Да, время прошло, – вяло ответил Аксельрод. – Вот недавно монографию закончил. Представляешь, – оживился он, – в подвале дописывал: отсиживался у друзей во время торнадо. Очень небезопасное явление. Впрочем, у них там всё так хорошо оборудовано…

			И он потянулся за куриной ножкой. 

			– А-а-а, здорово… – протянула Лёля, лихорадочно думая, о чём бы ещё спросить.

			Выручила Карина, которая радостно сообщила, что торнадо и ураган в «Волшебнике Изумрудного города» – это одно и то же явление. 

			– Когда я маленькая была, больше всего любила эту книжку. Ромка подрастёт, обязательно читать ему буду. Да эту книжку все дети обожают. 

			– Возможно. Не читал, – ответил Аксельрод. 

			Тут снова вступила Лёля, у которой с утра болела голова – таблетка не помогла, и всё было совершенно ужасно: 

			‒ Что же ты, Мишка, делаешь круглые глаза? Мы с тобой «Волшебника Изумрудного города» зачитали до дыр. Дедушка твой его нам сколько раз читал. Мы ещё играли во что-то про льва. Я точно помню, было увлекательно. 

			‒ Не помню, Лёля, что ж делать. Про льва что-то смутно, а сказку – не помню. Да, давно это было. У тебя косички были тоненькие, а характер очень твёрдый. Помнишь, ты всё хотела стать директором магазина, ну где мы молоко покупали?

			‒ Я – директором? – Лёля рассмеялась, и боль пронзила висок. – Не было этого никогда. Там ещё в стеклянных вазочках на ножках россыпью лежали конфеты. И бумажные салфетки на стеклянной витрине – такие, с вырезанными узорами. 

			‒ Не помню никаких салфеток, а конфеты помню отчётливо. Да. Бабушка давала пятнадцать копеек на мороженое: крем-брюле и сливочное.

			‒ Холодное молоко в бидоне, – вздохнула Лёля. – Ноги босые пыльные, запах нагретой сосны…

			‒ А у нас на лимане, когда я был пацаном... – влез приятно захмелевший Лёвчик.

			‒ Вы откуда? – любезно спросил Аксельрод.

			‒ Да я с Николаева. Не бывали?

			‒ Извините, – пожал плечами Миша.

			‒ На лиманах жара, благодать! Но совсем другая, не здешняя. Водичка мелкая, тёплая. Рыба – во! – Лёвчик блаженно зажмурился и показал размер здоровенных рыб. – Мы с отцом и братом старшим ловили, а мать уху варила. Эх! Были, старик, времена! Ну давай ещё по пятнадцать капель за нас за всех. 

			Миша покачал головой, твёрдо прикрыв бокал ладонью. Дорочка, усердно обгладывая куриное крылышко, покосилась на отца. 

			‒ Не хочешь? – слегка огорчился Лёвчик.

			‒ Не могу, – пожал плечами Аксельрод. 

			‒ Тогда, девчонки, давайте вам налью беленькую, – Лёвчик разлил и сам ловко опрокинул стопочку. По лицу его было видно, что хорошо пошла.

			‒ А что же мама? – осторожно спросила Лёля и поморщилась: голова не утихала, не помогала и водка.

			Миша вздохнул, в его глазах мелькнуло что-то детское:

			‒ Рак. Обнаружили поздно, и уже сделать ничего было нельзя, – он помолчал. – Без неё всё прахом пошло. Вот только Дорочка.

			Все деликатно замолчали, и только Ромочка сосредоточенно лупил костью по столу.

			‒ Ромка, перестань! – раздражённо сказала Карина.

			‒ Дай мне его, – Лёля протянула руки, взяла Ромочку. ‒ Иди, солнышко, ко мне, дадим маме покушать. Хочешь ещё крылышко? Да, тётю Дору жалко, прекрасный был человек, –Лёля выбирала для мальчика кусочек. – Но у тебя Дорочка есть, и как похожа на бабушку – поразительно!

			‒ Да, сходство большое, – с гордостью сказал Аксельрод. – Все посмотрели на симпатичную толстушку, и девочка совсем смешалась.

			‒ Отстаньте от ребёнка! Вот пристали – поесть ей не даёте, – вмешалась Света и добавила: ‒ Мой сын тоже на бабушку ужас как похож, но, правда, не на маму мою, а на свекровь.

			‒ Да, не повезло тебе, Светка!

			‒ А ты, Оль, не смейся. 

			‒ Ни боже упаси! Уж я-то знаю, что такое свекровь. Нет страшнее зверя.

			‒ А я своей довольна, – не льстиво, а как-то кстати сказала Карина. 

			‒ Ещё бы ты не была! – фыркнула Света. – Вы, Миша, не представляете себе, какой она оказалась бабушкой. Ей памятник поставить надо.

			Лёля благодарно улыбнулась, а Аксельрод сказал:

			‒ Да я, собственно, удивлён, видя тебя в таком качестве. Впрочем, ведь это приносит тебе много радости? Хотя, конечно, ребёнок – это ещё большой труд.

			‒ Неужели сами девочку поднимаете? – сделала круглые глаза Светлана.

			‒ Сам, всё сам, с самого рожденья, – гордо сказал Аксельрод.

			‒ Ну ты даёшь, мужик! – восхитился Лёвчик. – За родителей, по пятнадцать капель. За их тяжёлый труд и подвиг. Михаил, красненького?

			‒ Самую малость, ‒ вздохнув, согласился Миша.

			Выпили и ещё съели мяса, в котором, слава богу, недостатка не было. Потом есть стало уж совершенно невозможно, но и говорить по-прежнему было не о чем. Лёвчик диву давался: с какого конца ни подступал к Михаилу, всюду попадал словно в вату. Звонкий его почин гас, тонул в вежливом равнодушии. Впрочем, кушал гость хорошо, мясо и закуски нахваливал. Лёля, терзаемая головной болью, с некоторой долей отвращения смотрела на жующего Аксельрода. 

			Кончили есть. Женщины собрали и унесли посуду. За опустевшим, ещё не прибранным столом повисло тягостное молчание. Лёвчик иссяк. Аксельрод, не поднимая глаз, катал хлебный шарик. Лёвчик взглянул на него неодобрительно, хотел что-то сказать, но раздумал. Зевнул, потянулся, блаженно закинул руки за голову, снова посмотрел на Аксельрода и зычно крикнул в дом:

			‒ Девки! Светка, мамочка! Бросай посуду, пошли посидим.

			Пришла одна Светлана, и Лёвчик тут же налил себе и ей. Закурили. Речь у них теперь пошла о делах интересных: на каких условиях выгоднее брать ссуды в банке. Светлана была женщина деловая и потому имела своё мнение на этот счёт. 

			‒ Ты, Лёвчик, слушай меня. Я считать умею, у меня с арифметикой порядок.

			Миша бросил на них короткий взгляд и, стараясь не привлекать к себе внимания, выбрался из-за стола: он опасался, что Лёвчик его поймает и опять усадит на место. Обошлось. Войдя в дом, он первым делом наведался к Дорочке, с которой всё было в порядке: она сидела перед телевизором, – а затем отправился на поиски туалета и нашёл его в недрах дома, недалеко от кухни. Закрыв за собой дверь, сразу же испытал облегчение: сняв улыбку и предупредительное выражение лица, пустыми глазами уставился на струю, а потом, застегнув брюки и моя руки, стал смотреть на себя в зеркало. «Отсюда надо выбираться, ‒ подумал он, ‒ но до чая уйти невозможно. Вдруг Лёля приедет в Америку? Что тогда? Не нужно было сюда приезжать. Да плевать. Свожу её в ресторан». Выйдя из туалета, прошёл на кухню. Лёля резала покупной торт. Нож увязал в жирном креме, финтифлюшки покосились, и вишенка упала на стол. 

			‒ Раз упала, значит, Мишка, она твоя, – сказала Лёля и улыбнулась одними губами: голова болела нестерпимо.

			Чтобы сделать ей приятное, Миша взял со стола слишком красную и сладкую вишенку и съел её. 

			‒ Я прямо как ребёнок, – застенчиво сказал он.

			Лёля кивнула. 

			‒ Ты всегда любил сладенькое. 

			‒ И теперь люблю, – почесав бровь, сказал Миша. – Впрочем, больше не ем.

			‒ Господи, а как же торт? – расстроилась Лёля.

			‒ Лёлька, ты прости: нам пора. Двенадцатый час, мы засиделись. Дорочке спать нужно, а нам ещё вон сколько ехать до Тель-Авива. В другой раз.

			 «Другого раза не будет», ‒ хотела сказать Лёля, но вместо этого заметила:

			‒ А ведь мы даже не поговорили. Как же так? Миша, мы двадцать лет не виделись.

			‒ Как же не поговорили? – сахарно улыбнулся Аксельрод. – Весь вечер проболтали. Я очень рад, что у тебя всё так хорошо сложилось. Сразу видно, что ты счастлива.

			‒ Да? – с сомнением в голосе спросила Лёля. – А что у тебя? Я ничего не знаю.

			‒ А что у меня? Тоже вот всё на виду. Дорочка, работа – и в обратном порядке: работа, Дорочка.

			‒ Ты был женат? – не утерпела Лёля и придвинулась к Аксельроду, держа в руке большой острый нож с густо налипшим на него тортом, словно хотела проткнуть Михаила Борисовича. 

			‒ Нет, – смущённо ответил тот, покосился на нож и подвинулся к дверному проёму.

			Лёля, заметив его движение, смутилась, сняла пальцем с ножа сладкую массу и машинально отправила её в рот, а нож опустила в раковину. Она в упор посмотрела на Мишу. Тот смешался, промямлил:

			‒ Так получилось.

			Лёля подумала, что вот сейчас он зальётся краской, но он только отвёл глаза и ещё отступил ‒ дорога была свободна.

			‒ Так где же её мама? – по-своему поняв его ответ, спросила Лёля, стыдясь своего хамства: попробовал бы кто-нибудь задать ей самой такой вопрос! Выходило, что Аксельроду – можно. «Сам виноват», ‒ подумала она. 

			Миша вдруг перестал отступать, а напротив, вернулся в кухню, придвинулся к Лёле вплотную и, не сводя с неё глаз, тихо, но внятно сказал:

			‒ Я клонировал маму.

			‒ Что? – опешила Лёля.

			Она открыла рот, вытаращила глаза и так стояла перед Аксельродом.

			В эту минуту он подумал, что она очень постарела. Весь вечер он размышлял, кого же напоминает ему теперь подруга детства, и вдруг вспомнил. Когда-то во Флоренции близкий его друг затащил его, упирающегося, в какой-то не главный музей, и там стояла деревянная старая Магдалина, вся иссохшая и покрытая безобразными бороздами лет. Сейчас, стоя напротив Лёли, которая и всего-то была на год его старше, наконец-то вспомнил: конечно, точная копия. Да, отличная была скульптура. Чёрт его знает, кто её вырезал, но этот кто-то знал толк в женщинах.

			Пока Михаил Борисович размышлял, Лёля всё так и стояла с открытым ртом. Глаза её бегали, словно искали, за что зацепиться.

			‒ Да, клонировал маму, – повторил Аксельрод, чтобы Лёля вполне уверилась в его словах.

			Он сказал то, что сказал, ошибка тут не закралась. Лёля опомнилась.

			‒ Врёшь.

			‒ Конечно, вру, – скучно согласился Миша. 

			‒ Зачем ты это сказал? Дуру из меня сделал.

			‒ Ты не знаешь, что такое мама и чем она для меня была, – Миша внимательно разглядывал дверной косяк. Потом воздел глаза, словно над ним были небеса, а не потолок, и сказал: ‒ Чтобы всё было, как было. Я целую Дорочку за ушком и чувствую запах мамы.

			‒ Ты меня морочишь, – полуутвердительно сказала Лёля и посмотрела на Мишу пристально. Ей нужно было, чтобы он признался, что шутит.

			‒ А если я говорю правду, что тогда? – спросил он. – Разве это что-то для тебя изменит? Разве ты перестанешь жить со своим мужем, нянчить внука, дружить с этой Светланой, ходить на рынок и ездить за границу?

			‒ Нет, но…

			‒ Так о чём же ты беспокоишься? Ладно, Лёлька, нам правда пора.

			Он тихо вышел, сходил за ребёнком и, вернувшись уже с девочкой, сказал Лёле:

			‒ Ты извинись за меня перед Лёвой и остальными. Не хочется их беседу прерывать, уйду по-английски.

			Он чмокнул Лёлю в щёку, она кивнула и пошла провожать их до двери. Там уже стояло ночное такси. И когда только успел вызвать? Лёля попрощалась и пошла в дом. 

			Набралось много посуды. Механически загружая посудомоечную машину, думала о Мише. Мысли её, в сущности, сводились к одному: Аксельрод – скотина. Приехал, пожрал, обгадил и уехал. А они с Лёвчиком старались, два дурака. Убрав посуду, вспомнила про чай. Разрезанный и забытый торт оплывал кремом в духоте этой ночи. Сунула его обратно в холодильник – Лёвчик не станет есть раскисший торт. Заварила механически чай, поставила чашки на поднос и пошла в сад, где Лёвчик со Светланой, порядком нагрузившись, бурно что-то обсуждали. 

			‒ О, чаёк мамуля принесла! – радостно закричал тёпленький Лёвчик. – Мамочка, бедная! Я ж тебе не помогал, рыба ты моя дорогая.

			‒ Глупости, – бросила Лёля, ставя чашки на стол.

			Карины не было видно. Она было хотела спросить про невестку, но раздумала: захочет – придёт, не в гостях.

			‒ А где же Михаил? – спросил Лёвчик.

			‒ Уехал, – коротко ответила Лёля. – Просил вам привет передать, не хотел беспокоить. Уже поздно, а ему ребёнка надо укладывать, – пояснила она.

			‒ Мамуля, ты что, спупырилась? – возопил Лёвчик, выкатывая уже порядком красные глаза. – Как это – уехал? Не попрощавшись? Мы что тут?.. – Лёвчик с угрозой возвысил голос.

			‒ А, брось. 

			Лёля устало села за стол, закурила, но вкус сигареты был ужасен, и первая же затяжка острой болью отозвалась в висках. Она сигарету почему-то не бросила, а, продолжая курить, налила себе в стопку Лёвчика водки. Выпила и сказала:

			‒ Давайте чай пить. Светка, тащи торт из холодильника. Нет сил у меня: весь вечер голова болит.

			Светлана, чувствуя за собой вину, подхватилась, помчалась за тортом, а вернувшись, предложила Лёле таблетку. Таблетку Лёля приняла, но не помогло: голова болела по-прежнему. И водку она выпила, и тоже лучше не стало.

			Светлана сказала:

			‒ Странный он, этот твой друг детства: какой-то недоделанный. 

			‒ Учёный, – сердито отозвался Лёвчик. – Чего он учил-то, что ничего не выучил?

			‒ Лёва, перестань, – болезненно морщась, попросила Лёля. – Тебе варенье положить?

			‒ Нет, ну ты скажи, ‒ кипятился Лёвчик, обращаясь к Светлане, ‒ она готовила, старалась, а на ней, между прочим, ребёнок. Из сил выбилась, чтобы не ударить в грязь лицом. – Светлана согласно кивала. ‒ Пришёл, всё сожрал и отвалил, не попрощавшись. Ну люди! Ну москвичи, едрить твою мать!

			‒ Лёва, ну не надо, – жалобно сказала Лёля. 

			‒ Обосрали тебя, мамуля. Дай поцелую.

			Лёвчик встал, широко раскинув руки, обнял обеих женщин, шепнул:

			‒ Эх, люблю я вас, девки!
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			После чая Светлана ушла, и Лёля, совершенно истерзанная головной болью, теперь уже без всякого перерыва пульсировавшей в висках, приняла горячий душ и легла в постель. Сон, однако, не шёл. Снова явился пухлый и недоброжелательный Аксельрод со своей пухленькой некрасивой дочкой. Лёля стала соображать, насколько девочка похожа на тётю Дору. Выходило, что копия. Ей стало жарко. Но ведь клонов людей не бывает, не так ли? Наука до этого ещё не дошла. Или дошла и она видела первого, но выведенного, так сказать тайно, подпольно? Как только в голове у неё возникло слово «подпольно», весь рассказ Аксельрода рассыпался. Она представила себе Дорочку-гомункулуса в стеклянной банке из-под огурцов – точно такой, какая стояла у неё на кухне. Кстати, рассол давно пора вылить, а банку на хрен выкинуть – который день стоит на жаре. Да-да-да. Какая же она дура! Чуть не поверила. Скотина Аксельрод, какая вредная скотина! Нет, это просто курам на смех. Клон! Как бы не так. Спрашивается, зачем он вздумал морочить ей голову? Что за шутки такие? Ответ, ясный и обидный, тут же и явился: издевался. Зачем же ещё? Она откинула простыню, вскочила с кровати, потому что лежать стало совершенно невозможно: внутри у неё все кипело. Она побежала в ванную, зажгла свет, придвинула лицо к самому зеркалу. В безжалостном зазеркалье увидела себя ночную – непричёсанную, с красными от усталости глазами. Пристально вгляделась. В сущности, если выспаться, вполне ничего. Конечно, не девочка, но и он, извините, старый козёл. Так в чём же дело? Что он такое в ней увидел, что наплёл весь этот бред? Выставил идиоткой. Мишка симпатичным никогда не был, но чтобы такое… Насмеялся, и неизвестно за что. Она отвела взгляд от зеркала, ссутулилась, почувствовала себя страшно несчастной. Что теперь? Идти спать? Ясно, что уснуть не удастся.

			На смену возбуждению пришла глухая обида. Вспомнилось всё плохое, что случилось в жизни, и всё хорошее тоже представилось негодным, зряшным. Жизнь показалась чередой упущенных возможностей. И теперь уж ничего не поправишь, поздно. Лёвчик? Она к нему привыкла, и у него полно достоинств. Со стороны не каждый оценит. Ромочка… Чудный, любимый мальчик. Довольно ли этого? Тут вспомнилась шуба, которую она и надела-то пару раз. Всё берегла. И куда в ней, спрашивается, ходить в здешнем климате? Удивительно, что моль не сожрала. 

			Мысли эти были столь ужасны, что Лёля не могла оставаться в доме. Она накинула халат и пошла курить на улицу, под звёздное небо. Душная, безветренная ночь, полная таинственных звуков, не успокоила. Противно кричала какая-то ночная птица, белел на заборе фартук, в котором Лёвчик жарил сегодня мясо. Вечно он так: где снимет, там и бросит. Не фартук, так носки. Тоска, тоска. Отчего это? Ведь недавно она, кажется, была счастлива. Это всё Аксельрод со своим презрением. И Ветчинкина тоже. Без них всё было правильно, безмятежно. Глупо было ездить в Париж: с этого всё началось. Или вернулось как-то подспудно. Когда же это случилось? Точно, всё это Ветчинкина со своим звонком. Вероника умерла – надо же, беда какая! Да наплевать на Веронику. Забылась она давным-давно. А Нинка напомнила. Тут же и Костя вернулся, как не уходил. А это самое скверное. Она с опаской глянула в темноту. Там, за кустами, шуршало, словно ходил кто-то. Это, конечно, был ёжик или полевая мышь. Шуршит старой травой и листьями. Однако она поёжилась, холодок прошёл по спине, как будто там Костин призрак выходит из темноты. Лёля отвела глаза и погасила сигарету. Нет никаких призраков, как нет и клонов. Но почему Мишкина девчонка так на тётю Дору похожа? И про маму её так ничего и не выяснили. Впрочем, это не её дело. Наверняка есть какое-то, самое простое, объяснение, и в кустах не Костин дух бродит, а кошка. Шашлыком пришла поживиться, да поздно спохватилась. Нет никакого Кости. За двадцать лет истлел, наверное. Вот повезло ему: вечно молодой, наивный. Не пришлось пройти через то, что выпало на её долю, и, между прочим, из-за него. Если бы он тогда отказался, не пошёл на встречу, был бы теперь жив. Может, облысел бы давно и пивной живот нажил. Нет же, он умер и смертью своей отравил ей полжизни. Если бы не он, с его покорностью и глупой любовью, не пришлось бы ей так мучиться, бежать куда глаза глядят. Вот, пожалуйста, прибежала: Лёвчик, Ромочка. И ничего впереди. Да, если бы не Костя, жизнь могла бы сложиться по-другому. Впрочем, грех жаловаться. Вон Светка о таком мужике только мечтать может. Да зелен виноград. Мысль об одинокой подруге сильно утешила Лёлю. Она принялась размышлять обо всём том хорошем, что есть у неё и чего нет у других, и список получился приличный. Выходило, что всё у неё отлично и дело за малым: выкинуть из головы Ветчинкину и Аксельрода, жить дальше, как она раньше жила. У них своё, а у неё – свое. И то, что есть у неё, во сто крат, может быть, лучше.

			Настроение поправилось, но не вполне. Всё вроде бы было, как прежде, но в то же время и по-другому. По-прежнему глухой тоской ныло сердце. Ничего, через пару дней забудется. И не такое забывалось. Да ещё ночь: конечно, под открытым небом неуютно и почти страшно. Зря она в сад потащилась, лучше бы курила на кухне, пялясь на микроволновку. Вон, в кустах всё шуршит, никак не угомонится. И голова болит ужасно, и сидит вредная мысль, что время упущено, а может, и не время, а что-то другое. Знать бы, что! Впрочем, всё это глупости. Ничего, в сущности, не случилось. Сказал Аксельрод ерунду от дурного нрава, ну и фиг с ним. А надо теперь вот что: выспаться хорошенько, и утром смешно будет вспомнить, как терзалась ночью, курила себе во вред, без меры. Всё очень даже просто: завтра проснётся, на ходу будет глотать кофе под утреннее ворчание Лёвчика, потом пойдёт гулять с Ромочкой. А ещё нужно в магазин и на рынок – сожрали всё подчистую. В доме грязь, нанесли сегодня из сада. Нужно, кстати, проверить: наверняка дети испачкали диван шоколадом. Ну это пусть Карина оттирает. Всё, спать. Завтра день тяжёлый – только успевай поворачиваться. 

			Совладав с ненужными мыслями, Лёля повернулась спиной к звёздной ночи, вошла в дом и легла рядом с Лёвчиком, который громко храпел, переваривая шашлык и усваивая спиртное. Засыпая, она, как ребёнок, свернулась калачиком и причмокнула губами. 

			Ночью же случилась неожиданность, отменившая Лёлины планы. Видно, не зря мучила её весь день головная боль. В голове у неё оторвался тромб, и она умерла, не совершив ничего из задуманного на завтра. Честный и добрый Лёвчик получил, таким образом, неприятный сюрприз в виде трупа в постели. Открыв утром глаза, он увидел мамочку, выглядевшую не вполне обычно. Приглядевшись и пощупав, пулей вылетел из кровати прямиком в туалет, где его и вырвало. Отплевавшись и умывшись, пошёл вызывать скорую и делать дальше всё то, что требовал труп.

			Похоронили Лёлю быстро. Смертью своей в таком молодом возрасте она многих поразила. Обсуждали это в том смысле, что могла бы жить да жить, поскольку была такой здоровой и энергичной.

			Светлана, во всём помогавшая Лёвчику и Карине, подвела черту под этими разговорами, сказав, что все мы под богом ходим, никто своего часа не знает. Старики вот живут, а молодые – пожалуйста, умирают без всяких видимых причин. Она, горя глазом, нашла Лёлину записную книжку, завладела мобильником и планомерно обзвонила всех абонентов. С некоторыми удалось поговорить долго. Очень откликнулся Аксельрод, ещё не уехавший из Израиля. Он долго кудахтал и причитал, впрочем, желания приехать на похороны не выразил. Бурно отреагировала Ветчинкина. Она так орала в трубку, что Светлане пришлось разговаривать, далеко отведя аппарат в сторону. Нина сказала, что не может поверить: ведь только что виделись и Лёля была ну совершенно здорова. Стала расспрашивать про смерть во сне, про диагноз, про похороны и под конец бестактно поинтересовалась, кому достались Лёлины драгоценности. В этой части разговора Светлана стала мяться, путаться и сказала, что это нужно близких спросить, а она только подруга. 

			Близких? Но кто же эти близкие? Кто должен оплакать покойную? Кому достанется наследство в виде не обременённого долгами дома? Кто, наконец, поставит памятник над усопшей? Памятник оплатил Лёвчик, выразившийся в том смысле, что это всё, что он может сделать для мамочки. И заплакал беззвучно и горько. А наследников оказалось двое: Галина Ивановна, доживавшая век в Москве, в той самой квартире, которую так хотела Лёля и которую не суждено ей было получить, и Иван, Лёлин сын, живший в Питере. К Ваниному приезду золотые десятки, камешки и прочая ювелирная дребедень куда-то запропастилась. Исчезла также двадцать лет провисевшая в шкафу шуба. Впрочем, исчезли и люди, окружавшие Лёлю при жизни. Укатил на своём грузовичке Лёвчик, Карина с Ромочкой перебралась в весёлый Тель-Авив. Ваня продал дом и вернулся в Питер. И бедную Лёлю все забыли, словно и не жила она на свете. Да и стоило ли её помнить?
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